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Аннотация
ПЕРВЫЙ ТОМ ЗДЕСЬ - https://author.today/work/590593
Аннотация с первого тома:
Заснув в прошлой жизни со старыми часами в руках, я очнулся в новом мире. Здесь магия — это обыденность, а на месте моего родного Питера стоит город Грозов.
Сюда меня призвала Волшебная Лавка. Живая и уникальная, она сделала меня своим хозяином, потому что у неё не было иного выбора.
Если честно, я не в обиде. В прошлой жизни у меня всё равно не осталось ничего. А в этой с самого начала вырисовывается столько интересных возможностей, что голова идёт кругом.
Но что-то я заболтался. Пора открывать двери. Добро пожаловать, друзья мои.
В Лавку Чудес.
И начать стоит с колдуньи, которая прямо сейчас пытается подчинить Лавку с помощью ритуала...
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Глава 1

Внутри ратуша оказалась одним высоким залом, и он был полон. Люди в балахонах стояли вдоль стен широким полукругом, десятка четыре, если не больше, и от их неподвижности казалось, что стоят они тут уже не первый день.
Горели сотни свечей, на кованых стойках и прямо на каменном полу, и пламя их вздрагивало разом при каждом воздухе, отчего по стенам ходили зеленоватые тени. Пахло воском и холодным камнем. И еще водой, что было странно для сухого зала: запах шел сырой, из глубины.
Лиц не было видно. Ни одного. Только одинаковые маски, и лишь у троих, стоявших отдельно, у дальнего конца зала, маски были иными: сложной работы, с чеканкой, и во лбу каждой сидел пятигранный изумруд.
По осанке я узнал их без труда. Старейшины.
Ко мне подошли те двое, что открывали дверь. Один нес на вытянутых руках сложенный балахон, второй маску, и маска эта тоже была не гладкой, как у прочих. Тонкая чеканка ветвями расходилась от прорезей глаз, и зеленый лак поверх серебра отливал глубиной.
Я снял пальто, отдал его в чьи-то руки и облачился. Балахон лег поверх сюртука тяжело, добротное сукно предназначалось не для маскарада. Маска села плотно, и мир сузился до двух прорезей.
Меня подвели к черте, выложенной на полу медной полосой, шагах в десяти от дверей. По ту сторону черты ждал церемониймейстер — тот, кто вёл ритуал. Балахон на нём был как у всех, но в руке он держал высокий посох с необработанным зеленым камнем в навершии. Голос из-под его маски шел глухо и оттого казался каким-то нечеловеческим.
— Кто стоит у порога? — спросил он.
Из-за моего плеча подсказали шепотом, и я повторил, ровно и внятно:
— Тот, в ком кровь изумруда.
— Чего ты ищешь во тьме? — продолжил церемониймейстер.
— Того, что было моим до меня.
Зал молчал так, что слышно было, как потрескивают фитили.
— Войди, — сказал церемониймейстер, — и стань тенью среди теней.
Я перешагнул медную полосу. Полукруг людей качнулся и сомкнулся за моей спиной без единого шороха, одним общим движением, и вот это было сделано красиво. Они явно репетировали.
— Оставь мирское за порогом, — продолжал он, ведя меня вдоль строя, и свечи словно кланялись нам по пути. — Под этим покровом нет имен. Нет лавок. Нет званий. Есть только кровь и камень.
«Нет лавок» он произнес с той же глухой торжественностью, что и остальное, но я готов был поклясться, что слово это в старинный чин вписали на этой неделе, специально к моему случаю. Кто-то из троих не отказал себе в удовольствии.
Меня остановили посреди зала. Теперь я видел то, что скрывал прежде строй: в каменном полу, в самой середине, была устроена купель, круглая, шагов пять в поперечнике, со стертыми ступенями, уходящими в воду.
Вода стояла неподвижно и была зеленой. Не зацветшей, разумеется, и зеленой не отраженным от свечей и балахонов, а своей собственной, мутной, глухой зеленью, в которую взгляд уходил на ладонь и вяз. От воды тянуло тем самым ключевым холодом, который я почуял от дверей.
Рядом с купелью, у самого края, стоял камень. Просто камень, глыба в пояс высотой, серая и грубая, ничем не тесаная, кроме одного: в верхней ее плоскости была выбрана выемка, и выемка эта формой повторяла все тот же пятигранник. Я посмотрел на него, и перстень у меня на пальце вдруг показался тяжелее.
— Клянешься ли ты, что виденное здесь умрет с тобой? — спросил церемониймейстер.
— Клянусь, — ровно ответил я.
— Клянешься не вынести за эти стены ни слова, ни знака, ни звука?
— Клянусь.
Церемониймейстер повернулся лицом к северной стене и поднял посох.
— Обращаюсь к северу, где спит первый камень.
— Слышим, — выдохнул зал, весь разом, глухим слитным звуком, от которого дрогнули огни.
— Обращаюсь к югу, где догорает последний.
— Слышим.
— Обращаюсь к востоку, откуда пришла кровь.
— Зеленое к зеленому.
— Обращаюсь к западу, куда она уйдет.
— Зеленое к зеленому.
Посох трижды ударил в камень пола, и эхо от ударов пошло гулять под сводами, теряясь где-то в темноте над свечами.
— Повторяй за мной. Я был один, — велел церемониймейстер.
— Я был один, — начал я.
— Стану гранью.
— Стану гранью, — повторял я.
— Кровь к крови, грань к грани.
— Кровь к крови, грань к грани…
— Камень помнит, — глухо отозвался зал, и на этот раз я расслышал в общем выдохе отдельные голоса: старческие и молодые, мужские и женские.
Ко мне подошли трое в масках с изумрудами. Вблизи чеканка на масках оказалась старой, частично стертой: их надевали не первое поколение. Сухонький, я узнал его по рукам, протянул ко мне ладонь, раскрытую вверх, и голос Ивана Архиповича из-под маски прозвучал почти буднично:
— Перстень.
Я снял пятигранник с пальца и положил в протянутую ладонь. Рука моя сделала это спокойно, а вот внутри у меня что-то воспротивилось всерьез. Показалось, что я отдаю частичку себя, хотя раньше я к этому кольцу никогда так не относился, часы мне были куда роднее.
Мир вокруг чуть потускнел, привычная острота восприятия маны ушла с пальца вместе с ним.
— Сойди в воду, — сказал ведущий. — И будь в ней, пока камень не вспомнит тебя.
Сапоги с меня сняли у ступеней, но остальную одежду оставили, и это должно было быть куда хуже, чем если бы я разделся. Первая же ступень обожгла ступню таким холодом, что дыхание сперло. Вторая ступень, третья.
Вода поднялась до колен, до пояса, тяжелая ткань и костюм под ней набрякли и потянули вниз. На пятой ступени дно кончилось ровной плитой, и я встал на нее по грудь в зеленой воде, лицом к камню.
Сперва это был просто холод, который можно терпеть, стиснув зубы. Но потом из глубины, от плиты под ногами, вверх по телу пошло что-то другое.
Давление, медленное и всепроникающее, будто вода принялась вжиматься в меня со всех сторон разом. Дыхание пришлось делить: короткий вдох, длинный выдох. И снова, по кругу. Зубы я сжал раньше, чем они застучали, и слышал теперь собственный пульс, редкий и гулкий, как те удары посоха.
Трое стояли над камнем. Иван Архипович держал перстень над выемкой, двое других положили ладони на глыбу по обе стороны, и втроем они читали, вполголоса, на языке, которого я не разбирал. Свечи по всему залу пригнулись в одну сторону, хотя воздух стоял.
Перстень лег в выемку. Я не увидел этого, я почувствовал: пятигранник вошел в камень, как входит ключ в замок, и давление воды на меня разом выросло вдвое. Что-то я очень сильно сомневался, что каждый потомок рода проходил тот же ритуал.
Перед глазами поплыло. Зеленая вода и зеленые огни поверх нее начали сливаться в одно медленное колесо, и я поймал себя на том, что вспоминаю ступени лестницы за спиной: пять. Пять ступеней. Если что, хотя бы две из них я смогу пройти на одних руках.
— Руку, — сказали сверху.
Я поднял правую руку из воды. Она слушалась плохо от холода и давления маны. Церемониймейстер подал короткий нож с зеленой рукоятью, лезвием ко мне.
— Крови надо немного, — произнес он более будничным тоном, подсказывая.
Я взял, примерился и провел по подушечке большого пальца. Боли почти не было, холод съел ее заранее.
— Кровь к крови, — сказал ведущий снова торжественно.
Руку вдруг будто притянуло к булыжнику где-то под перстнем. Мир качнулся.
Не зал, зал стоял на месте. Качнулось что-то во мне самом, глубже дыхания и глубже пульса, там, куда я никогда не заглядывал, потому что не знал, что туда есть дверь. Изумруд в кольце засветился, ровно и глубоко, но свет этот не отражался в воде, а уходил в нее, в мутную зелень, и вода вокруг меня начала теплеть. Начала признавать.
И почти сразу сквозь дурноту, сквозь колесо огней перед глазами, я почувствовал их.
Ниточки.
Тонкие, едва слышные, как натянутые в темноте волоски, они пробуждались одна за другой: вот здесь, шагах в десяти, у стены. Вот еще, левее. Вот сразу три, рядом, у дверей. Десятка полтора здесь, в зале, среди неподвижных балахонов, и дальше, за стенами, за заставой, за снегом, еще и еще, все тише с расстоянием, до самого края слуха.
Они ничего не давали мне и ничего не просили. Они просто были, и каждая говорила одно, без слов и без голоса: свой. Своя. Свои.
Семья, которой я никогда не видел, стояла вокруг меня в масках и дышала со мной в такт.
— Камень помнит, — сказал зал.
И я, по грудь в ледяной зеленой воде, с рассеченным пальцем, вдруг понял, что это правда.
Из воды меня выводили под руки, и я позволил: ноги ниже колен я уже не чувствовал вовсе. За спинами балахонов меня уже ждала жаровня. Меня усадили подле, стянули мокрое, растерли грубым полотном и одели в сухое и теплое.
Шерстяному костюму после такого купания скорее всего придет конец. Но это были мелочи. В руки сунули оловянную кружку с горячим сбитнем, и первые пять минут я был занят только ею.
Зал тем временем менялся. Кто-то ударил в ладоши, дважды и негромко, и по этому знаку строй распался: балахоны задвигались, загудели вполголоса, капюшоны поползли вниз, маски приспустились на грудь или, наоборот, на макушку.
Лица открывались одно за другим, и лица были самые обыкновенные: старые и молодые, усатые и бритые. У дальней стены откинули холст с длинного стола, и там неожиданно оказался настоящий фуршет: закуски самых разных видов, но по большей части сытные, что было очень кстати в начале февраля.
Ко мне подошел церемониймейстер, уже без посоха, с приспущенной маской. Под ней обнаружился немолодой человек с утомленным лицом. На раскрытой ладони он нес мой перстень.
— Ваше, Петр Алексеевич, — сказал он. — Носите. Теперь уже по всем правилам.
Пятигранник скользнул на палец, и мир вернулся: привычная острота, тонкая нить на краю восприятия, все на месте. Только теперь к этому прибавилось новое, то, что пришло из купели и никуда не делось: ниточки, ведущие к каждому потомку Смарагдовых. К моей вдруг ставшей такой огромной семье.
А дальше меня начали знакомить, и пошло почти как на том собрании, только тише и проще. Подходили по одному и по двое.
— Куницын, из Верхневолжска. Честь для всех нас, Петр Алексеевич.
— Аграфена Тарасовна. Дайте-ка на вас поглядеть… Ну, крепкий. В воде-то как, ноги свело?
— Свело, — честно сказал я.
— Значит, все по-настоящему.
— Братья Рогожины, оба сразу, чтоб вам два раза не запоминать. Мы по лесному делу. Понадобится лес, хоть корабельный, хоть строительный…
И так по кругу. Имена сыпались горохом, города за именами тоже. Из Грозова тут были те трое, кого я уже видел на встрече у Залесского. Остальные приехали, видимо, исключительно на ритуал.
Кто-то приехал с юга, кто-то с еще более далекого, чем Грозов, севера, кто-то, судя по выговору, и вовсе из-за границы. Я кивал, благодарил, повторял имена вслух, чтобы удержать хоть часть, хотя и чувствовал, что большинство все равно утекает: купель забрала больше сил, чем я готов был показать.
Из общего ряда мне запомнились двое, и запомнились именно тем, как по-разному может выглядеть одна и та же кровь.
Первый подошел, когда я допивал вторую кружку сбитня: широкий, краснолицый, лет шестидесяти, с зеленым камешком в перстне толстого купеческого золота.
— Лука Матвеич Жаров, — сказал он и сгреб мою руку обеими своими, горячими, как та же жаровня. Интересно, родственник Марка или просто однофамилец? — Из Новограда я, хлебом торгую. Ты уж прости, что на ты: я тебя, выходит, родней должен считать, а родню у нас на вы звать не заведено. — Он вдруг шмыгнул носом, совершенно по-простому. — Ты приезжай в Новоград, слышишь? Не по делам Ложи, а так. Пирогов поешь. угощу.
— Приеду, Лука, — сказал я, и соврал в этом обещании меньше, чем ожидал сам.
Второй подошел позже, когда народ у стола уже разбился на кружки. Сухой, прямой, годам к пятидесяти, столичный по всему: по сукну и по выправке, по тому, как он остановился ровно в трех шагах, ни ближе. Зеленый камень сидел у него в булавке галстука.
— Ртищев, — сказал он с поклоном, отмеренным до градуса. — Поздравляю вас с прохождением обряда.
— Благодарю.
— Многие из присутствующих ждали его десятилетиями, — сказал он, глядя не на меня, а чуть выше моего плеча. — Некоторые, полагаю, представляли его себе несколько иначе.
— Обряды редко спрашивают, как мы их себе представляли, — сказал я.
— Совершенно верно, — согласился он без выражения, поклонился на тот же градус и отошел.
Свечи к этому часу оплыли до половины. Я стоял у жаровни, грел ладони о третью кружку и смотрел на этот гудящий, оттаявший после обряда зал.
Семья. Незнакомая, разбросанная по городам, встречающая меня кто пирогами, кто презрением, но семья. Это было очень странное ощущение.
Я прекрасно понимал, что даже с Лукой мы не то, что не близки, но и в какой-то момент можем стать противниками или даже врагами. Но нити связей, порожденные ритуалом, будто сами заставляли меня относиться к этим людям мягче и лояльнее. И это мне не нравилось.
От дальнего конца зала, неторопливо огибая кружки, ко мне направлялся Иван Архипович. Маска с изумрудом висела у него на груди, лицо было мягким и довольным, и по одному тому, как расступались перед ним люди, было ясно: неофициальная часть для меня еще не кончилась.
— Не помешаю? — Иван Архипович встал рядом со мной у жаровни и протянул к углям ладони, домашним, простым движением, будто мы с ним век грелись у одного огня. — Поздравляю, Петр Алексеевич. Искренне. Вы держались в купели лучше многих, я говорю это не из любезности: я провожал в нее людей и покрепче вас на вид. Тем более что для наследника ритуал должен быть куда сложнее, чем для обычного потомка рода.
— Благодарю. Вода и правда холодная, — отозвался я.
— Вода эта очень старая, — сказал он с удовольствием. — Старше этой ратуши. Ее, собственно, ради этой воды здесь и ставили. Но я не о воде. — Он повернулся ко мне, и мягкое лицо его сделалось неожиданно искренне торжественным. — Я о том, кем вы отсюда выйдете. Обряд пройден, кровь принята, камень вас помнит. Отныне вы полноправный наследник рода Смарагдовых. Если угодно, принц. — Он улыбнулся краешком губ. — Титул старый, полушутливый, в бумагах его нет, но между собой мы говорим именно так. Принц.
— Принц, — повторил я. — А корона, стало быть, в комплекте не идет.
— Вы схватываете на лету. — Он наклонил голову. — Именно. Наследник и глава рода, Петр Алексеевич, это разные вещи, и разницу вам следует понимать точно. Смотрите. В столице живут двое действующих глав: рода Перловых и рода Хрисолитовых. Их Грани, жемчуг и топаз, найдены давно, поколения назад, и с тех пор передаются от отца к сыну, а вместе с камнем передается все остальное: дома и капиталы, связи, вес при дворе и так далее. Их главы родились главами, понимаете? Их право никто никогда не оценивал, оно старше их самих.
— А мое право будут оценивать по всей строгости.
— Так устроено с самого начала, и не нами. Когда-то восемь семей были равны и делили между собой эти земли. С тех пор утекло много воды и еще больше крови, но одно правило род хранит как хранил: кровь и камень дают право на наследие, но главой человека делают его собственные качества. Можно иметь кровь и Грань, но остаться принцем до седых волос. Глава должен быть достоин. Это слово — не украшение, Петр Алексеевич. Это процедура.
— И как выглядит процедура?
— Инаугурация. В столице, в главной Ложе рода. Съезжаются все члены рода Смарагдовых, кто в силах приехать, и род решает голосованием: достоин ли наследник стать главой. Большинство за — и вы выходите из зала главой рода, со всем, что это слово означает.
— А если большинство против?
— Против… — Он развел ладонями над углями. — Против не бывало. Насколько мне известно. Но раз вы спрашиваете, отвечу как есть. Технически отказ рода означает, что наследник отрекается. От места и от Грани. Грань возвращается роду.
Я не мог не усмехнуться на этом моменте.
— А Грань привязана ко мне моей жизнью.
— Вы снова поняли все сами, — согласился Иван Архипович.
Вот так, среди гула голосов и запаха воска, у теплой жаровни, мне вежливо и полностью развернули ту самую игру. Ту, о которой я говорил Лавке в кабинете: игру, где меня можно будет убрать законно, с общего одобрения, при свидетелях.
Не наемник в темном переулке, ничего грязного. Зал со свечами и честное большинство. «Недостоин», и все, что останется сделать, будет уже не убийством, а исполнением воли рода.
— Впрочем, — Иван Архипович заговорил еще мягче, и по этой мягкости я понял, что мы подошли к главному, ради чего он пересек зал, — спешить с инаугурацией нет ни малейшей нужды. Скажу больше: спешить не следует. Вы человек новый, дайте себе время. Обживитесь в своем положении, заведите знакомства среди своих. Покажите себя делами. К голосованию следует приходить, когда исход его очевиден, а не любопытен. Вы меня понимаете?
— Понимаю, — сказал я. — Не торопиться.
— Не торопиться, — подтвердил он с теплотой. — Мудрые слова.
Понимал я больше, чем произнес. Наследник при перстне, но без инаугурации, был для них положением удобным и почти безопасным: не глава, голоса в столичных делах не имеет, а трогать все же нельзя. Официальный глава рода был бы хуже стократ, и не намного лучше для рода была ситуация, где после моей смерти им придется начать буквально войну за перстень.
И потому «не спешите» Ивана Архиповича было редким случаем, когда наши с ним интересы совпадали.
— Одно лишь замечу, — сказал Иван Архипович, когда я уже решил, что разговор кончен. — Тянуть без конца тоже не выйдет. Род терпелив, но у терпения есть язык: сперва станут спрашивать, отчего наследник не едет, потом начнут отвечать за него. Скажут, боится. Года три у вас есть, Петр Алексеевич, по самому щедрому счету. Лучше меньше.
— Я услышал.
— Я рад. — Он отступил на шаг и поклонился, любезно и чуть глубже, чем утром у меня в лавке: положение мое, как-никак, переменилось. — Отдыхайте, принц. Сани будут ждать вас столько, сколько понадобится.
Он отошел, а я допил остывший сбитень и подумал, что три года этот срок не только мне. Им тоже. На то, чтобы к моему приезду в столицу накопить столько власти, чтобы после моей смерти гарантированно захватить род.
Прощались со мной по чину.
— Надеюсь, вода не показалась вам слишком холодной, голубчик? — озаботилась на прощание Любовь Ильинична. — Берегите себя. Вы теперь большая ценность.
Федор Кузьмич издали наклонил голову на полвершка, что означало у него, по-видимому, крепкое рукопожатие. У дверей мне подали пальто, единственное, что не было испорчено водой, сверток с не до конца высушенным костюмом положили в сани.
К Лавке они подошли уже на рассвете, когда небо над крышами уже отделилось от домов серой полосой. Возница все так же молча высадил меня у крыльца и уехал, вручив сверток, не дожидаясь, пока я поднимусь, и не факт, что правильно сделал: три ступеньки, которые я обычно не замечал, в это утро пришлось брать по одной, держась за перила.
Холод купели был далеко не обычным, так что я чувствовал озноб даже после почти четырех часов перед горячей жаровней. Колени гнулись со скрипом, пальцы в перчатках не чувствовались, и собственные ноги я переставлял осторожно, как чужую мебель.
Однако дверь отворилась раньше, чем я потянулся к ручке. Лавка, похоже, успела поднять ребят, когда почувствовала мое приближение. Я не мог рисковать, беря ее собой даже внутри перстня. Мало ли какие свойства имел тот ритуал, поэтому о том, что со мной было, мне лишь предстояло им рассказать.
За дверью стоял Сема, и по лицу его было понятно, что не ложился он вовсе.
— Петр Алексеевич. — Он оглядел меня сверху донизу, шагнул и просто взял под локоть, без спроса. — Вернулись… Ася! Правда пришел!
Ася сбежала по лестнице в наброшенном на голые плечи платке семиной мамы, остановилась передо мной и оглядела тем же порядком, что и Сема, сверху донизу, только медленнее.
— Живой, — сказала она.
— Живой, да. Замерз только на две жизни вперед, — ответил я.
— Кухню Хозяюшка топит как баню с часа ночи, — сказал Сема и повел меня туда, не выпуская локтя. — Как будто чуяла.

[Я и правда почувствовала, что с тобой творится, милый. И не только физически, но и энергетически. Древняя магия, этот ритуал, вот что я скажу. Древнее, возможно, даже самого Серебряного Века. Так что я несказанно рада, что ты прошел его целым и невредимым. Добро пожаловать домой.]

— Спасибо, Лад.
Да, все правильно. Вот моя семья в этом мире. А вовсе не те, к кому вели эти тонкие ниточки.
На кухне Сема усадил меня на стул и налил чаю. Придвинул хлеб и кашу, которая ждала в чугунке, укутанная в полотенце. Ася взяла мою правую руку, повернула к лампе и увидела то, что я и не думал прятать: аккуратный, уже стянувшийся порез поперек подушечки большого пальца.
— Так, — сказала она.
— Так положено, — сказал я. — Но это весь урон, Ася. Честное слово.
Она молча принесла из своей комнаты склянку и промазала порез чем-то холодным, пахнущим полынью. Перетянула чистой тряпицей и только потом спросила:
— Рассказывай. Что можно, то расскажи.
— Можно немногое. Я там поклялся молчать, и клятва эта, подозреваю, не просто для проформы. А что можно, то простое: я прошел их обряд. Теперь я у них наследник по всем правилам. Принц, как они выражаются.
Хотя мне самому это выражение было не по душе.
— Принц, — повторил Сема и посмотрел на меня поверх чашки. — Это как же понимать?
— Это как наследник без наследства, Сема.
— И слава богу, — сказала Ася. — К черту это их наследство и наследие. Спать пойдешь?
— Пойду. Посижу немного и пойду. Идите досыпайте, вы из-за меня всю ночь глаз не сомкнули. Завтра откроемся попозже.
Они ушли: Ася сразу, Сема после третьего «иди, Сема», и то, только оставив мне на столе полный чайник. Я послушал, как в коридоре затихают шаги, взял чашку и пошел в зал. Сел на табурет у прилавка.
— Лад, у меня вопрос.

[Спрашивай что хочешь, милый.]

— Выйдет так или нет, я не знаю, но может выйти, что мне придется ехать в столицу. Не в гости, надолго. Оба тамошних главы живут там безвылазно, дела рода делаются там, и если уж я в эти дела встрял, то однажды они меня туда затянут, и не факт, что быстро отпустят. Но оставлять тебя я не хочу. Так вот: ты, живое магическое здание, можешь вообще переехать как-то? В другой город?
Лавка молчала недолго, но я успел услышать, как это молчание отличается от обычного: она не подбирала слова, она решала, говорить ли.

[Могу.]

И, помолчав еще добавила:

[Раз уж ты спросил прямо, отвечу как есть, целиком. Мы с тобой об этом ни разу не говорили. Но слушай, как я устроена.]

Я поставил чашку и стал слушать.

[То, как я расту сейчас, считается внутренним расширением. Стены стоят где стояли, а я раздвигаю пространство внутри них: и твоя мастерская, и выросший зал, и кухня с библиотекой — все это растет вглубь тех стен, что видно с набережной. Но так нельзя без конца. Внутреннее расширение имеет предел, и когда я до него дорасту, придет черед обратного. Внешнего. Тогда раздвигаться будут уже сами стены. Наружу.]

— А соседи? — я невольно посмотрел в окно, где через канал темнела пекарня Матвеевых.

[А что соседи? Все дома вокруг построили после того, как я сжалась. Земля под ними не их, а моя. К тому же к тому времени, как дойдет до внешнего расширения, моя аура будет доставать далеко за их фундаменты. Накоплю силы и отодвину их. Аккуратно, целиком, вместе с погребами и жильцами. Единственное, что понадобится, это предупредить тех, кто там живет: «Ваш дом немного съедет». Больше ничего.]

— Ты так говоришь, будто уже двигала дома.

[Я так говорю, потому что это заложено в меня с постройки. Пойми одну вещь, милый. Я не придумываю себя на ходу. Хозяин строил меня сразу большой. Гораздо больше того, что ты уже видел, и вложил в меня невероятно много всего. Все мои расширения, и внутренние, и внешние, это не новые комнаты. Это старые. Я не расту. Я возвращаю себе потерянное.]

— Хорошо. А переезд? Стены, даже раздвижные, стоят на фундаменте.

[Для этого есть кое-что. Среди внешних расширений, которые во мне заложены, есть одно, в которое войдет так называемая башня смещения. В ней стоит артефакт, с которым я смогу перемещаться. Вся, целиком, из одного места в другое.]

— Перемещаться куда?

[А вот это уже твоя часть работы. Артефакту нужна привязка на том конце: маяк. Маяк ставится на месте, куда я должна прийти, и ставит его не башня, его делают руками и везут туда обычным порядком. То есть ехать в твою столицу все равно придется, милый, и ехать без меня: добраться самому, выбрать место и там его поставить. Зато потом я приду к нему сама. Маяков можно ставить сколько угодно, хоть в каждом городе империи, только не обольщайся: вещь это сложная, штучная, и делать их придется тебе.]

Я откинулся, привалившись спиной к прилавку, и какое-то время просто смотрел в полутемный зал, на полки, уходящие вглубь, дальше, чем позволял бы честный камень. Столица разом перестала быть вопросом, на который у меня нет ответа. Оставалось последнее:
— Лад. А что откроется раньше? Башня смещения или комната с якорем?

[Комната с якорем.]

— Вот и хорошо, — кивнул я. — Тогда сначала идем к якорю. Дойдем, разберемся, а после якоря будет видно: башни и столицы, все в свой черед. Потому что без тебя я никуда не поеду, Лад. Ни в какую столицу.
Лавка помолчала. Потом лампа у прилавка ожила и прибавила света, самую малость.

[Иди спать, мой дорогой. Постель я тебе согрела еще с полуночи.]

Я поднялся по лестнице, держась за перила, а потом, засыпая, слышал сквозь пол, как внизу, на другой стороне канала, открывает ставни пекарня и как первый утренний хлеб отправляется в печь.
* * *
Снег шел с самого утра, ровный, без ветра. Я сидел за прилавком и разбирал список конфискованных подделок, который прислал Жаров, когда колокольчик над дверью звякнул несмело, будто человек снаружи сомневался, стоит ли вообще заходить.
Вошедший был закутан по самые глаза, в неприметном тулупе из тех, что носят одинаково и мещане, и слуги на посылках. Отряхнул снег у порога, коротко огляделся и только тогда подошел к прилавку.
— Петр Алексеевич? — осторожно спросил он.
— Он самый, — отозвался я.
Мужчина достал из-за пазухи конверт без надписи и положил на прилавок ладонью вниз, будто боялся, что кто-то выхватит его через окно.
— От графа Вяземского. Велено передать в руки и дождаться ответа. И еще велено сказать: если кто спросит, вы меня в жизни не видели.
Я вскрыл конверт. Там было написано несколько строк, причём так, будто граф начал письмо на середине мысли.
«Петр Алексеевич. С моим старшим сыном Дмитрием третий день неладно, боюсь, что дело нечисто, подозреваю колдовство. Но звать ОБЛИК опасаюсь, дело очень деликатное. Прошу приехать как можно скорее».

Глава 2

Про Аглаю в этом сообщении не было ни слова, но она стояла за этой строчкой так же явственно, как если бы граф ее назвал.
— Граф ждет ответа сейчас же, — сказал посыльный. — Мне велено не задерживаться на обратный путь, пока метель не разошлась.
— Передайте, что буду завтра к полудню. Один не поеду, возьму помощников.
Посыльный кивнул, спрятал письмо обратно и, не прощаясь, вышел так же тихо, как вошел. Колокольчик качнулся ему вслед.

[Опять этот граф, милый, и снова с колдовством. У него что, других бед не бывает?]

— Бывают, наверное. Просто со мной он делится только такими.
Я поднялся в сад, где Ася перебирала пучки сушеной полыни, а Сема точил на бруске садовый нож.
— У Вяземского беда, — сказал я без предисловий. — Старший сын, Дмитрий, третий день не в себе. Завтра поедем разбираться. Граф подозревает колдовство, но заявить в ОБЛИК открыто боится, непонятно пока, почему.
Ася отложила полынь.
— С чего вдруг он подозревает колдовство? — поинтересовалась она.
— С того, что на одну семью это уже второй странный удар меньше чем за год. И за первым стояла Аглая.
Она не ответила сразу, только чуть свела брови, и я понял, что мысль эта пришла ей в голову еще до того, как она задала вопрос.
— Едем втроем, — сказал я. — Ты нужна для колдовской части, Сема для подстраховки. Выезжаем завтра к полудню.
— Понял, — сказал Сема и отложил нож.
* * *
Дорога за город была та же, что и летом. Я сидел, кутаясь в пальто, и смотрел на деревню, которая начала показываться за поворотом.
Летом здесь лежали вдоль обочин мертвецки пьяные тела, у колодца дрались из-за пустой бутылки. Дворы стояли разоренными настолько, что казалось, будто война прошлась.
Сейчас из труб ровно тянулся дым, кто-то скалывал лед у крыльца. Женщина в тулупе вела за руку ребенка к сельской школе, и весь этот вид был настолько обыкновенным, что на лицо сама собой выползала улыбка.
— Как будто другая деревня, — сказал Сема, глядя в окно.
— Та же самая, — ответил я. — Просто трезвая.
Поместье встретило нас так же прибрано: дорожки расчищены, ставни выкрашены заново. Ни единого следа того лета.
Граф вышел на крыльцо сам, без слуг, в накинутом на плечи пальто, и на лице у него не было ни тени прежнего хмельного морока: только усталость человека, который не спал несколько ночей подряд.
— Петр Алексеевич. Спасибо, что приехали. И вам спасибо, — он коротко поклонился Асе и Семе, — что не отказались помочь снова.
— Рассказывайте по дороге, — сказал я. — Что с сыном.
Мы пошли к дому, и граф заговорил быстро, вполголоса, будто боялся, что его услышат стены.
— Дима сам не свой. Я поначалу думал, что это просто увлечение, интрижка. Он по уши влюбился в официантку из ресторана, где часто обедает после работы. Молоденькая, лет восемнадцать, видел ее один раз, когда приходил к ним с Димой. Вроде как только к ним устроилась. Я хотел вразумить его словами, но довольно быстро стало понятно, что все куда серьезнее. Может кинуться на дверь, может просто сидеть и молчать часами, а потом рвануть так, что не удержишь. Позавчера едва не выпрыгнул в окно, я велел поставить решетки, за ночь мастера успели. Из городской квартиры я его почти силой вывез: подальше от той девицы, и чтобы жену его тревогой раньше времени не заражать, она про эту историю еще ничего не знает.
— Сейчас он как?
— Сложно сказать, — граф остановился у тяжелой двери, за которой слышался глухой стук, будто кто-то бился плечом о стену. — Он не в себе, Петр Алексеевич. Это все, что я понимаю.
Граф отпер дверь, и в ту же секунду из комнаты вылетел Дмитрий: не на нас, а мимо, к выходу, с такой скоростью, что я не успел даже отступить в сторону. На вид парню было около тридцати лет.
Сема среагировал быстрее меня: перехватил его в прыжке, развернул спиной к себе и одним движением впечатал в стену, зажав руки.

[Молодец, мой мальчик!]

— Пусти! — Дмитрий рвался всем телом, но хватка Семы не поддавалась. — Мне нужно к ней, слышишь, пусти!
— Не пущу, — сказал Сема ровно, без злобы.
Дмитрий мотал головой, бормотал что-то невнятное про какое-то имя, которое я не разобрал, смотрел мимо всех нас в стену, будто там была дверь, которую он один видел.
Сема втащил его в комнату и усадил на диван, встав над ним, чтобы было не повадно снова вскакивать. По крайней мере у молодого человека еще доставало сознательности, чтобы понять, что любая его попытка будет бессмысленна, так что он просто ушел в себя, вперившись в одну точку.
Ася подошла ближе, присела на корточки перед диваном и всмотрелась в лицо Дмитрия.
— Приворотное колдовство, — сказала она через несколько секунд, не оборачиваясь. — И тяжелое.
Я стоял чуть позади.
— Насколько тяжелое? — уточнил я.
— Сила того, кто накладывал, невысокая. Около третьего ранга. Но приворот смертельный, он его сведет в могилу через неделю-полторы, — Ася наконец обернулась. — А значит, за него заплачено годами собственной жизни, причем при таком ранге колдун заплатил лет десять, не меньше. Такую цену за баловство не платят. Тут злоба, или обида, серьезная.
Граф у двери побледнел так, что я на секунду испугался за него самого.
— В могилу? — пробормотал он.
— Да, — сказала Ася без смягчения.
Мы снова заперли Дмитрия и спустились в кабинет графа. Граф сел, но тут же снова поднялся, будто сидеть в такую минуту было выше его сил.
— Снять это можно? — спросил он прямо у Аси.
— Можно. Но тут сделать это может либо тот, кто наложил, либо колдун на два ранга выше, то есть пятого. Я четвертого, сама не справлюсь.
Она сказала это без тени смущения, и я снова отметил про себя, что лицензия в кармане давала ей очень большую уверенность. Тем более что после получения лицензии по ней Ася уже справила себе новый паспорт и теперь была уже совершенно легальным членом общества.
— Со штопором это как-то связано? — спросил граф тише.
— Связь возможна, — ответила Ася. — Но женщина, что подарила вам штопор, и тот, кто наложил приворот, точно разные люди. У нее сила была совсем другого порядка.
Граф опустился обратно в кресло, и лицо у него сделалось таким, каким я его еще не видел: тяжелое, взрослое смирение перед тем, что беда пришла снова, и снова не по его вине.
— Значит, будем искать наложившего, — сказал он.
— Разведем на два направления, — сказал я. — Вы обойдете грозовских колдунов на предмет снятия.
— Займусь сегодня же.
— Мы с Асей пойдем от другого конца, от самого приворота. Кто-то же довел Дмитрия до такого состояния. Через ту официантку, в которую он влюбился, мы постараемся выйти на наложившего. Сема, возвращайся в лавку, продолжай работу.
— Я вам точно не нужен буду? — уточнил парень. Он явно не хотел возвращаться один.

[Да, милый. Сема, конечно, не колдун, но он уже не раз показывал, что кулаки могут быть посильнее любой магии. Может быть все-таки возьмете его с собой?]

— Мы сейчас не пойдем искать колдуна сразу. К тому же Ася в любом случае его сильнее, раз он третьего ранга. Так что нет, все в порядке.
— Хорошо, Петр Алексеевич, — неохотно отозвался Сема.
— И еще. Я понял, почему вы сомневались насчет ОБЛИКа. Но Ася подтвердила, что это настоящее колдовство, так что Дмитрия никто не обвинит в измене или чем-то подобном. Так что пусть будет по закону, а не только на вашем слове передо мной.
— Согласен, — сказал граф. — Так и правильнее, и надежнее.
Он написал адрес ресторана на отдельном листе и протянул мне через стол.
* * *
Ресторан оказался из тех заведений, куда ходят не за едой, а за тем, чтобы показать, что могут себе это позволить: тяжелые шторы, накрахмаленные скатерти. Официанты в одинаковых черных жилетах скользили между столиками бесшумно, будто на колесиках. Мы с Асей вошли в самый разгар обеденного часа, и метрдотель, разглядев по одежде людей не бедных, тут же подлетел к нам с полупоклоном.
— Столик на двоих? — сразу спросил он.
— Не столик, — сказал я, доставая купюру, достаточно крупную, чтобы разговор пошел быстрее. — Мне нужен адрес одной из ваших официанток. Личное дело есть к ней, не жалоба.
Метрдотель посмотрел на купюру, потом на меня, оценивая, стоит ли рисковать местом ради чужого личного дела.
— Смотря о ком речь.
— Молодая девушка, недавно у вас. Не знаю точного имени, знаю только, что к ней в последние недели зачастил один посетитель, — объяснил я.
Метрдотель на мгновение замялся, потом кивнул сам себе, будто вспомнил.
— Это вы, верно, про Василису. Она сегодня не на смене.
Я почувствовал, как Ася рядом со мной чуть напряглась при этом имени, но виду не подала.
— Адрес найдется? — спросил я.
— В книге по найму записан. Момент, — он ушел за конторку и вернулся с листком, куда переписал несколько строк, покосившись при этом на зал, будто опасался, что кто-то из коллег заметит. — Вот. Только я вам ничего не давал.
— Разумеется.
Мы вышли на улицу, и Ася, дождавшись, пока дверь ресторана закроется, пробормотала себе под нос:
— Василиса.
— Знакомое имя? — уточнил я.
— Не уверена, — ответила она, но по тому, как она это сказала, было ясно: уверена, просто не хочет говорить раньше времени.
Дом по адресу оказался облезлым, доходным. Мы поднялись на третий этаж, постучали. Дверь, обитую потрескавшимся дерматином, открыл старик: сгорбленный, в вязаной кофте поверх исподней рубахи, с недоверчивым прищуром человека, которого редко кто беспокоит по хорошему поводу.
— Чего надобно? — пробормотал он.
— Добрый день. Мы ищем девушку по имени Василиса, — сказал я. — Нам дали этот адрес.
— Нет тут никакой Василисы. Я тут один живу, лет уж десять как.
Он не лгал, я видел это по тому, как спокойно он стоял в дверях, не пряча взгляда и не порываясь захлопнуть створку раньше времени. На всякий случай я слегка тронул ту грань восприятия, которой проверял чужую ману. Нет, пусто, ни следа. Обычный старик, доживающий свой век в квартире, снятой по случаю.
— Простите за беспокойство.

[Тупик…]

— Ага.
На лестнице Ася шла молча, но по тому, как она сжала губы, я понял: подтвердились ее худшие опасения.
— Адрес ложный, — сказала она, когда мы вышли на улицу. — Она явно что-то скрывает.
А метрдотелю не было смысла давать смысла нам ложный адрес, хотя и это стоит потом уточнить. Поэтому, вероятнее всего, неверный адрес Василиса указала сама при приеме на работу.
— Согласен. Может она быть той колдуньей, что приворожила к себе Дмитрия? — спросил я.
— Наложивший третьего ранга. Ей, по словам графа, на вид лет восемнадцать, может, девятнадцать. В таком возрасте до третьего поднимаются единицы, и зачем такому таланту жертвовать десять лет жизни? Я очень сомневаюсь, что это она колдовала.
— Значит, наложила не она. Но привести нас к наложившему она может.
Мы вернулись в ресторан, и метрдотель, завидев нас снова, слегка изменился в лице.
— Адрес неверный, — сказал я без обвинения в голосе. — Не в претензии к вам, если вы не попытались обмануть, просто нужен другой путь. С кем она была особенно близка здесь?
Он на мгновение задумался, потом кивнул в сторону зала.
— Со Светланой, пожалуй. Обе у нас недавно, обе молоденькие, сдружились сразу. Светлана как раз на смене, вон она, у той колонны.
Светлана оказалась худенькой девушкой с усталым лицом. Я подошел, представился неопределенно, как человек, ищущий приятельницу по старому делу, и начал издалека: давно ли она знает Василису, где та могла бы быть сейчас.
Пока я говорил, Ася отступила чуть в сторону, будто разглядывая интерьер, но через минуту тронула меня за локоть и, отведя в сторону, сказала:
— На том официанте проклятие. Слабое, не смертельное, но ощутимое. Режет сноровку, обаяние, вообще все, чем работник берет клиента.
Я скользнул взглядом туда, куда она едва заметно кивнула: уже возрастной мужчина в форме у соседнего столика как раз уронил вилку, поднял ее неловко, будто впервые в жизни держал приборы. Светлана проследила за моим взглядом, и лицо ее на глазах закаменело.
— Вы его явно хорошо знаете, — поймал я ее выражение.
— Да, хорошо… — неохотно ответила Светлана.
— Кто это?
— Никто, — сказала она резко, потом, видимо, передумав, добавила: — Он ко мне приставал. Я пожаловалась, а его не уволили, выслуга лет у него, отделался штрафом. С тех пор у него все валится из рук. Это называется карма, я в одной восточной книге читала. Так ему и надо. А про Василису я вам ничего не скажу. Мало ли для чего она вам…

[Ты в чем моего милого подозреваешь, девочка⁈]

— Послушайте, у нас есть подозрение, что Василиса замешана в одном нехорошем деле с колдовством, — сказал я мягко. — Имен пока нет, и я не обвиняю ее без оснований. Но нам нужно ее найти, и быстро. И то, что мужчине, который до вас домогался, вдруг стало настолько не везти, уж извините, но это не карма. Это проклятье. И я вижу тут прямую связь с девушкой, с которой единственной вы тут хорошо общались.
Светлана посмотрела на меня долгим взглядом, потом на Асю, потом снова на меня.
— Не верю, что она кому-то навредила специально. Она не злая. Но вы меня насторожили, — она вытащила из кармана передника карандаш, черкнула несколько слов на салфетке. — Вот, столовая, где мы часто завтракаем. Она говорила, что живет и закупается где-то рядом.
Столовая нашлась в двух шагах от вывески, на которой значилось «Травы и снадобья». Я узнал ее сразу, потому что несколько раз сюда заходил вместе с Асей, когда она закупалась материалами для Лавки.
— Не совпадение, — сказал я, показывая ей на вывеску.
— Точно не совпадение, — согласилась Ася.
Внутри столовой было пусто и по-обеденному сонно, единственная работница за прилавком выслушала описание Василисы и только пожала плечами: девушек молодых много, все на одно лицо, особо не приглядываешься.
Мы вышли, встали на тротуаре, обсуждая, куда дальше, но тут вдруг я заметил краем глаза, как из дверей лавки трав вышла девушка. Она была точь-в-точь под описание, что нам дали в ресторане: тонкое лицо, темная коса под шапкой.
Ася тоже посмотрела в ту сторону и застыла. Лицо ее в эту секунду сказало больше, чем любые слова: узнавание, и следом за ним понимание, тяжелое, будто она уже знала, чем это обернется.
— Василиса, — произнесла Ася вслух.
Я снова перевел взгляд с Аси на незнакомку, пытаясь понять, что именно так ее задело, но не успел додумать до конца: девушка явно тоже узнала Асю в ответ, лицо ее дернулось от испуга, и в следующее мгновение она уже бежала прочь.
— За ней! — крикнула Ася и рванула следом.
Вечер уже спустился на город, фонари горели через один, набережная под снегом была скользкой, и бежать по ней было тяжело: ноги проваливались, ветер с реки бил в лицо. Василиса бежала первой, оборачиваясь через плечо, и когда поняла, что расстояние сокращается, остановилась и швырнула назад, в Асю, сгусток зеленого пламени.
Ася отбила его без усилия своим, синим, и тут же ударила в ответ, вдогон. Пламя ушло под ноги Василисе, вспыхнуло на снегу, и та рухнула сама, без чужой руки: на снегу после такого было быстро не подняться.
Я нагнал ее, опрокинул еще раз на снег, и через несколько секунд подоспела Ася, запалив рядом с лицом Василисы свой синий огонь.
— Дернешься или закричишь — спалю, — прошипела Ася сквозь зубы. Я понимал, что это было немного чересчур, но также было очевидно, с учетом реакции Аси на Василису, иных вариантов у нас прямо сейчас нет. — Вставай и пошли.
Мы повели ее к Лавке, и минут двадцать шли молча, пока за спиной не послышался мерный шаг стражи, обходящей набережную по вечернему маршруту. Василиса не попыталась использовать это, чтобы сбежать, и только тогда, видимо, поняв, что угроза побега исключена, Ася заговорила, отрывисто, вполголоса, будто боялась, что слова застрянут в горле.
— Она из моего ковена. Когда я ушла, ей было одиннадцать. Троюродная или четвероюродная племянница Аглаи, всегда крутилась рядом с ней, слушалась во всем.
— Значит, если она здесь… — уже догадался я.
— Значит, Аглая где-то рядом, — закончила Ася, и голос у нее в этот момент был совсем не таким, каким она обычно говорила о делах Лавки.
Дверь Лавки мы заперли на все засовы. Сема, пока велись подготовительные работы, просто обхватил Василису, плотно сжав руки, чтобы она не смогла даже дернуться.
Ася начертила на полу вокруг них мелом круг, тот самый, каким когда-то Лавка связала ее саму в первую нашу встречу, и не успела закончить последнюю линию, как из стен потянулись золотые нити, оплетая Василису по рукам и ногам, лишая ее всякой возможности пошевелиться.

[Держу ее, милый. Никуда не денется.]

Сема, убедившись, что нити держат крепче любой веревки, отступил к стене и там остался, не вмешиваясь.
Василиса не кричала и не умоляла, только смотрела на нас с презрением.
— Кто наложил приворот на Дмитрия Вяземского? — спросила Ася.
Молчание.
— Кто тебя послал? — продолжила она.
На губах Василисы начала проступать усмешка, тонкая, почти издевательская.
— Зря ты ушла из ковена, — сказала Василиса. — Теперь тебе конец. Когда Аглая найдет меня, она найдет и тебя.
Ася вздрогнула. Судя по тому, как у нее побелели костяшки сжатых кулаков, страшно ей было по-настоящему.
— Может, просто убить ее, — вдруг сказала она, ни к кому не обращаясь.
— Ты серьезно? — я развернулся к ней.
— Нет, — она тряхнула головой, будто отгоняя собственные слова. — На такое я не пойду. Но я не знаю, как еще быть.
Василиса рассмеялась, коротко и совсем не испуганно.
— Вот именно! Так что приготовься. Теперь у тебя только два пути за предательство, — сказала она с жаром и готовностью, будто ждала повода это озвучить. — Смерть или лишение колдовских сил. Так что можешь помучиться с выбором до прибытия Аглаи.
— Какая-то не совсем честная альтернатива, нет? — спросил я у Аси. — Можно ведь жить без магии.
— Колдовство это не магия, это сама жизненная сила, — сказала Ася, не отводя взгляда от связанной. — Лишенный ее быстро дряхлеет телом, у него едет рассудок, и в лучшем случае через несколько месяцев, а скорее через пару недель или даже дней человек становится безумным паралитиком, который себя не помнит. Так что еще вопрос, что хуже: это или смерть.

[Да уж, милый, перспективы и правда не радужные.]

Я перевел взгляд на Василису.
— Ну, раз уж ты так уверена в том, что нам конец, может все-таки ответишь? Зачем ты прокляла Дмитрия? — спросил я.
— Аглая приказала, — ответила Василиса после некоторых раздумий, и я мысленно отметил: не сама придумала, хоть какое-то смягчение вины, пусть и не для нее лично.
— Почему согласилась?
— Потому что Аглая сказала. Других причин не надо. Аглая одна из величайших колдуний мира, — продолжила Василиса, и в голосе ее впервые прорезалось что-то похожее на живое чувство, гордость пополам с восторгом. — Буду слушаться, она научит всему. Стану такой же могущественной. Буду творить по-настоящему большое, а не возиться с каким-то графским сынком.
— То есть тебе нужна сила, чтобы творить хаос? — спросил я.
— Не хаос, — она мотнула головой с легким презрением, будто я не понял простейшей вещи. — Просто сила. Смысл силы прост: делать что хочешь и ни у кого не спрашивать. А кто поперек восстает, того убрать.
Она перевела взгляд на Асю, и в глазах ее мелькнуло что-то злорадное.
— Вот потому Аглая за тобой и не гналась, — сказала Василиса. — Поняла, что ты недостаточно хочешь силы. А ведь ты была талантлива, Аглая чуть не сделала тебя наследницей, да махнула рукой, когда ты сбежала. Но теперь, раз ты нашлась, глаз она не закроет.
Ася стояла неподвижно, но я видел, как у нее дрогнули пальцы, сжатые в кулак.
— Аглая не убьет тебя сразу, — продолжила Василиса, заметив это движение, и голос ее окреп, осмелел от собственных слов. — Она сначала…
Она не договорила, но по тому, как у нее загорелись глаза, было ясно: ее понесло, и остановить этот поток сейчас было бы труднее, чем дать ему выговориться.
— Лад, заткни ее, — велел я.
Золотые нити в несколько полос оплели рот Василисы.
— Сама она проклятье не снимет, это очевидно. А ты можешь сама лишить ее сил? — спросил я Асю.
— Могу попробовать. Лишение распустит все, что она наколдовала, приворот с Дмитрия спадет, это точно.
— Но? — вскинул я бровь.
— Но сделать это тяжело. Разница в ранге всего в один, я четвертого, она третьего. Шанс успеха не особо велик. Но если удастся, из-за как раз того, что я ниже рангом, чем требуется, для нее ритуал пройдет тяжелее и она вполне может потерять рассудок почти сразу. Заодно это снимет свидетеля, который видел меня, без всякого убийства.
— Или мы отпускаем ее и ждем, пока приворот снимут грозовские колдуны через графа, а потом вместе встречаем Аглаю с тем, что есть, — предложил я.
Она посмотрела на меня долгим взглядом, будто хотела убедиться, что я не лукавлю.
— Да, или так. Но ты ведь понимаешь, что ни ты, ни я, ни Лада ничего не сделают колдунье седьмого ранга? Даже если мы отпустим Василису и сообщим о произошедшем в ОБЛИК, даже они нам не помогут.
— Это не важно. И решать тут тебе. А я буду на твоей стороне при любом раскладе, — сказал я, хотя уже понимал как будет.
Василиса кое-как выплюнула нити и, пока они не сжались опять, прокричала, явно напрягшись от перспективы проведения ритуала:
— Я замолвлю за тебя словечко перед Аглаей, если отпустишь!
Ася не ответила, и Василиса, не дождавшись реакции, добавила с усмешкой:
— К тому же у тебя все равно не выйдет.
Ася долго молчала, глядя на связанную пленницу так, будто видела в ней не врага, а что-то куда более сложное.
— Ты ведь не всегда была такой, — сказала наконец Ася, негромко. — Ты любила колдовство как чудо. А то, что в тебе сейчас, это ведь даже не работа Аглаи. Даже она не мерит силу правом ходить по головам!
Я тоже понимал, что Василиса готова на всё ради силы. И убить Дмитрия — это было меньшее, на что она способна. И я даже не уверен, что ОБЛИК смог бы ее остановить, выбери мы этот путь.
Ася повернулась ко мне.
— Я не хочу позволять такой как она продолжать набирать силу.
— Значит, проводим ритуал, — кивнул я.

Глава 3

Она пошла наверх за ингредиентами, вернулась и начала расставлять колдовские свечи по кругу, когда в дверь снаружи постучали.

[Это Азалия вернулась, милый. С работы.]

Сема без лишних слов вышел в торговый зал и приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы протиснуться самому и не дать заглянуть внутрь.
— Азалия. Слушай, тут у нас экстренное дело, впустить сейчас тебя никак не можем.
— Что случилось? — раздался ее голос.
— Долго объяснять. Сними лучше на эту ночь номер в гостинице.
— Да, я оплачу! — крикнул я из-за семиной спины.
Некоторое время Азалия молчала, но спорить не стала. Все-таки она была у нас гостьей, пусть и очень задержавшейся.
— Это странно, но ладно. Расскажете завтра, что случилось?
— То что сможем, — кивнул Сема.
— Ладно. А ты можешь принести из моей комнаты мою косметичку? Там зубная паста, мыло и всякое другое.
Сема повернул на меня голову. Я пожал плечами и кивнул. Он закрыл дверь, сходил наверх, вернулся с небольшой сумочкой, немного смущенный, открыл дверь, протянул Азалии сумочку.
— Я там, в общем, положил еще… кое-что. Ну, чтобы это… в общем держи.
— Спасибо, — отозвалась девушка.
Он закрыл дверь и вернулся в зал.
— Что ты там положил, а⁈ — нахмурилась Ася, не отрываясь от подготовки.
— Ну неправильно же в уличном спать, — потупился он. — Да и это… она ведь весь день работала в одном и том же… негигиенично как бы.
— Это ты его научил, — с недовольством повернулась на меня Ася.
— И не собираюсь извиняться, — пожал я плечами. — Как будто тебе так не приятнее.
— Ой, иди ты.
Ася закончила спустя минут десять и достала два ножа: серебряный и золотой. Серебряным она надрезала Василисе лоб, потом, разорвав рубаху на груди, кожу над сердцем, ровно настолько, чтобы выступила кровь. Золотым провела по собственным ладоням.
— Больно будет, — сказала она Василисе без сочувствия в голосе, только как предупреждение.
Она прижала одну ладонь ко лбу пленницы, другую к ее груди, и я увидел, как между ними натянулась невидимая нить маны.
Ритуал активировался и сила вскоре действительно начала уходить из Василисы. Медленно, но неотвратимо, и с каждой минутой лицо пленницы бледнело, а лицо Аси начало в буквальном смысле темнеть.
— Это нормально, Лад? — шепотом поинтересовался я.

[Да. И опасна не эта часть, а следующая: выпуск той энергии, что Ася сейчас вбирает в себя. Если она не справится, то Василиса вернет всю силу, а Ася получит мощную отдачу.]

Прошло, наверное, минут десять, прежде чем Ася, чье лицо сейчас выглядело так, будто она провела несколько месяцев на южном курорте, выдохнула резко. В Василисе к этому моменту действительно больше не осталось ни капли энергии и открыла глаза.
И дальше, если верить Лавке, должен был начаться выпуск. Вот только он так и не начался.
Прошла минута. Другая. Пять. Ася стояла неподвижно, ладони по-прежнему прижаты к Василисе, но ничего не вытекало из нее в пространство, ни капли.

[Стоп. Милый, стоп, тут что-то не так.]

Я шагнул было к Асе, но Лавка тут же остановила меня:

[Не трогай ее. Останавливать сейчас, значит, сделать хуже.]

Я замер на полушаге, глядя на Асю, у которой на лбу выступила испарина, а руки начали мелко дрожать от напряжения, и вдруг понял, к чему все идет.
— Ты держишь силу, — сказал я тихо. — Нарочно.
— Пятый ранг, — сказала она сквозь зубы. — Если я его пробью, я перестаю быть ученицей ковена. Официально. Аглая не сможет вернуть меня насильно, ни у кого не спросив.

[Идея хорошая, Ася, но это ведь в разы сложнее просто выпуска! К тому же даже пятый ранг всего лишь отсрочка! В правилах колдунов хватает лазеек.]

— Знаю, — выдохнула Ася. — Но это лучше, чем ничего.
— Тогда мы поможем, — кивнул я, поняв, что спорить с ней сейчас не стоит. — Да, Лад?

[Конечно. Помогу, чем смогу. Внутри стен я могу собирать то, что она начнет терять, так как каждая утечка ослабляет ее хватку. Но передать ей напрямую не сумею. Только через тебя, Петр, через нашу связь. Я буду отдавать эту силу тебе, а ты передавай обратно Асе. Положи руки ей на спину.]

Я подошел к Асе сзади и положил ладони ей на плечи.
— Держись, — сказал я. — Я здесь.
Дальше была работа, которую я не забуду, наверное, до конца этой жизни, и, может быть, следующей.
Лавка ловила то, что срывалось с Аси, и через нашу связь гнала мне, а я загонял это обратно в нее чистой маной, как загоняют упрямый механизм на место силой рук, а не хитростью инструмента.
Боль пришла почти сразу: чужая колдовская сила рвала меня изнутри, будто под кожу забивали раскаленные гвозди, и я стиснул зубы, чтобы не застонать вслух и не сбить Асю с сосредоточения.
— Если я подбираю только крохи, — прохрипел я сквозь зубы, — как же больно ей?

[Тебе тяжелее, чем ей, милый, потому что ты не колдун. Ее тело адаптировано под эту энергию. Но объем, да, конечно, делает расклад примерно равным. Однако лучше больше не говори. Все держится на ее концентрации, не сбивай.]

Я и не сбивал. Минуты растянулись в нечто, чему я не знал счета. И все это время Сема стоял у стены, не двигаясь, сжимая и разжимая кулаки, глядя на нас так, будто каждая секунда бездействия давалась ему тяжелее любой драки.
Он не подходил, не спрашивал, только раз шагнул вперед, когда у Аси подкосились колени, и тут же замер на месте, потому что я коротко качнул головой: не трогай, помочь нечем, только помешаешь.
К концу двадцатой минуты, а может, тридцатой, я перестал считать, Ася начала оседать. Василиса рухнула первой, безвольно, как тряпичная кукла. Я устоял, упершись руками в колени, чувствуя, как по спине течет пот вперемешку с чем-то еще, что не было потом, липким и горячим.

[Вроде получилось…]

Голос Лавки в моей голове стал тише, глуше, будто доносился уже из другой комнаты.

[Милый, я… я тоже выдохлась. Прости. Мне нужно поспать, несколько часов, не могу иначе…]

И связь оборвалась, оставив после себя только гулкую тишину, в которой слышалось лишь наше собственное дыхание.
Первой в себя пришла Василиса, но это была уже не она.
Глаза открылись мутными, бегающими по сторонам, губы задвигались, произнося обрывки слов, не складывающиеся в смысл. Она посмотрела на меня так, будто видела впервые в жизни, отпрянула, забилась в угол и заскулила, тонко, без слов.
— Можно ее трогать? — спросил Сема, глядя на меня, имея в виду, очевидно, не Василису.
Я вздохнул.
— Я понимаю, ты хочешь позаботиться об Асе, но сперва нужно решить с Василисой вопрос. Мы не можем знать, почувствует ли Аглая потерю ей силы и сможет ли отследить. Отнеси ее и оставь где-нибудь около участка стражи. Постарайся, чтобы тебя не заметили и не поймали. Я позабочусь об Асе, не переживай.
Сема нахмурился, ему явно не нравилась перспектива оставить Асю в таком состоянии. Но мою правоту он тоже понимал. Так что он поднял Василису на руки бережно, как поднимают не пленницу, а больного ребенка, и вынес за дверь в морозную ночь.
Он вернулся через полчаса, когда я уже поднял Асю на второй этаж и положил в постель:
— Оставил. Патрули там ходят часто, найдут скоро, не окоченеет.
Я кивнул.
Еще минут через двадцать Ася, наконец, начала шевелиться.
— Опять рискнула без спросу, — сказал я вместо приветствия. — Мы же уговаривались.
— Сказала бы, ты бы не позволил, — она попыталась улыбнуться, но вышло слабо, одними уголками губ.
— Не думаешь, что в этом и был смысл? — вздохнул я, потирая переносицу. Но злиться на нее, резко побледневшую и покрытую испариной, с рукой, которую крепко сжимал подскочивший Сема, не было ни сил, ни желания. — Как успехи? У тебя получилось?
— На пятый ранг не дотянула, — сказала она, помолчав. — У самой границы встала. Доберусь за пару месяцев, наверное.
— Значит, ждем эти месяцы, — сказал я. — И надеемся, что Аглая не вытрясет из безумной Василисы, чьих это рук дело.
— Вытрясет, — сказала Ася с той же спокойной уверенностью, с какой говорила обо всем необратимом. — Рано или поздно она нас найдет.
— Тогда ничего не изменилось. Мы встретим ее вместе.
Она посмотрела на меня и, впервые за вечер, сказала это прямо, без обычной колючести:
— Без тебя бы не вышло. Спасибо.
* * *
Письмо от графа пришло через день.
'Дмитрий пришел в себя. Спрашивает про жену, ест нормально, сбежать не пытается. Не знаю, как вас благодарить, Петр Алексеевич.
С тройкой я не успел договориться: колдунья запросила запретный артефакт за услугу, затворник отказал наотрез, с тем, что в оранжерее, не закончили, он запросил три миллиона. Я бы заплатил в итоге, но это не понадобилось.
И я понимаю, чьих это рук дело, хоть вы мне ничего и не сказали. Спасибо вам. Я перед вами в большом долгу, который не покрыть никакими деньгами. Тем не менее оплату ваших услуг я передам с посыльным. Не три миллиона, конечно, но, надеюсь, вы не будете в обиде'.
Я заглянул в толстенький конверт. Да, я определенно не был в обиде. Однако когда я пошел рассказать об этом Асе, которая все еще лежала в постели, она ответила вовсе не то, на что я рассчитывал.
— Есть еще одна вещь, которую тебе надо знать. Лишение одним колдуном другого сил без официального дозволения, это тяжелое нарушение нашей системы. Подай ковен Аглаи жалобу в Империю, меня смогут преследовать по закону.
— Насколько это вероятно?
— У ковенов с Империей негласный уговор, — сказала она. — Пока они не лезут в обычную жизнь, им прощают многое, даже проклятия, лишь бы не доводить до большой войны. А Аглая одна из сильнейших колдуний мира. Девятых рангов вообще нет, восьмых по пальцам пересчитать, она среди сильнейших седьмых, в верхней десятке-двадцатке на всей планете.
Мда. Но лучше незаконно, чем против совести отпустить Василису. Тогда бы она и дальше продолжила вредить людям.
Конечно, лучше бы мне было знать об этом до начала ритуала. Но кто же знал, что повернется он в совсем иное русло. Теперь уже имеем что имеем.
— Значит, все держится на одном, — сказал я. — Чтобы она не узнала.

[Значит, будем делать так, чтобы не узнала.]
* * *
Асина слабость не спала даже на третий день, более того, ночью у нее начались лихорадка и приступы. Я проснулся посреди ночи от ее криков и, вбежав в комнату, увидел, как Сема, которому Ася, похоже, заранее рассказала, что может быть и как с этим справляться, просто прижимал ее, дрожащую и дергающуюся в конвульсиях, к кровати.
На лице у парня не было паники, только холодная решимость, но также в его глазах я не мог не читать искреннюю боль от того, что он не может никак помочь своей любимой, кроме как просто не давать ей упасть с кровати или как-то иначе себе навредить.
Когда все закончилось, я подтвердил, что ничем не смогу помочь и, вздохнув, пошел спать. Мне после ритуала тоже было постоянно не по себе, постоянная слабость и ломота в теле, так что помощником для Семы я был тем еще, а если бы не выспался — и подавно.
Ранним утром, когда я вошел, в комнате пахло травами и медом, шторы были задернуты наполовину, и в сером зимнем свете лицо на подушке казалось восковым.
Она лежала, укрытая до подбородка, темные волосы прилипли к вискам. Сема сидел рядом на табурете, как на карауле, и грел в ладонях кружку, от которой поднимался горький пар. Кружка была за ночь не первой.
— Доброе утро, — сказал я.
— Доброе, — отозвалась Ася, не открывая глаз. — Можешь не красться, я не сплю.
— Как ночь?
— Тепло. — Она открыла глаза и усмехнулась краем губ. — Даже слишком. И хватит смотреть так, будто прикидываешь, сколько понадобится венков на могилку.
— Я прикидываю, сколько трав уходит в день на эти настои. Разоримся.
— Не разоримся. Травы мои, с грядки, а Сема заваривает экономно.
Сема, не поворачивая головы, поправил ей одеяло у плеча. Ася переждала, пока он закончит, и приподнялась на локте. Он тут же подсунул ей под спину вторую подушку.
— Петр, — сказала Ася. — Слушай один раз, чтобы потом не спрашивать. Бояться тут нечего, удивляться тоже. Штопор был вещью. Из вещи сила идет мертвая, процеженная, ее только принимай. А в этот раз я вобрала силу с живого человека, напрямую. Живая сила куда агрессивнее, в ней чужой норов и чужая злость, и тело теперь ее перемалывает. Это норма, а не болезнь.
— Сколько так будет продолжаться?
— Недели две. Может, три. — Она откинулась на подушку. — Приступы будут реже, потом кончатся. Нужно переждать, и все.
— Что нужно от меня?
— Ничего. За мной есть кому смотреть.
— Идите, Петр Алексеевич, — подтвердил Сема. — Я тут.
Я постоял еще секунду, потом кивнул и пошел вниз.
Зал встретил меня утренним холодком и пустотой. Не то, чтобы я каждый день спускался сюда последним, скорее наоборот. По привычке прошлой жизни я часто просыпался еще затемно. Но сейчас, когда я понимал, что ребята не спали и что они не спустятся в торговый зал, стало как-то тоскливо.
За почти год, что я провел в этом мире, я привык к компании куда больше, чем думал. За окнами лежала белая улица, снег за ночь подновил сугробы, и по свежей целине к рынку уже тянулась первая цепочка следов.
Лиза в своей раме справа от входа сделала медленный пируэт вместо приветствия. Хоня сидел на прилавке ровно посередине, поджав лапы. С тех пор как Ася слегла, он взял манеру дежурить именно там, будто прилавок теперь числился за ним.
— Подвинься, — сказал я.
Кот отошел на край. Я включил плитку, поставил на нее чайник, завел часы над прилавком и, пока зал прогревался, достал счетную книгу.
Первый покупатель вошел вместе с клубом морозного пара.
Женщина лет тридцати, в добротной шубе и пуховом платке, купеческого сословия, судя по выправке и по кольцам. Лицо у нее было серое от недосыпа, глаза запали.
Она остановилась у порога и оглядела зал так, будто еще решала, туда ли попала. С платка ее сыпался тающий снег, а под мышкой она держала муфту, которую, судя по красным пальцам, всю дорогу не надевала, скорее всего потому что банально забыла.
— Проходите к прилавку, — сказал я. — Тут теплее.
— Мне сказали, вы артефактами торгуете. — Она подошла, стягивая рукавицы. — И что у вас всё честно.
— Торгую, все верно. Чем могу помочь?
Она помолчала, собираясь, и заговорила разом, будто прорвало:
— Сын у меня. Четвертый месяц ему. Ночами кричит, не спит совсем, час подремлет и опять в крик. Днем ничего, днем на руках спит. А свекровь говорит, сглазили. Соседка, говорит, смотрела нехорошо. Велела оберег купить, да не абы какой, а подороже, чтобы уж наверняка.

[Бедная, жалко ее прям.]

— Жара у мальчика нет? — спросил я.
— Нет. Лекарь смотрел, говорит, здоров.
— Ест хорошо?
— Да, хорошо, и я сама у лекаря тоже проверялась, молоко есть. — Она посмотрела на меня с надеждой. — Так что же, сглаз?
— Кто с мальчиком ночами сидит?
— Я. Муж работает, в разъездах, свекровь по ночам не встает, у нее нога больная. Есть няньки, но я им не доверяю его успокаивать. Присматривать — это ладно, но, когда он кричит и плачет в чужих руках, не могу, сердце разрывается смотреть.
— Скорее всего, нет, не сглаз. Настоящий сглаз штука редкая, и след от него всегда виден даже не знающему человеку. Я могу дать вам подходящий оберег, но скажу сразу, это не панацея. Слушайте внимательно, что он умеет, а чего не умеет, и если ситуация не станет лучше, лучше обратиться к более компетентному специалисту.
Я прошел между стеллажей и вернулся с рябиновой пластинкой в медной оковке, на льняном шнуре. Это была работа Аси, ее рука узнавалась в оковке сразу: ни одного лишнего витка.
— Вешается над колыбелью, не на ребенка. Шнур длинный, повесите на крюк или на спинку, лишь бы над изголовьем и чтобы маленький не дотянулся рукой. Умеет он одно: ставит над спящим тихий полог. Гасит чужое раздражение, громкие звуки, ваши собственные страхи, это на самом деле тоже может повлиять. Если мальчика тревожит что-то снаружи, полог это снимет, и спать он станет спокойнее. А если дело в животе или в зубках, оберег не поможет ничем. Так что чудес не обещаю, но и вреда не будет, это тоже обещаю твердо.
Она взяла пластинку, повертела, тронула пальцем оковку. Рябина под медью была теплого, медового тона, и от пластинки едва слышно пахло сухой травой.
— Теплая, — удивилась женщина.
— Живая, колдовская вещь всегда теплая.
— Колдовская? — она напряглась.
— Колдовство — это не обязательно плохо, — предвосхитил я ее вопрос. — Зависит от того, кто колдует. И можете не переживать, та, кто сделал этот оберег, всем сердцем против зла.
— Свекровь скажет, что…
— Свекрови скажете, что оберег куплен в «Лавке Чудес» и что за разъяснениями она может прийти ко мне.
Она расплатилась, спрятала оберег за пазуху и у двери обернулась:
— Здоровья вам. А то я уж и не знала, кого слушать.
Дверь за ней закрылась.

[Вот за это я тебя и люблю, милый. Другой бы ей воспользовался и продал тысяч на двадцать всякой дряни, деньги-то видно, что у нее водятся.]

— Другой бы у тебя в стенах не удержался, — сказал я с усмешкой.
* * *
Днем позже, после полудня, в Лавку вошла Варя: платок в снегу, на локте корзина, укрытая холстиной, от которой на весь зал пахнуло теплой сдобой.
— Я на пять минут! — объявила она с порога и пошла прямо на меня. Я уже привычно поймал ее красные с мороза губки. — Держи, вот. Это от Лары. Я ей рассказала, что Ася хворает, и Лара полдня пекла вам пироги, раз Сема не может и дежурит. С яблоком, с картошкой и с мясом. К Асе можно?
— Можно. Она не спит, поднимайся.
Варя сунула мне корзину, достав оттуда пару пирожков, чтобы сразу отдать Асе и Семе и взбежала по лестнице, на ходу стягивая платок. Я пошел следом, отнес корзину на кухню и разобрал: пироги были еще теплые, так как Лара проложила корзину тканью и изнутри тоже. Посередине, между пирожками, обнаружился горшочек меда с бумажкой «для настоев».

[Как же вкусно пахнет!]

Из комнаты доносились голоса: Асин, слабый, и Варин, нарочито бодрый. Я не стал мешать девочкам болтать, к тому же колокольчик возвестил о новом клиенте. Так что я спустился вниз, прихватив пару пирожков для себя. Варя спустилась минут через пятнадцать.
— Бледная, — сказала она. — Но ругается, значит, все в порядке. «Придешь еще раз с таким лицом, уложу рядом и напою полынью». Это мне на прощание, вместо спасибо.
— Узнаю пациентку, — улыбнулся я.
— Ешьте пирожки, пока свежие. Лара наказала проследить, но мне некогда, нужно на работу спешить, так что с тебя честное слово, — Лара пристроила Варю в контору, что занималась организацией разных выставок, и Варя по этому поводу была уже второй месяц в полном восторге.
— Даю слово.
— Молодец. — Она замоталась обратно в платок и вдруг фыркнула, вспомнив. — Да, кстати, у меня интересные новости. Коля повадился на Парковую, как на службу. То ставню Ларе поправить, то полку перевесить, то бумаги занести, которые прекрасно дошли бы почтой. Ко мне, к родной сестре, он за прошлый месяц два раза выбрался, и то проездом. А теперь через день.
— Совпадение? — сказал я с усмешкой.
— Вот и он говорит: совпадение. — Варя закатила глаза. — Взрослый мужчина, фирму ведет, обозы между городами гоняет, а врать не умеет совершенно. Признался бы уже, и дело с концом.
Вслух я сказал только:
— Полки дело полезное.
— Мужская солидарность, понимаю. — Варя хихикнула, чмокнула меня и поспешила к дверям. — Все, поехала! Хорошей работы!
— Тебе тоже.
Колокольчик отзвенел ей вслед, извозчик за окном тронул, и в зале остался запах сдобы.

[Как же тебе повезло, милый.]

— Сам удивляюсь.
* * *
Старьевщик явился под конец того же дня, в сумерках, и вошел спиной вперед, втаскивая за собой мешок размером с себя самого.
— Хозяин! — объявил он, отдуваясь. — Товар принимаешь? Волшебный товар, отборный!
— Показывай, — отозвался я.
Он развязал мешок, и из мешка пахнуло погребом и нафталином.
Опрокинул он его над прилавком широким жестом, от души. Посыпалось: медные пуговицы вперемешку с гнутыми ложками, поверх легла связка подков, следом выкатились костяные игральные кубики, а последней вывалилась жестянка с двумя образками. Хоня на дальнем краю прилавка приподнялся и посмотрел на эту лавину с холодным осуждением.
— Подковы счастливые, — начал старьевщик, тыча пальцем. — Кубики заговоренные, у пьяного шулера взял, честное слово. Ложка вот эта…
— Погоди, — сказал я. — Дай я сам.
Я перебирал кучу не спеша, вещь за вещью. Пуговицы были пуговицами, подковы подковами. От кубиков и одного образка тянуло чужой маной, но не работой, а именно душком, как перегаром. Старьевщик следил за моими руками жадно, подавшись вперед всем корпусом.
На самом дне, под жестянкой, лежал костяной гребень. Я взял его, взвесил в ладони и надел монокль.
Контур был. Слабенький, истертый, но живой: тонкая вязка вдоль спинки, работа старая и когда-то добротная. Волосы под таким гребнем не путаются, колтуны расходятся сами. Вещь на грош, но вещь.
— Вот это, — сказал я, снимая монокль, — беру. Остальное лом.
— Как лом⁈ — Старьевщик задохнулся. — А подковы? А кубики, я же говорю, шулерские!
— Кубики у тебя надышанные, а не заговоренные. Лежали рядом с чем-то настоящим, вот и все их волшебство. Хочешь проверить, кинь их сто раз и посчитай. Выпадать будет как у всех, поровну.
— Так шулер же божился…
— Шулер оттого и шулер. За гребень даю триста.
— Тысячу давай! — Он вскинулся, но уже по привычке, без огня.
— Даю столько, сколько он стоит. Больше не дам, меньше не предложу. Решай сам.
— А ежели я тебе еще что настоящее принесу, — старьевщик прищурился, уже прикидывая, — возьмешь?
— Конечно, почему нет? Принесешь нормальное — возьму, заплачу по совести.
Мы ударили по рукам. Старьевщик сгреб свой лом обратно в мешок, получил свои триста рублей и пошел к двери заметно бодрее, чем входил.
Я хмыкнул.
— Петр Алексеевич! — донесся сверху Семин голос. — Помогите! Асе хуже стало!

Глава 4

Асю било сильнее, чем когда-либо прежде. Настолько, что Семе пришлось залезть на кровать и прижимать ее руки своими руками, а ноги — ногами.
— По счету, Асенька. Дыши! Слышишь меня? Раз. Два, — говорил он.
Я влетел в комнату.
— Петр Алексеевич, отвар на тумбе! У меня рук не хватает, — выкрикнул он.
Я схватил кружку, одной рукой, как мог, прижал Асину грудь, чтобы хотя бы примериться и начал вливать глоток за глотком. Ася пила через раз, настой тек по подбородку.
— Дыши на счет, Ася. Я тоже здесь. Четыре, — проговаривал я.
— З-знаю, что з-здесь, — выдавила она сквозь дрожь. — В-вот радость-то…
Я смотрел на ее пальцы, вцепившиеся в одеяло. Сначала костяшки были почти чисто белыми, но минут через пять приступы стали реже и пальцы начали то и дело разжиматься. Еще минут через пять дрожь спала до мелкой, еще через минуту Ася обмякла совсем, бледная до синевы под глазами, мокрая, как из бани.
— Все, — выдохнула она. — Прошло.
Сема опустил ее на подушку, забрал у меня кружку, заглянул в нее, оценивая, сколько влили. Ася полежала с закрытыми глазами и проговорила, не открывая их:
— Я вам повторяю. Это само пройдет. Не маячьте над душой, оба.
— Я и не маячу, — сказал Сема. — Я сижу.
— Вот и сиди. А ты иди вниз, у тебя лавка заперта среди бела дня. Убыток один.
Я спустился, отодвинул щеколду, перевернул табличку обратно. Зал стоял тихий, нетронутый, за окном все так же валил снег, будто наверху ничего и не было.

[Это могло выглядеть хуже, но она права. Более серьезный приступ — это просто большая порция силы, что была ассимилирована ее телом. Я слежу за ее состоянием, и в целом оно не ухудшается, а улучшается. Она правду говорит, тело справляется.]

— Держи меня в курсе.
* * *
Еще один примечательный клиент пришел через день, ближе к обеду, и я узнал породу с порога: пальто дорогое, но носимое с небрежностью, взгляд еще от двери пошел по полкам.
Ходил он долго и с явной системой: вдоль витрин прошел не задерживаясь, у полок с разносортным товаром, для которого не нашлось конкретных категорий сбавил шаг, перчатки снял, но руки держал за спиной, как в чужом музее. Хоня проводил его поворотом головы от двери до дальнего угла и обратно, ни разу не шевельнув корпусом.
Остановился гость в итоге у дальнего стеллажа, перед латунным походным компасом. Артефакт был потерт до тусклости, стекло в мелких царапинах, на ярлыке стояло шестьсот рублей.
— Любопытная безделица, — сказал он, наконец, беря компас двумя пальцами и принося мне к прилавку. — Но штамповка, разумеется. Таких на любом развале горсть на пятак. Шестьсот рублей, помилуйте. Рублей сто пятьдесят, чтобы не торговаться из-за пустяка, и разойдемся довольные.
— Шестьсот, — отрезал я.
— За штамповку?
— За работу ручной гравировки. — Я взял у него компас, надел монокль и повернул вещь к свету, не торопясь. — Компас прикрепляется к дому и с любого конца страны он выведет обратно, хоть в метель, хоть ночью. Штамповка работала бы от силы километров на двести. Так что я еще дешево его продаю из-за потертостей и царапинок, восстанавливать которые было бы только в убыток.
Он поколебался, взял монокль, посмотрел. Смотрел дольше, чем требовалось, и вернул молча.
— Триста, — сказал он другим уже тоном.
— Готов сбросить до пятисот пятидесяти.
— Четыреста. — Он положил компас на прилавок между нами, ровно посередине, как ставку. — И это еще щедро: стекло в царапинах, корпус сильно потерт.
— Я вам только что сказал, что именно из-за этого поставил цену в шестьсот. Был бы он целым, стоил бы тысячи две, не меньше.
— Четыреста тридцать.
Я нахмурился.
— Знаете. Я передумал. Шестьсот или он не продается. Уверен, найдется покупатель, который оценит его по достоинству, а не просто будет искать, что бы купить подешевле.

[Так его!]

— Вы всегда так торгуетесь? — внезапно спросил покупатель.
— Так хорошо?
Он посмотрел на меня, на компас, снова на меня. Пауза тянулась, за окном проскрипели полозья, Хоня на краю прилавка позволил себе шевельнуть кончиком хвоста. Потом гость усмехнулся, первый раз за визит по-настоящему:
— С вами скучно торговаться. Никакого простора для маневра.
— Зато весело владеть тем, что у меня куплено.
— А прописывается он как? — спросил он, отсчитывая деньги.
— Придете домой, положите его на порог и оставьте до утра. К рассвету стрелка встанет. Дальше он ваш, куда бы вас ни занесло.
Он в итоге согласился на покупку за шестьсот рублей. Подождал, пока я заверну компас в вощеную бумагу, и уже с покупкой под мышкой вышел в февраль.
* * *
Барыгу я распознал раньше, чем он открыл рот, уже по тому, как он внес свой сверток. Так вносят не вещь, а спектакль.
Он был в лисьей шапке и при бархатном футляре, который водрузил на прилавок с поклоном, огляделся, убедился, что зрителей, кроме меня и кота, нет, и все равно понизил голос:
— Господин Воронов. То, что я вам сейчас покажу, я не показывал никому в этом городе. — Он выдержал паузу, огладил футляр ладонью и лишь после этого откинул крышку. Внутри на алой подушечке лежал бронзовый подсвечник. — «Слеза саламандры». Огонь без масла, без фитиля, вечный. История у вещи такая, что дух захватывает: усадьба под Белоречьем, пожар, хозяин выносит из огня одно, вот это. Все сгорело, а он даже не оплавился. Наследники, люди темные, продали за бесценок, не понимая, чем владеют. Единственный на всю губернию, смею заверить. Из уважения к вашему заведению, три тысячи рублей, и он ваш!
Я слушал не перебивая, но и не сдерживая улыбки. Дослушав до конца, я взял подсвечник с подушечки.
Подсвечник как подсвечник: бронза с зеленцой в углублениях, чашечка под свечу тертая. Контур самовозжигания отзывался под пальцами знакомым ровным теплом. Монокль тут не требовался. Я повернул вещь к окну донцем и показал гостю клеймо на основании:
— Мастерские Гнедина. Серийный контур. У меня таких на дальней полке четыре штуки, по двести рублей. Могу показать, сравните клейма.
Пауза вышла выразительная. Барыга посмотрел на клеймо так, будто оно у него на глазах проступило из ничего.
— Так то… — Он перестроился на ходу. — То подделки под него! Гнедин, известное дело, копировал старые образцы, а это образец и есть, первоисточник, так сказать…
— Первоисточник старше своего клейма быть не может. — Я поставил подсвечник обратно на подушечку. — Вещь исправная, рядовая. Хотите продать? Дам сто пятьдесят за потертости.
— Сколько⁈ — Он прижал руки к груди, будто мое предложение спровоцировало инфаркт. — Да я сам за него…
— Что вы сами за него, это ваша коммерция. Сто пятьдесят.
— Тысячу! — сказал он уже без придыхания, деловым голосом. — И разошлись. Уступаю втрое, где вы такое видели?
— Видел только что. Вы уступаете не от трех тысяч, а от двухсот, в этом вся разница. Сто пятьдесят.
— Восемьсот. Себе в убыток.
— Сто пятьдесят. И это последний раз, когда я повторяю цифру.
— В столице за него…
— Вот в столице и продавайте. Дорога дальняя, подсвечник легкий. Сколько, правда, стоит билет на поезд…
Барыга помялся, поглядел на меня, на Хоню, который наблюдал за ним с прилавка с полнейшим равнодушием, и сник.
— Грабеж, — сказал он без выражения, уже закрывая торг.
— Грабеж это ваше предложение.
Он взял сто пятьдесят рублей, пересчитал их зачем-то дважды, будто надеялся, что между бумажками заведется еще одна, спрятал футляр в мешок, футляр был явно дороже подсвечника, и у самой двери не удержался:
— А говорили, у вас тут любую сказку выслушают…
— Сказку выслушали, — сказал я. — Целиком, заметьте, не перебивая. Платим мы за вещи.
Подсвечник я отнес на дальнюю полку, к четырем его братьям.

[Наглец, конечно. Но хотя бы не скандалист, уже радует.]

В середине второй недели выдался день, когда снег, уже явно один из последних за зиму, повалил с утра так, что улица опустела полностью и бесповоротно. Зима, похоже, решила перед уходом хорошенько хлопнуть дверью.
— Хоня, — сказал я. — Иди сюда. Учиться будем.
Кот сидел на прилавке и на «учиться» никак не отозвался, зато на катушку суровых ниток, которую я достал из ящика, повернул голову сразу. Я прошел на середину зала, положил катушку на пол и вернулся за прилавок.
— Хоня. Принеси.
Хоня посмотрел на катушку. Потом на меня. Потом снова на катушку, и в этом взгляде читался вопрос, вполне ясный: если вещь нужна тебе, отчего ты сам ее туда отнес?
— Принеси, — повторил я.
Он снялся с прилавка одним толчком, катапульта в бедрах сработала мягко, и приземлился у катушки с заметным «БУМ!». Взял ее в зубы, донес… и уложил аккуратно на пол под рамой Лизы. Лиза в раме присела от беззвучного смеха и захлопала в ладоши, тоже беззвучно.
— Смешно, — согласился я. — Хоня. Мне принеси. Мне.
Кот сел возле катушки и принялся умываться. Шерсть у него литая и в умывании не нуждается ни малейшим образом, так что жест был чисто художественный.

[Он тебя прекрасно понял с первого раза, милый. Ему интересно другое: сколько у тебя уйдет терпения, прежде чем пойдешь за катушкой сам.]

— Это я и так понял. Хоня, ты умный мальчик. Должен понимать, что, если не будешь слушаться, играть с тобой больше никто не будет.
Это сработало, хотя и частично. Хоня прервал умывание на середине, глянул на меня с видом глубокого несогласия, но взял катушку и понес ко мне. В шаге от прилавка выронил, сел рядом и уставился на меня: дескать, доставка до порога, дальше сам.
— Не пойдет, — сказал я. — Принеси. В руку.
Мы смотрели друг на друга, наверное, с полминуты. Дымчатый камень зеленых глаз против человеческого упрямства. Потом кот испустил вздох, то есть выпустил воздух из корпуса с таким звуком, будто вздохнул, поднял катушку, запрыгнул на прилавок и положил ее мне в подставленную ладонь.
— Вот. Молодец. — Я почесал его за поворотным ухом. Опять же, жест был в основном чисто символический, но касание об ухо на шарнире он уже ощущал, и ему явно было приятно. — А теперь еще раз.
Вторая подача прошла уже без художеств: катушка через зал, «принеси», мягкий прыжок, катушка в ладони. На третьей я усложнил, пустил катушку катиться, и Хоня ее быстро перехватил. На четвертой я спрятал ее за кассой, и он нашел сразу, даже не изобразив поисков: слух у него благодаря вмонтированным в голову мембранам был такой, что прятать что-либо в одной с ним комнате и правда было в целом довольно глупо.
— Что вы там с котом делите? — донесся сверху голос Аси. Дверь на второй этаж Лавка по ее просьбе зафиксировала в открытом состоянии, чтобы ей было слышно происходящее в зале, а то, лежа в кровати уже десятый день, она начала откровенно сходить с ума от скуки. — Судя по грохоту, наследство.
— Катушку! — крикнул я. — Он выигрывает!
— Разумеется, он выигрывает. Он умнее.
Хоня толкнулся лбом мне в ладонь, забрал катушку и унес ее на прилавок, на свое место: трофей есть трофей. Снег за окнами валил стеной. Я временно от него отстал, заварил себе чай и сел, глядя на эту белую стену, и во всем Грозове не было, пожалуй, никого, кто провел бы следующий час лучше нас двоих. Хотя нет. С Лавкой — троих.
* * *
К середине дня распогодилось, снег перестал валиться, и по улице потянулся народ: суббота выгоняла город за покупками. Молодую пару я приметил еще через витрину: они минут пять топтались у витрины, дыша в стекло и споря о чем-то вполголоса, прежде чем решились войти.
— Здравствуйте… — Парень откашлялся. — Нам бы подарок. К свадьбе. Брат у меня женится, через воскресенье.
— Поздравляю. Смотрите, выбирайте, спрашивайте.
Выбирали они недолго, потому что уперлись, видимо, ровно в то, во что упирались еще на улице. К прилавку они принесли самогреющийся чайник, медный, пузатый, начищенный до зеркала, и музыкальную шкатулку палисандрового дерева, с перламутровой пластинкой на крышке.
— А сколько такая… играет? — Девушка, принёсшая шкатулку, смотрела на нее как на чудо. — Ну, вообще. Пока не сломается.
— Дольше нас с вами. Завод на один танец, крутить не перекрутишь.
— А музыку в ней поменять можно? Ну, если надоест.
— Нельзя, к сожалению, — честно ответил я.
— Ой, да зачем Димке шкатулка эта? — начал парень, косясь на спутницу. — Вот чайник в хозяйстве — вещь полезная всегда.
— Полезная, — подтвердил я. — Греет сам, углей не просит, воду держит горячей до вечера. Поставили с утра, и весь день чай без хлопот.
— Вот! — обрадовался парень. — А шкатулка бесполезная!
— Настолько же, насколько бесполезны кольца и венчальные свечи, — пожал я плечами. — Практической пользы от нее никакой, тут я согласен. Но покупают ее ради другого. Через двадцать лет, когда ваш брат с женой заведут ее, она сыграет им тот же вальс, что играли на свадьбе.
Пара переглянулась. И в эту секунду шкатулка вдруг тихо, сама собой, доиграла такт: три ноты, не больше, будто вздохнула. Девушка ахнула и вцепилась парню в рукав.
— Она… сама?
— Завод не до конца вышел, — сказал я ровно, глядя при этом строго в потолок. — Бывает.

[Что? Я поправляла крышку.]

— Берем, — сказал парень решительно, и шапку мять перестал. — Шкатулку. А чайник… чайник мы им на первую годовщину подарим, да, Насть?
Я завел шкатулку при них, полным заводом. Вальс в ней был старый, неторопливый и размеренный, и звучание было выше всех похвал. Оба они слушали его от первой ноты до последней не шелохнувшись, а девушка под конец беззвучно повела плечами в такт.
— Под него и танцевать можно, — сказал парень с уважением.
— На то и расчет.
Я завернул шкатулку в синюю бумагу и перевязал лентой. Дверь за ними закрылась, и еще с полминуты было видно через витрину, как они идут по снегу, склонившись над свертком, как над живым.

[Молодым музыка нужнее кипятка, милый. Кипяток у них и свой пока не остывает.]

— Помощница, тоже мне.

[А ты складно соврал.]

— Это тоже навык.
* * *
Под самый конец второй недели, в час, когда за окнами уже засинело и я зажег лампы, колокольчик впустил человека делового: вошел, обмёл веником снег с сапог у порога, не дожидаясь приглашения, и к прилавку направился по прямой.
— Никодим Саввич Плахов, — представился он, протягивая мне руку. — Галантерея и мелочной товар, угол Духтова рынка. Вы Воронов будете?
— Я, — я пожал руку.
— Тогда к делу. — Он выложил на прилавок лист, исписанный столбиком. — Народ у меня все чаще спрашивает, нет ли у вас того-то и того-то, как «в Лавке Чудес». Так что хочу взять у вас часть ваших фирменных товаров на перепродажу. Для начала полсотни мест, по этому списку. Но, понятно, по опту: треть долой.
Я просмотрел список. Список был толковый, составленный человеком, который знает свой прилавок: сплошь ходовое и некрупное, и, действительно, либо то, что делала Ася, либо то, что делал я, выставляя на продажу результаты своих тренировок в мастерской, либо товары из белореческих закупок.
— Треть не дам. Десятую часть, и то на двух условиях: деньги вперед, забираете сами, — озвучил я свои условия.
— Десятую? — Никодим Саввич сложил руки на груди. — Помилуйте. Я вам разом полсотни мест снимаю, вам ни хлопот, ни витрины. Восьмую хотя бы.
— Десятую. Зато каждая вещь пойдет с бумагой и официальным подтверждением. Хоть завтра любому чину под нос.
— Эка невидаль, бумаги. — Он прищурился. — Кому они на Духтовом рынке…
— К весне, Никодим Саввич, поймете, кому. Слухи ходят, что бумагами скоро начнут интересоваться живо, и тогда моя десятая скидка с бумагами будет стоить дороже чужой трети без бумаг.
Он посмотрел на меня внимательно, по-новому.
— Что-то знаете? — осторожно спросил он.
— Слухи знаю. Бумаги люблю. Одно с другим сходится.
На лестнице послышались шаги, и в зал спустилась Ася. Спустилась сама, обычным шагом, не держась за перила, в рабочем своем брючном костюме вместо ночнушки, и я поймал себя на том, что улыбаюсь посреди торга просто от того, что вижу ее здравии и на своих двоих. Она прошла за прилавок, будто отлучилась на четверть часа, а не лежала две недели, взяла список, пробежала глазами.
— Обереги мои, сразу говорю, — она явно слышала начало диалога. — Станут спрашивать, чья работа, отвечайте: колдунья четвертого ранга, лицензия имеется, номер на каждом ярлыке. Это тоже цена, имейте в виду.
Никодим Саввич приподнял брови и наклонил голову: довод он принял.
— Уговорили. Десятая, деньги вперед, но довоз оплатите вы. — Он протянул руку через прилавок. — По рукам?
— По рукам.
Он отсчитал деньги тут же, из нагрудного портмоне и уже от двери сказал:
— Заберу послезавтра, с утра. И вот что: пойдет товар, в следующий раз список удвою, так что вы проследите, чтобы хватало ассортимента.
— Ты ему чуть не уступил восьмую, — сказала Ася, закрывая короб. — Я по лицу видела.
— Я думал не про восьмую. Думал, что ты бледная и что тебе рано вставать.
— Ещё бы, две недели пролежала, глядя в потолок. Еще день, и я бы начала просто выть. Все, Петь. Отболело. Все в порядке.
Сокращенным именем она меня почти никогда не называла, и это всегда было значимо, так что я принял ее слова всерьез.
К середине недели Лавка окончательно вошла в прежний ритм. Ася спускалась в зал с самого утра и находила себе дело по силам: переставляла мелкий товар и надписывала ярлыки, и с покупателями вела долгие разговоры, явно истосковавшись по людям, после которых те уходили с покупкой и с видом людей, получивших сверх нее бесплатный совет.
Сема вернулся к работе в саду и на кухне. А я снова смог заниматься в мастерской и читать книги в библиотеке.
В очередной день после обеда, в затишье между покупателями, колокольчик впустил гостя, на котором взгляд остановился сам собой. Мужчина был очень высок, Семе он уступил бы разве что сантиметров пять, при этом идеально пошитое зимнее пальто сидело на нем как влитое, а виднеющиеся из-под него пиджак, сорочка и галстук были подобраны с непререкаемым вкусом.

[Вот таким ты станешь, милый, когда вырастешь!] — хихикнула Лавка.

Лет ему было за сорок, у висков пробивалась седина, но двигался он легко и с естественной грацией. Я оглядел его, как оглядывают добротную работу, и про себя честно признал, что сделан гость на совесть.
— Добрый день. — Голос у него оказался под стать всему остальному, глубокий, поставленный. — Мне вас рекомендовали как мастера по разного рода артефактным приборам. Возьметесь?
— Смотря что с прибором.
— У меня дома стоит голограф, недавно купил.
Я одобрительно хмыкнул. Это был артефакт иллюзионного «семейства». Принцип у него был тот же, что у переговорных иллюзионов: объемная проекция. Только служил он не для разговора, а в качестве зеркала: прибор снимал вставшего в специальный круг человека и потом показывал его же объемной картинкой на том же месте. В более дорогих версиях можно было даже записывать недолгие движения.
Причем, в отличие от иллюзионов, проецировавших «призрачный» образ, голограф создавал идеальную копию, которую невозможно было отличить от оригинала со стороны.
— Что с ним произошло? — уточнил я.
Он чуть смущенно вздохнул.
— Мне показалось, что зону съемки можно чуть расширить, потому что из-за моего роста у меня обрубало макушку. Там есть регулировочное кольцо, я его начал крутить и, кажется, переборщил. Теперь прибор показывает меня в виде столба серого тумана. Сходство есть, но я рассчитывал на большее. Почините?
— Починю, — кивнул я. — Дело несложное. Поедем к вам, либо можете привезти его ко мне сюда. Разумеется, выезд оплачивается отдельно.
— Деньги не вопрос. — Он помотал головой. — Едемте прямо сейчас, если у вас нет других планов. Мой возок у дверей, обратно доставят.
Планов у меня не было, а прокатиться по хорошей погоде и посмотреть интересный прибор в работе хотелось. Я кивнул и пошел в мастерскую собирать выездной саквояж.
Когда уже собрался и вышел обратно, сверху спустилась Ася, у которой был перерыв на обед. Она скользнула по гостю обыденным взглядом, и вдруг остановилась. Глаза у нее округлились. Она почти сбежала по ступенькам, пока мы не ушли, и встала перед гостем, задрав подбородок и на глазах покрываясь румянцем.
— З… здравствуйте.

[Ася? Заикается? Я не сплю?]

Глава 5

— Добрый день, девушка, — улыбнулся гость.
— Вы Родион Поветский, — сразу опознала его Ася.
— Виновен. — Гость чуть поклонился, и в лице у него зажглось удовольствие, привычное, хорошо выдержанное. — Узнали?
— Я была на ваших чтениях. В Новограде три года назад. — Ася выкладывала это короткими залпами, как выкладывают козыри в картах. — Я читала все ваши книги. Все до одной. Я ваша поклонница. Огромная.
— Новоград, — повторил он с теплом. — Хорошие были чтения, зал стоя провожал. Приятно встретить преданного читателя.
Я закрыл саквояж и посмотрел на нее внимательнее. Ася стояла к гостю чуть подавшись вперед, прижав руки к бокам, будто забыла, куда их надо девать, и смотрела на него снизу вверх с таким придыханием, с каким при мне не смотрела еще ни на что, включая Сему.
Она почувствовала взгляд и поняла, что я, судя по лицу, не понимаю торжественности момента, и обернулась ко мне.
— Петр. Это же Поветский. Тот самый. Романы его читает пол-империи. Женская половина. И он еще и пьесы для театра пишет, их в столице ставят, — объяснила она.
— Не смущайте вашего мастера, — сказал гость, впрочем, нимало не препятствуя. — Для него я владелец сломанного прибора, и это сейчас самая главная из моих ролей.
Против воли я взглянул на него по-новому. Сорок с лишним лет и выправка гвардейца, а пишет, стало быть, романы о любви. Забавно.
Но тут на голоса вышел Сема. Вышел он, как выходил всегда на незнакомый шум: неторопливо, с полотенцем через плечо, вытирая руки на ходу. Но при виде того, как выглядит Ася, нахмурился, спустился по лестнице, встал рядом, оглядел гостя сверху вниз, что при его росте было для Поветского явно редким моментом, и снова перевел взгляд на Асю. Она в эту секунду как раз рассказывала Поветскому про чтения и глядела на писателя во все глаза.
Сема посмотрел на нее долгих две секунды. Потом полотенце с его плеча перекочевало в кулак.
— А вы, собственно, кто такой будете? — спросил он у гостя.

[Ой что сейчас будет…]

Тон у вопроса был ровный, но подтекст был очевиден. Я отложил саквояж и приготовился наблюдать.
— Родион Поветский. — Гость повернулся к нему всем корпусом. — Литератор. Пишу романы о любви, если угодно, дамские. Двадцать лет переношу на бумагу сокровенные женские мысли, и смею думать, что за эти годы научился обращаться с ними бережнее многих.
— Мысли, — повторил Сема.
— Всё верно, мысли.
— Женские.
— Преимущественно.
— И вам их, стало быть, доверяют.
— Читательницы пишут, что да. — Поветский наклонил голову, и седина у виска блеснула в свете лампы. — Впрочем, судить об этом лучше не мне, а, скажем, вашей коллеге. Судя по всему, она в предмете разбирается.
Ася закивала так, что у нее размотался хвост.
Вся сцена собралась у самых дверей, где нас застало Асино явление и всякому вошедшему открылась бы картина мирных проводов гостя.
Хоня, дежуривший свой пост на дальнем краю прилавка, повернул голову на шарнирах и уставился на обоих великанов. Он один во всем зале смотрел на происходящее без всякого выражения, и я мимоходом ему позавидовал. Потому что меня распирал искренний восторг.
Они стояли теперь друг против друга, и смотреть на это стоило отдельных денег. Сема был выше и шире в плечах, зато Поветский плотнее и тяжелее, годами наеденной, уверенной тяжестью. Притом он стоял свободно, распустив плечи, убрав руки за спину, без малейшей оглядки на явно с вызовом настроенного Сему и, как и я, явно наслаждаясь ситуацией.
— Романы, значит, пишете, — сказал Сема после паузы. — Любовные.
— Любовные.
— Про любовь то есть.
— Вы удивительно точно ухватили суть жанра, — Поветский даже бровью не повёл.
— И про что там? В романах ваших.
— Про то, ради чего живут. — Поветский сказал это просто, без нажима, и было слышно, что фразу эту он произносит не в первый раз, но верит в нее по-прежнему. — Двое встречаются, теряют друг друга, ищут, находят. Иногда не находят. Прекрасные истории, молодой человек, самые старые на свете: их рассказывали у костров, когда письменности еще не было, и будут рассказывать, когда забудут все остальное.
— Прекрасные, — повторил Сема.
— На том и стою.
— Это которые вы сами и придумываете? — не унимался парень.
— Каюсь, сам.
— Выдумки, стало быть.
— Выдумки, — согласился Поветский с прежней легкостью. — Но вот какая занятная штука: над правдой жизни мои читательницы засыпают на второй странице, а над моими выдумками плачут настоящими слезами. Спрашивается, что из этого правдивее?
Сема наморщил лоб и честно попробовал спрашиваемое на зуб. Вопрос оказался с двойным дном и с одного нажима не кололся, а признавать это не хотелось.
— Мудрено говорите, — сказал он наконец. — И что же. — Сема переступил с ноги на ногу. — Хорошо платят за такое?
— Сема! — сказала Ася.
— А что? Я по-хозяйственному интересуюсь.
— Платят превосходно, — сказал Поветский без тени обиды. — Стыдно признаться, но любовь кормит меня куда сытнее, чем большинство моих собратьев кормит правда жизни. Такой уж товар: нужен всем, а делать умеют немногие.
Разговор шел на двух этажах сразу. На верхнем этаже гость любезно отвечал на вопросы, и придраться было не к чему. На нижнем он ровно, со вкусом, поддевал парня каждой второй фразой, и делал это так чисто, что сам Сема, хотя и чуял подвох, ухватить его не мог, отчего злился еще больше.
Человек, двадцать лет пишущий про любовь, просто не мог не выучиться читать людей, и Сему он сейчас читал, как страницу крупной печати: и ревность его, и то, что вся эта гроза выеденного яйца не стоит.

[Милый, ты только посмотри на них. Два медведя не поделили одну малину, а малина стоит рядом и не знает, что она малина. Я такого представления не видела с прошлого века. Не вздумай их разнимать: никто никого не тронет.]

Разнимать я и не собирался, прекрасно понимая все то же самое. Поветский тем временем коротко глянул на меня, и во взгляде его стоял ясный, почти писаный вопрос: хозяин, ваш человек, мне продолжать или довольно?
Я ответил ему самым нейтральным лицом из своего запаса и не сказал ничего. Пусть парень поревнует. Для здоровья это безвредно, а для ума бывает полезно.
Поветский понял меня правильно и повернулся к Асе.
— Так вы говорите, Новоград? Это которые чтения были, осенние, в собрании на Гончарной?
— Осенние. — Ася сцепила пальцы перед собой. — Вы читали главу из «Северного сада», ту, где Вера сжигает письма, а потом достает из огня одно. Я все ваши книги читала по два раза.
— Все? Их полсотни, голубушка!
— Все. — Ася выпрямилась, как на экзамене. — Я в Новограде жила трудно, но ваши книги покупала почти в день выхода, у меня с лоточником уговор был, он мне откладывал.
— Вот это, — сказал Поветский совершенно серьезно, — лучшее, что я слышал о своей работе за последние годы. Включая рецензии, за которые издатель платит деньги. Как прикажете величать такого читателя?
— Ася.
— Ефросинья, — поправил Асю Сема, уже начиная немного паниковать.
— Ася работает у меня, — вставил я, не собираясь помогать Семе ни в малости. — По колдовской части и по торговой.
— Час от часу не легче. — Поветский прижал ладонь к сердцу. — Колдунья, читающая романы о любви. Невероятно интересно! Может быть мне следующий роман написать про любовь колдуньи? Это явно будет что-то новое.
— Я их еще и вслух читала, — сообщила Ася. — Себе. Шепотом, по ночам, чтобы снизу не слышали: комната у меня была прямо над трактирным залом. Ваши диалоги вслух лучше, чем про себя.
— Я их так и пишу, знаете? — подтвердил Поветский, и на этот раз удовольствие в его лице было уже совсем не витринное. — Каждую реплику проговариваю, прежде чем записать. Соседи мои уверены, что я держу дома гостей.
При словах про комнату над трактирным залом Сема аж вздрогнул. Выходило, что, пока он страдал от неразделенной любви, эта самая любовь вслух зачитывалась чужими романами. Из полотенца в его руке на пол капнула выжатая его стальной хваткой капелька воды.
— Голодная, значит, сидела, — сказал он негромко. — Из-за книжек.
— Не из-за книжек, а с книжками, — отрезала Ася, не оборачиваясь. — Голодной я бы и без них сидела. А с ними хоть не скучно было.
— Устами читателя, — вставил Поветский, — глаголет истина, которой не выучишься ни на каких курсах словесности.
— Вот вы опять, — Сема развернулся к нему. — Красиво говорите.
— Профессиональное увечье. Прикажете говорить некрасиво?
— Прикажу говорить попроще.
— Извольте попроще: ваша коллега разбирается в литературе лучше половины столичных критиков, а вы, молодой человек, сегодня чем-то очень недовольны.
— Ничем я не недоволен.
— Стало быть, мне показалось.
— Стало быть, показалось.
— Ну, знаете, я близорук, — легко согласился Поветский. — Возраст.
Сема открыл рот, поискал, к чему бы тут прицепиться, не нашел и закрыл. Придраться к человеку, который сам на себя наговаривает, было решительно невозможно, и это открытие далось парню тяжело.
Он засопел, отошел на шаг к прилавку, стер полотенцем невидимую пыль. Хоня отодвинулся от его локтя на пол-лапы и продолжил наблюдение.

[А девочка ведь так ничего и не видит, милый. Смотрит на своего писателя, как на книжную полку, которая заговорила человеческим голосом. Ни один живой мужчина ее сейчас не интересует.]

Одергивать Асю я не собирался. То, что Семе было не слишком приятно, было, конечно, не прямо здорово. Но она имела полное право насладиться общением с кумиром, тем более что я прекрасно понимал еще и то, что ее чувства к Поветскому были максимально далеки от того, что она испытывала к Семе.
Поветский тем временем снова, уже второй раз за разговор, скользнул по мне взглядом, проверяя, не пора ли сворачивать представление. Я чуть заметно качнул головой: рано.
Ася между тем добралась в расспросах до теперешних времен.
— А какие ваши пьесы ставят прямо сейчас? — спросила она.
— «Круги на воде», всю осень шли с аншлагом, на зиму продлили.
— И вы для театра сами пишете? Без переделщиков?
— Сам, до последней реплики. Переделщика я бы пережил, а вот он меня едва ли.
— А книга? Новая когда?
— Пишется. — Поветский отвечал охотно и щедро, с рассчитанной откровенностью человека публичного: вроде и по секрету, а вроде и на любых чтениях можно повторить. — Скажу одно: зимы в ней будет много.
— Зима, — тут же уцепился Сема, найдя, за что зацепиться. — Чего же про нее писать. Холодно, вот и вся зима.
— Помилуйте. Зима сближает людей надежнее любого лета. Мороз за окном, тепло в доме, долгие вечера. Двое, которым некуда торопиться.
— У нас зимой работы больше, чем летом, — сообщил Сема. — Некогда сближаться.
— Сочувствую вам совершенно искренне.
— Не надо мне сочувствовать.
— Как скажете. Возьму сочувствие назад.
Сема набрал воздуху для ответа, подержал его и выпустил без единого слова. Он, кажется, начал понимать, что воюет с человеком, который сдает ему козыри из вежливости. Он оглядел зал, гостя и Асю, так и стоявшую вполоборота к писателю, и пошел с последней карты, самой простой.
— Ась. Ты бы наверх шла. Тебе много стоять нельзя, сама говорила.
— Я не стою, я разговариваю, — ответила она Семе.
— Разговариваешь стоя.
— Сема. — Ася наконец обернулась к нему, и в голосе у нее прорезалось знакомое раздражение. — Я две недели лежала. Я насмотрелась на потолок на десять лет вперед. Дай мне поговорить с человеком.
Сема посмотрел на нее, потом на человека. Тот стоял, разведя руки, всем видом показывая, что он тут ни при чем и вообще зашел починить прибор.
— Тогда я подсоблю со сборами, — сказал Сема тоном глубоко оскорбленного достоинства, подошел, подхватил мой ящик с инструментами и понес к дверям.
Он уже взялся за дверную ручку, когда мне окончательно стало ясно, что отпускать такой день просто так нельзя. Гость откровенно забавлялся, как и я, а парню шла на пользу небольшая встряска, Ася же наслаждалась моментом встречи. Грех было не воспользоваться.
— Одну минуту, — сказал я, ставя саквояж на прилавок. — Родион… простите, не спросил отчества.
— И не спрашивайте. Просто Родион: отчество я лет двадцать как оставил издателю для договоров.
— Родион. Прежде чем ехать, должен вас предупредить: случай у вас может быть не такой простой, как кажется.
— Вот как?
— Регулировочное кольцо, которое вы провернули, должен быть связано с контурами съемки. Контуры я поправлю. Но прибор ваш снимает живого человека, а живой человек, побывавший в поле разлаженного иллюзорного прибора, может оставить в нем след. Такие вещи по железу не видны, тут нужен колдовской глаз. Ася у меня, как вы уже слышали, по колдовской части. Возьмем ее с собой, пусть посмотрит поле на месте.
Тишина в зале вышла превосходная. Ася посмотрела на меня так, будто я на ее глазах достал из рукава живого голубя. Поветский смотрел на меня с глубоким, вдумчивым уважением одного жулика к другому. А Сема у дверей медленно опустил ящик на пол.
— Петр Алексеевич, — начал он, — так ведь вы сами сказали, дело несложное.
— Несложное. Если след чистый, — со всей серьёзностью ответил я.
— А если не чистый?
— Тогда хорошо, что с нами будет колдунья.
— Ей лежать надо. Ездить ей рано.
— Сема, — сказала Ася голосом, от которого у меня на полке тихо звякнули склянки, — еще одно слово про «лежать», и лежать будешь ты.
Сема набычился и посмотрел на меня в последней надежде на союзника. Я стоял с прежним серьезным лицом. Тогда он выпрямился во весь свой рост, одернул рубаху и объявил:
— Тогда и я еду. Ящик тяжелый. Понесу.
Я вопросительно взглянул на Поветского: гость все-таки звал к себе одного мастера, а получал целую экспедицию. Поветский в ответ едва заметно развел ладони и прикрыл глаза, всей мимикой изобразив радушие до самых границ своей квартиры. Похоже, ему и самому было любопытно, чем это кончится.
— Собирайтесь, — сказал я. — Лавку закрываем.
Ася взлетела по лестнице за шубкой быстрее, чем я договорил. Сема пошел одеваться следом, тяжело и с достоинством.

[Милый, ты хоть сам-то запомни, что насочинял, а то ведь спросят.]

— Запомню, — сказал я вполголоса, надевая пальто. — Присмотри тут.

[Присмотрю. И за вами присмотрю. Такое представление без меня не обойдется.]

Через десять минут лавка была заперта, Хоня усажен на прилавок в караул, а мы вчетвером грузились в возок Поветского. Возок был хорош, на мягком ходу, но строили его в расчете на седоков обычного размера, а не на двух молодцов по семь пудов каждый.
Сема, твердо намеренный сесть между Асей и писателем, в дверях возка столкнулся с простой геометрией. Причем геометрия сработала максимально против Семы.
Поветский был настолько широк из-за возрастной грузности, что рядом с ним на сидении не помещался даже я и на узкое место, остающееся рядом с писателем, влезть смогла только Ася. Нам же с Семой досталось противоположное сиденье, причем, чтобы двое великанов не пихались коленями, Сема сел напротив Аси, а не напротив Поветского, на что, вероятно, рассчитывал, чтоб всю дорогу недовольно буравить его взглядом.
— Так что же новая книга? — начала Ася прежде, чем возок свернул с набережной. — Вы сказали, зима. А герои? Хоть намеком.
— Намеком: она старше его и не верит ему ни единому слову. Первые сто страниц права она.
— А потом?
— А потом за правоту приходится платить, как и всем нам.
— Ты же не читаешь давно, — не выдержал Сема. — Чего расспрашивать?
— Бросила, потому что в Лавку ушла с головой, — легко отозвалась Ася, даже не повернувшись к нему. — А теперь возьмусь снова. После сегодняшнего непременно возьмусь. И на чтения пойду. Вы ведь будете читать в Грозове?
— Весной собираюсь.
— Вот. Пойду и сяду в первый ряд.
Сема поглядел на нее, на писателя, на зимнюю улицу за окошком и «случайно» наступил Поветскому на ногу, за что Поветский извинился первым, после чего продолжил светскую беседу с Асей и все как-то стихло.
Я решил, что угли пора поворошить.
— Представляешь, Сема? — сказал я задумчиво, глядя в окошко. — Пятьдесят книг, и каждую читают миллионы женщин. Каких высот человек достиг своими руками и умом, а держится просто, запросто в лавку зашел, попросил помощи, а не поставил перед фактом. Уважаю таких. Бери пример!

[Ты ужасный человек, милый. Обожаю тебя.]

— Полно вам, — сказал Поветский, светясь.
— Отчего же полно. По работе и почет.
— Миллионы… — глухо сказал Сема, потемнев лицом, и стал смотреть в окошко на своей стороне. — Да что там эти миллионы…
Поветский, сидевший напротив меня, поймав момент, когда Ася тоже отвлеклась на вид за окном, подмигнул мне и показал большой палец.
За окошком тянулись знакомые кварталы: снег на карнизах да галки на трубах. Возок катил мягко, разговор Аси с писателем зажурчал себе дальше.
Жил Поветский в бельэтаже углового дома с кариатидами, и квартира его оказалась ровно такой, какую я успел себе представить по пальто и возку. Прихожая размером с нашу кухню, светлый паркет, высокие двери.
В гостиной, куда нас провели, тепло дышала изразцовая печь, у окна стоял громадный письменный стол под зеленым сукном, заваленный исписанной бумагой, и по возрасту этих завалов было видно, что прибираться в них хозяин не позволяет никому.
А по стенам, в рамах, висели театральные афиши с его фамилией, набранной крупнее названий. Богато тут было без крика: вещи стояли дорогие, но обжитые, каждой пользовались.
Ася вошла и пропала. Двинулась вдоль стен, от афиши к афише, беззвучно шевеля губами.
Сема вошел следом, и с ним в этой квартире случилось то, чего не сумели сделать ни перепалка, ни дорога. Он остановился у порога гостиной, огляделся, стянул шапку и остался стоять, комкая ее в руках. А потом сел на самый край предложенного кресла, боком, словно боялся его продавить.
Плечи его, всю дорогу разведенные в позе вызова, опустились и съехали вперед. Он посмотрел на стол, на афиши, на высокий потолок с лепниной, потом на Асю, замершую перед афишами, и больше уже никуда не смотрел, а изучал собственные руки с шапкой.
— Чаю согреть? — спросил хозяин, оглядывая гостей. — Прислуга у меня приходящая, но чайник я и сам поставлю.
— Благодарствуем, — сказал Сема таким тихим голосом, что я его едва узнал.
Судя по всему, парень наложил то, что видел, на мои слова в возке. Столичные афиши в рамах, бельэтаж с кариатидами, десятки книг на миллионные аудитории. Венчал это все сам хозяин всего этого, статный и знаменитый, умный, обходительный, не высокомерный, вдобавок даже не злой, придраться не к чему.
Против такого масштаба у Семы имелись лишь собственные руки да огород при чужой лавке. Итог был написан у него на опущенных плечах.

[Милый, мальчика жалко. Он там совсем присох на своем кресле. Чините вашу игрушку и поворачивайте дело к дому.]

Поветский, вернувшись от дверей, за которыми, очевидно, скрывалась кухня, взглянул на Сему раз, другой, и веселье в его глазах притухло. Он посмотрел на меня уже безо всякого вопроса, скорее с признанием: доигрались, дескать, хозяин, перегнули.
Я коротко опустил веки: вижу. Розыгрыш кончился сам собой, оставалось его достойно свернуть. И так, чтобы без последствий.

Глава 6

Для начала я занялся тем, ради чего мы официально приехали. Голограф, изящный прибор в корпусе из лакированного дерева, стоял в одном из углов кабинета. Перед ним на паркете разворачивался съемочный контур: тонкий металлический обод, тоже в кожухе из дерева. Я снял кожух, осмотрел обод.
Дело было довольно простое на самом деле. Нужно было просто замкнуть несколько контуров, разорванных слишком грубой попыткой Поветского настроить прибор.
— Ася, — позвал я, не оборачиваясь. — Посмотри поле, будь добра. След, о котором я говорил.
Ася оторвалась от афиш, подошла и добросовестно повела ладонью вдоль рваной дуги контура, прикрыв глаза. Колдовать тут было не над чем, и мы оба это знали, но она явно думала, что я сыграл этот спекталь, чтобы помочь лично ей попасть домой к кумиру.
— Чисто, — сказала она. — Поле пустое, следов нет.
— Прекрасно. Значит, обойдемся механикой, — ответил я.
Дел тут было на пятнадцать минут неспешной работы. Я запаял стыки контуров, проверил все, потом покопался в настройках голографа, закрыл кожух, поднялся.
— Проверяйте. Я расширил зону до двух метров двадцати в высоту.
Поветский ступил в контур. Обод зажужжал, считывая образ, Поветский сделал пару пассов руками, крутанулся вокруг своей оси. Потом вышел из контура, жужжание прекратилось.
Я нажал на голографе кнопку активации и в ободе на том же самом месте появилась точная копия писателя. Скорее всего он использовал его для отработки артистизма или чего-то подобного. Живой обошел снятого, начавшего в цикле повторять всего его жесты.
— Превосходно, — сказал он. — Правда, теперь видно все, что мне знать о себе не хотелось бы, но это уже издержки. Великолепный прибор, господа, рекомендую: незаменим для человека, которому предстоит выходить к публике.
Ася смотрела на двух Поветских, приоткрыв рот. Сема смотрел на него же с кресла, и по его лицу было видно, что второй Поветский, в понимании Семы, был уже лишним: ему и первого хватало с избытком.
Пока я укладывал инструмент обратно в саквояж, Ася завершила свой обход гостиной и дошла до дальней стены. Там, между окном и печью, стоял отдельный книжный шкаф, узкий, красного дерева, со стеклянными дверцами, и с того места, где я протирал щупы, было видно, что корешки за стеклом подобраны не по цвету и не по росту, а по какому-то своему порядку.
Ася встала перед ним и затихла.
— Это же все ваши, — сказала она наконец, не оборачиваясь.
— Все мои. — Поветский подошел и распахнул стеклянные дверцы. — Единственный шкаф в доме, где я ручаюсь за каждого автора. Смотрите, трогайте, тут можно.
Смотреть там было на что. Книги стояли от тонкой затрёпанной книжицы в бумажной обложке до солидных томов в тисненых переплетах, и многие в двух и трех изданиях кряду. Ася повела пальцем по корешкам и у середины полки палец ее остановился.
— Первое издание, — сказала она с придыханием. — У меня было четвертое. Оно желтое такое, дешевое.
— Помню, — кивнул Поветский. — Издатель тогда сэкономил на клее и на мне, ровно в такой очередности. Зато его было не жалко читать в дороге.
— А «Северный сад» где? — Ася пробежала глазами дальше по ряду. — А, вот он. Вот этот самый, с которого вы читали на Гончарной… то есть у на Гончарной в Новограде. Смешно: вы живете на Гончарной, и чтения были на Гончарной.
— Совпадение из дешевого романа, — согласился Поветский. — В хорошей книге я бы такого не допустил, а жизнь пользуется, ей можно. Возьмите, не бойтесь. Ее и так больше всех читали и больше всех ругали, причем нередко одни и те же люди.
Ася вынула том бережно, двумя руками, подержала на весу, как чужого младенца, открыла где-то на середине и тут же закрыла, будто обожглась.
— Дома почитаю. То есть куплю и прочитаю. А эта тонкая, первая. Она про что? Я ее не нашла нигде и никогда. Ее же нет в лавках.
— И слава богу, что нет. — Он подошел, вынул тонкую книжицу, взвесил на ладони и поставил обратно. — Мне было двадцать четыре, я был уверен, что про любовь надо писать красиво. С тех пор я узнал, что про нее надо писать точно, а это почти противоположное. Так что она тут стоит для моего смирения.
Сема поднялся с кресла и подошел тоже, тихо, стараясь ничего не задеть плечом. Встал за Асиной спиной, поглядел на полки. Читал он далеко не бегло и по его лицу было видно, что стоит он не перед шкафом, а перед крепостной стеной, причем не одной, а сразу пятьюдесятью: вон их сколько, все до одной возведены этим человеком, и Ася знает каждую по имени. Он поднял было руку потрогать стекло дверцы, поглядел на свою ладонь, широкую, с въевшейся садовой землей у ногтей, и руку опустил, так и не коснувшись.
Я щелкнул замками саквояжа. Пора было поворачивать дело к дому, и поворачивать так, чтобы никто не понял, что его сегодня разыгрывали двое взрослых людей, пусть и по доброте душевной.
— Родион, — сказал я, — вопрос от ремесленника к ремесленнику, не для чтений. Пять десятков книг об одном и том же. Откуда вы столько идей берете?
Поветский посмотрел на меня, и я увидел, что вопрос он поймал на лету, вместе со всем его вторым дном, и что распорядится он им сейчас по-своему. Он прикрыл стеклянную дверцу, оперся плечом о шкаф и ответил не мне, а как бы всем сразу.
— Открою цеховой секрет. Для этого ремесла надо совсем немного: один раз влюбиться по-настоящему. Не в книжке, не понарошку, а так, чтобы земля поменяла наклон. Один раз, но по-настоящему. Дальше вся жизнь уходит на то, чтобы вспоминать, как это было, и записывать с разных сторон.
— Так и у меня, — сказал я, поймав себя на том, что киваю. — Механизмы устроены похоже. Один раз в жизни услышишь по-настоящему чистый ход шестерней, и потом шестьдесят лет ловишь его во всякой железке, которая попадает на верстак. Иногда почти получается.
— Вот, — Поветский поднял палец. — Мастер понял с полуслова. Разница только в том, что ваш чистый ход можно предъявить публике, а мой приходится всякий раз выдумывать заново.
— Один раз, — повторила Ася. — А если два?
— Значит, повезло вдвое. — Он повернулся к ней. — А вы, позвольте дерзость, влюблены? Спрашиваю из чистой корысти: мне важно знать, для кого я пишу.
Вопрос был подан безупречно, легким тоном светской болтовни, почти о погоде. Я успел подумать, что сейчас Ася вспыхнет, отбреет его в своей манере, и на этом мы благополучно откланяемся.
— Влюблена, — сказала Ася.
Сказала она это спокойно, сразу, не отрывая глаз от корешков, тоном человека, которого спросили, который час. Потом кивнула через плечо, на Сему.
— Вот, в него.
Стало очень тихо. Слышно было, как потрескивает печь, как где-то за стеной, в глубине квартиры, набирает голос обещанный чайник, и как на улице, под самыми окнами, переступает и всхрапывает лошадь поветского возка.
Я аккуратно поставил саквояж на пол, чтобы не скрипнуть ничем в такую минуту. Поветский у шкафа замер с той же осторожностью: оба мы разом оказались зрителями на спектакле, которого не заказывали, и оба понимали, что любое лишнее движение может тут все безвозвратно сломать.
Сема стоял так, будто его приложили по голове. Он посмотрел на Асю, на меня, зачем-то на Поветского, потом опять на Асю, и шапка, которую он все это время держал, повисла в его руке смятым комом.
— Ась, — выговорил он. — Ты же… Ты мне этого не говорила. Ни разу. Вот так, словами.
— Не говорила. — Ася наконец обернулась и посмотрела на него снизу вверх, с искренним, чистым недоумением. — А зачем? И так же было понятно. Я думала, понятно.
— Одно дело понятно. — Сема сглотнул и оглянулся на меня, будто ища подтверждения, что все это происходит наяву и при свидетелях. Я кивнул ему с самым будничным видом: происходит, наяву, свидетели надежные. — Другое дело словами.
— Ну вот тебе словами. Влюблена. В тебя. Давно уже, если тебе нужна точность. Намного раньше нового года.
— Давно, — повторил Сема.
— Давно. Что ты стоишь там, как верста? Иди сюда.
Сема шагнул. Ася взяла его за отвороты куртки, потянула вниз, к себе, и он послушно согнулся, громадный, враз онемевший. Она поцеловала его крепко и обстоятельно, никуда не торопясь, прямо перед шкафом с пятью десятками романов о любви.
Поветский деликатно отвел глаза к окну, но сделал это недостаточно быстро, чтобы я поверил в его деликатность.
— Теперь понятно? — спросила она, отпуская отвороты.
— Понятно, — сказал Сема.
И расплылся в улыбке. Она выходила из него медленно, но остановить ее он не мог, да и не пытался: широкая и глуповатая, во все его честное, простое лицо.
Он выпрямился во весь рост и задышал полной грудью, и куда девался весь его сегодняшний траур? Афиши с бельэтажами разом потеряли силу, потому что итог, оказывается, был подведен давно и без всяких афиш.

[Ой, как я счастлива сейчас, ты не представляешь. Могла бы расплакаться — расплакалась бы. Ну какие же они хорошие!]

Я стоял со своим саквояжем и чувствовал себя одновременно лишним и очень на месте. Поветский в стороне созерцал дело рук своих со скромностью мастера.
— Вот, собственно, и весь секрет ремесла, — сказал он негромко, ни к кому в отдельности не обращаясь. — Пятьдесят книг я писал о том, что сейчас заняло полминуты. Чувствуете разницу в производительности?
— Сема, — Ася уже вернулась к шкафу, и голос у нее был снова деловой, будто ничего особенного не произошло, — посмотри, вот это желтое, четвертое издание. Точно как мое было. Мое до сих пор в Новограде, наверное, у Марыфы Ильинишны на чердаке. Надо будет новое купить.
— Куплю, — сказал Сема немедленно. — Все куплю. Все пятьдесят.
— Зачем мне все сразу? Я…
— Все, — отрезал Сема тоном, не допускающим торга. Улыбка при этом никуда с него не делась, так что грозности не выходило никакой. — И полку сделаю. С розой.
Ася открыла рот, чтобы возразить, посмотрела на него и рот закрыла. Про полку с розой возражений у нее не нашлось.
Поветский наблюдал за этим обменом с откровенным профессиональным наслаждением и, кажется, уже прикидывал, в какую из будущих книг он его уложит. Потом спохватился, что у гостеприимства есть и обязанности, и хлопнул в ладоши.
— Чайник готов, судя по звуку. Господа, по чашке на дорогу, и я велю закладывать. Возражения не принимаются: во-первых, вы мне починили зеркало моей самовлюбленности, а во-вторых, такие сцены у меня в доме даются не каждый день, надо их запить.
Чай пили недолго, и за чаем Поветский взял с Аси слово прийти всем троим на весенние чтения не в зал, а за кулисы, на что Ася сумела кивнуть почти спокойно, хотя явно едва сдерживала восторженный визг.
В прихожей, пока Сема подавал ей шубку, я назвал цену за работу. Поветский, не дослушав, полез в бюро у дверей и отсчитал, не глядя, заметно больше.
— Сдачи не нужно, — сказал он прежде, чем я открыл рот. — И не спорьте с сочинителем в его собственной прихожей, это безнадежно. Я плачу не за аппарат, я плачу за вечер.
Ася и Сема уже спускались по лестнице, и голоса их, один тонкий и быстрый, другой гулкий и счастливый, укатывались вниз, к возку. Поветский подал мне руку. Рукопожатие у него оказалось под стать росту, крепкое и простое, без светского касания пальцев.
— Петр Алексеевич, — сказал он негромко, не выпуская моей руки, и глаза его глядели внимательно и без всякой витрины. — Там, у шкафа, я почувствовал, что вы меня не просто поняли. У вас ведь тоже была большая любовь?
Внизу хлопнула дверца возка, и Семин смех донесся оттуда сквозь две двери и лестницу.
— Да, была, — сказал я, тяжело улыбнувшись. — Такая большая, что я бы написал и пятьсот, и пять тысяч книг, если бы у меня был к этому дар.
— Примите мои…
— Не стоит, — покачал я головой. — Сейчас у меня есть новая. Пока что книг, может быть, на пять, но это только пока.
— Понимаю, — кивнул Поветский. — И завидую.
— А ваша?..
— В Новограде. У нее семья, двое сыновей. C’est la vie. Она иногда приходит на мои чтения. Я каждый раз замираю, когда вижу ее. Каждый раз как первый. Эти книги, — он вздохнул. — Это мои попытки хотя бы на бумаге исправить фатальные ошибки юности. Безуспешные, разумеется.

[Неужели, чтобы достичь чего-то, нужно обязательно что-то потерять? Это так грустно…]

— А она счастлива? — вдруг спросил я.
— Я… — он впервые не нашел, что ответить сразу. — Я не знаю. У нее семья, дети…
— Взрослые?
— Уже почти совершеннолетние.
— Тогда я повторю вопрос. Она счастлива?
— Не обнадеживайте меня, Петр, — нахмурился Родион. — Это жестоко.
— Не классика ли это любовных романов, в которых вы так хороши: рискнуть разбитым сердцем ради шанса на счастье? И неужели у вас не хватит смелости сделать то, на что вы обрекаете своих персонажей снова и снова?
Он замолчал, пристально глядя мне в глаза.
— Я думал, мы с вами равны, и уже был удивлен, — наконец проговорил он, — но теперь понимаю, что мне есть, чем поучиться даже у тех, кого я вдвое старше.
— Как будто в нашем возрасте разница в два раза уже не должна быть приговором? — улыбнулся я.
— Ваша правда, — хмыкнул Поветский. — Было приятно и очень полезно с вами познакомиться.
— Взаимно, Родион. Зайдёте в гости после возвращения из Новограда?
— Всенепременно.
* * *
Ольга пришла в пятом часу, когда за окнами уже начало темнеть.
Обычно она входила в Лавку, как ревизор входит в подотчетное хозяйство: с порога оглядывала полки, и голос ее было слышно раньше нее самой. Сейчас же она вошла молча и первым делом посмотрела не на полки, а на меня.
— Здравствуй, Петя.
— Здравствуйте. Чаю или по делу? — спросил я.
— Не до чаю. — Она глянула на Асю: — Разговор есть. Не для зала.
Ася поднялась было, но Ольга махнула ей рукой:
— Сиди, Асенька, от тебя секретов нет. Я к тому, нет ли кого в глубине лавки?
— Нет, мы одни, — ответил я.
— Хорошо. Но дверь лучше запри.
Я нахмурился, но сделал, как она попросила. Ольга вряд ли стала бы паниковать без причин.
Она села на предложенный стул, положила муфту на колени и с полминуты молчала, собираясь. Такой я ее не видел давно: последний раз, пожалуй, в той самой квартире, где она сидела серая от голода.
— Петя, — сказала Ольга наконец. — Перо еще у тебя?
— У меня, — сказал я. — А что, понадобилось? Если ты опять надумала с ним договариваться, то я тебе сразу скажу…
— Типун тебе на язык. — Она даже отмахнулась муфтой. — Я к этой дряни больше в жизни не подойду, и не таких дур учат один раз. Тут другое. — Ольга наклонилась ближе. — Помнишь, я тебе рассказывала, у кого я его брала? Перекупщик. Так вот. Взяли его. Неделю назад, МОЛОТ взял, с товаром. Мне девочки из Палаты шепнули: у него при обыске нашли такое, что ему теперь гарантирован срок. И допрашивать его, Петя, будут со всем прилежанием. А человек он далеко не кремень. И чтобы себе облегчить судьбу, выложит всех, кому что продал за десять лет.
— И ты в этом списке.
— Ты угадал, — согласилась она. — Причем с товаром, за который тоже вполне могут срок приписать, если судья попадется чуть позлее. — Она выпрямилась и заговорила тверже: — Обязательство свое я исполнила, записку сожгла в тот же день, пепел растерла. На мне следа нет, взять с меня нечего, а слова перекупщика без вещи — это слова. Неприятно, потаскают, но переживу. — Ольга помолчала. — А вот сама вещь, Петя, есть. И лежит она не у меня.
Вот теперь разговор пришел туда, куда шел с порога.
— Я тебе его тогда отдала от чистого сердца, — продолжала Ольга тише. — Подумала, что у тебя будет надежнее. А теперь выходит, я тебе беду в дом принесла. Если они начнут разматывать, куда Перо ушло, и ниточка дотянется сюда… Петя, это же запрещенный артефакт. И мне тогда не отвертеться тоже, раз уж на то пошло.
— Дотянется ли, — сказал я. — Перекупщик знает тебя. Тебя допросят, ты скажешь, что знать не знаешь ни про какое перо. Дальше нить рвется.
— А если не рвется? — Ольга посмотрела на меня в упор. — Я не знаю, как они ищут, Петя. И ты не знаешь. МОЛОТ, может, консультируется с тобой по некоторым вопросам, но разыскивать запрещенные вещи — их хлеб. Может, у них на такие перья нюх особый заведен, амулет какой, картотека, мне почем знать. Я знаю одно: пока эта вещь существует и лежит в твоем столе, мы с тобой оба не в безопасности.
Она перевела дух и закончила уже просто, устало:
— Я не с просьбой пришла, у меня и просьбы толковой нет. Я пришла сказать: с Пером надо что-то сделать. Что, я не знаю. Ты мастер, сам и думай. А я, что услышу по своей линии, буду тебе носить сразу, в тот же день, пока ты не скажешь, что дело решенное.
Это и правда надо было решать. Потому что у нас на этом Пере висит и семина клятва.

Глава 7

Перо лежало у меня в ящике, и за делами я вспоминал о нем реже, чем оно того заслуживало. Все-таки это был слишком опасный артефакт.
— Хорошо, — сказал я. — Я подумаю. Времени у нас, судя по всему, немного, но оно есть: пока перекупщика разговорят, пока проверят и дойдут до тебя. Ты, если тебя вызовут, держись своей линии и не выдумывай лишнего.
— Уж как-нибудь постараюсь. — Ольга поднялась. — Ты только не тяни, Петя.
Колокольчик отзвенел, и за стеклом ее фигура промелькнула по направлению к набережной.
Вечером, когда зал был заперт, я поднялся в кабинет, сел за стол и выдвинул нижний ящик. Перо лежало там: в плоском футляре палисандрового дерева, который я купил по дешевке на барахолке, потому что он отлично под него подходил, а я не любил, когда вещи просто катаются в ящиках.
Перо было небольшое, из темного металла с сизым отливом, каким отливает старая оружейная сталь. Дорогое даже на вид, тяжелее, чем полагалось бы вещи такого размера.
Внутри стержня, вдоль всей его длины, лежала магическая структура такой плотности, что у меня по старой привычке зачесались руки взять монокуляр, хотя лупа тут была бы бессильна.
Линии шли слоями, слой поверх слоя, туго, как нити в хорошем канате, и среди этих слоев ровным холодным светом горели рабочие контуры. Я насчитал с ходу не меньше десятка крупных узлов и бросил считать: тут была работа на дни.

[Красивая вещь, милый. Злая и красивая. Мастер, который ее делал, свое ремесло любил. Видишь, как уложено? Ни одной линии впустую.]

— Вижу. — Я отложил монокль. — И есть красивая проблема.
Из того же ящика я достал конверт. В нем лежала записка: четвертушка плотной бумаги, исписанная крупным старательным почерком человека, который пишет редко и потому со всем прилежанием. «Я, Семен Петров, обязуюсь никому, никогда и никаким образом не раскрывать истинной сущности Лавки Чудес и того, что мне о ней станет известно».
Строчки эти до сих пор держали Сему за живое. Где-то в слоях пера с того дня тлел контур, привязанный к Семе надежнее всякой цепи.

[Да уж, поторопился ты тогда.]

— Мы с тобой Сему не знали. Да, он приехал с искренними словами, но кто мог поручиться, что, узнав про тебя, он не сбежит по направлению к первому же отделению МОЛОТа?

[Я не обвиняю. Просто говорю, что теперь надо думать, как с этим справляться.]

— Это понятно. Проблема в том, что он свое обещание, в отличие от Ольги, полностью исполнить никак не сможет и разорвет «контракт» Пера только его смерть. Но от Пера надо избавляться, тут Ольга тоже права. Не прятать глубже, выбрасывать, а уничтожать, чтобы искать стало нечего. Твоя маскировка хороша, но и она не непробиваема.

[А отдать его лично Жарову? Пришел, положил на стол, рассказал все как есть.]

— Думал. Нельзя, и по двум причинам сразу. Нить от Пера тянется к Ольге, и за такое ее из Палаты турнут на раз-два. К тому же кто знает, насколько бережно в МОЛОТе будут обращаться с самим Пером и обещанием Семы? Проверять я не хочу.

[Стало быть?]

— Стало быть, нужно изучить, как снять с Семы клятву в обход честного исполнения. А потом уже ломать Перо.

[Пойдем прямо сейчас в мастерскую. Я не смогу ждать до завтра, зная, что жизнь нашего мальчика под угрозой из-за этой штуки.]

— Сам о том же подумал.
Я перенес футляр в мастерскую, закрепил Перо в держателе на рабочем столе, мягкими зажимами, и следующие двое суток мы с Лавкой почти все свободное время тратили на чтение его контуров.
С технической точки зрения это был, пожалуй, самый сложный артефакт из всех, что я видел. Я сидел с моноклем и переносил на бумагу слой за слоем, узел за узлом, со всеми связями между ними.
К вечеру третьего дня стол был застелен листами, и на них Перо, наконец, лежало разобранным до последней жилы.
Вот только картина была неутешительная. Сердцем Пера был контур учета: он помнил всякое обязательство, когда-либо прошедшее через расщеп, и держал живую привязку к каждому должнику.
Сейчас привязка была одна, Семина, что уже радовало. Тянулась она из глубины стержня тонкой тугой нитью, различимой сквозь все слои. Вокруг контура учета, гроздью, сидели контуры интерпретации, что активировались непосредственно при написании чего-то Пером, а также контуры поражения, похожие на взведенный курок. И все это вместе питалось от собственного накопителя, спрятанного в утолщении стержня, маленького и очень мощного, заряженного на десятилетия вперед.
— Ну что, — сказал я на следующее утро, садясь к столу со свежей головой. — Начнем перебирать. Первое, что просится: контуры поражения. Если заглушить их, перекусить питание, то дальше Перо может негодовать от нарушения его клятв сколько угодно: бить ему станет нечем. Клятва останется висеть пустой формальностью.

[Просится, милый, но это худший вариант.]

— Обоснуй.

[Контуры спят, но они с подпиткой: накопитель держит их взведенными каждую секунду, я вижу, как по ним идет дежурная струйка. Начнешь пилить питание, струйка дрогнет. Как Перо отличает поломку от нарушения, не понять даже со всей раскладкой контуров. Если он интерпретирует этот сигнал как нарушение, то ударит оно прямо у тебя в зажимах по единственному должнику, который у него записан.]

Я отчеркнул на листе первую строчку. Спорить было не с чем.

[Хорошо. Тогда заходим с другой стороны. Не трогать оружие, обмануть учет. Всякое обязательство где-то в этом сердце имеет состояние: живое, исполненное, снятое. Ольгино вон исполнилось, и Перо ее отпустило само, без всяких мастеров. Подделать Семе «исполнено», и пусть железка сама разожмет зубы.]

— А что у него исполнять? Исполнение учитывает интерпретатор. Но в таком случае должна быть хотя бы мнимая возможность исполнить клятву. В семином случае по сути даже смерть — это не условие для исполнения, просто после его смерти сама связь с Пером прервется.

[В учете просто нет той графы, куда можно вписать свое «готово»… черт, и почему я тебя тогда не остановила? Он ведь мне сразу показался таким душкой!]

— Ну, видимо, недостаточно. Ладно, дальше. Прецедент Ольги. Формулировку можно править, дописав на листок новые слова. Возьмем Семину записку и допишем выход.

[Извини, милый, но тут ты сам себя в тупик поставил. На том клочке бумаги, на котором Сема писал свое обязательство, больше ничего не вставишь. И мы не знаем, как Перо воспримет вписывание дополнительных слов мелким шрифтом между строчками. И как минимум мы нашли в нем контуры, отвечающие за пресечение попыток жульничества, так что это все максимально рискованно.]

Я положил карандаш. За стеной, в зале, Ася обслуживала утреннего покупателя, и голос ее доходил сюда ровным домашним звуком, от которого думать было легче.
— Третий вариант в мусорку, — сказал я и отчеркнул. — Ладно. Заходим совсем сбоку. Привязку нельзя погасить, нельзя обмануть, нельзя ослабить. А перенести? Слепим пустышку, болванку с подобием Семиного отпечатка, и перецепим нить с парня на деревяшку. Пусть Перо стережет полено хоть до второго пришествия.

[Нить не перекидывают, пока ее держат с одного конца. Сперва Перо должно Сему отпустить, хоть на мгновение. А что у Пера означает «отпустить должника без исполнения», мы с тобой уже выясняли.]

— Разрыв привязки.

[Разрыв привязки, то есть нарушение, то есть удар. Ты хочешь перецепить поводок, не снимая его с шеи.]

— Четвертый туда же. Остается последняя из умных. Модуль, каким ящерица Виктора пряталась от твоего сканирования. Сделаем из него экран между пером и Семой. Оно не узнает о нарушении, потому что вообще перестанет Сему видеть.

[И сколько ты будешь разрабатывать такой экран из материала, который мало то, что ты сам не до конца понимаешь, так еще и я не вижу, а значит никак не смогу помочь?]

— Справедливо. — Я отчеркнул пятую строчку и некоторое время смотрел на лист. — Подведем итог. Всякий тонкий путь упирается в одно и то же: мы не знаем, что Перо считает нарушением, и узнать это можно только риском жизни Семы. Значит, тонкие пути закрыты.

[Я бы рада была тебе возразить, но все так. Перо сделано против хитрости. Всякую щель, которую ты найдешь, мастер нашел раньше тебя и повесил на нее свой курок.]

— Хорошо. Тогда пойдем путем, против которого нет противодействия. — Я взял чистый лист. — Грубая сила. Убить Перо целиком, разом, в одно мгновение. Нет Пера, нет привязки, нет удара. Вопрос один: хватит ли у нас силы это организовать.
Лавка помолчала. Я покосился на Перо в зажимах: дежурная струйка в глубине стержня текла ровно. Вещь нас не слушала. Или делала вид.

[Давай считать, что я могу сказать.]

— Итак, — сказал я спустя час, откладывая ручку и откидываясь на спинку стула. — Что мы имеем? Подытожь, будь добра, у меня голова разболелась.

[Шесть узлов. Пока жив хоть один, Перо живо, значит, бить надо по всем шести, причем отдельными импульсами. Для трех малых узлов у нас найдутся генераторы достаточной мощности, еще два не проблема купить. Проблема в шестом.]

— М-да, — кивнул я. — По расчетам, которые мы перепроверили сколько? Четыре раза?

[Пять.]

— Пять раз. По расчетам, которые мы перепроверили пять раз, за исключением мощных промышленных генераторов, стоящих на разного рода производствах, куда мы никак не можем сунуться с Пером, не существует генератора с достаточной выходной мощностью, чтобы закоротить главный узел достаточно быстро, чтобы Перо гарантированно не успело среагировать.

[Можно попытаться соорудить кустарный генератор, соединив несколько в параллельную сеть. Но чтобы ничего не рвануло нужны расчеты, которые я боюсь проводить, полагаясь исключительно на свои знания. Во времена хозяина еще не были так распространены манагенераторы. К тому же он в целом особо не привечал такие технологии, так как был архимагом и ему это было не нужно.]

— Зоя.

[Зоя. Только помни: она умница, а умницам нельзя рассказывать даже половину правды, они достраивают вторую сами. Придумай по дороге, как просить машину, не рассказывая, зачем она.]

— Придумаю. — Я начал сворачивать листы.
До «Грозовой силы» я дошел пешком, через мост и вдоль канала, нарочно не взяв повозку: дорога была нужна мне для того, чтобы сложить в голове разговор.
Зоя обнаружилась за прилавком, над распотрошенным накопителем, крошечная, как ребенок за учительским столом. Правда, сходство кончалось, едва она поднимала голову.
— Петр Алексеевич. — Она отложила отвертку. — Что на этот раз?
Я подошел к прилавку и выложил первый лист, короткий.
— Для начала вот. Два генератора, непрерывный поток, характеристики тут.
Она пробежала лист одним взглядом, сверху вниз.
— Есть такие. Прямо на руках. Сто одиннадцать тысяч восемьсот за оба. Заберете сами или прислать?
— Пришлите, — вздохнул я. Радовало лишь то, что после использования генераторы можно будет перепродать. — Куда я такие бандуры заберу? И к ним второй лист. — Я выложил его рядом. — Вот тут не покупка. Тут вопрос.
Зоя взяла второй лист и начала его так же бегло, как первый, читать. На середине бег кончился. Она вернулась глазами к началу, прочла снова, уже по строчкам, потом положила лист на прилавок, разгладила ладонью и посмотрела на меня поверх него.
— Это что? — озадачилась она.
— Это машина, которая мне нужна. Чтобы могла выдать непрерывный поток вот такой мощности без швов и без биений на протяжении хотя бы трех секунд.
— Я вижу, что тут написано. Я спрашиваю, что это. Потому что написана тут, Петр Алексеевич, сказка. В серии этого нет. На складах этого нет. — Она пристукнула по листу пальцем. — Этого даже в теории нет, понимаете?
— Понимаю. Поэтому я и принес не заказ, а вопрос. Можно ли это собрать? Скомпоновать из нескольких генераторов?
— Каскад. — Слово она произнесла без вопроса, себе под нос, и глаза у нее на мгновение ушли с меня куда-то в полки. Потом вернулись, и вернулись злыми. — Так. Стойте. Прежде чем я скажу хоть слово про каскады. Зачем вам это?
Вот и пришел вопрос. И, к сожалению, я так и не нашел на него ответ. Так что ответил честно.
— Этого я вам не скажу, Зоя.
— Здрасьте. — Она выпрямилась за прилавком во весь свой невеликий рост. — Не скажет он. Петр Алексеевич, вы понимаете, о чем просите? Поток такой силы это не чайник вскипятить. А если ко мне через неделю придут из МОЛОТа со светописью прожженой стальной двери банковского сейфа? Я в этом городе торгую двенадцатый год и держусь тем, что каждый мой генератор уходит из магазина с официальной бумагой. А вы мне предлагаете собрать безымянное чудовище и не спрашивать, на кого вы с ним пойдете?
— Не на кого, — сказал я. — На что. Это я вам сказать могу. Ни одна живая душа не пострадает никаким образом, за это я отвечаю вам головой. Больше не спрашивайте, потому что дальше начинается то, что вам знать вредно. Есть знания, за которые не благодарят.
— Ах, вредно. — Зоя обошла прилавок и встала передо мной, задрав подбородок; макушка ее приходилась мне значительно ниже плеча, но это ничуть не мешало ей наступать. — Знаете что, Петр Алексеевич, я эту заботу слышала сто раз, и всякий раз она означала одно: человек затеял что-то, за что стыдно или страшно, и хочет проделать это чужими руками, оставив себе право на чистую совесть. Не выйдет. Моя лавка не проходной двор. Забирайте ваши листки. Генераторы я вам пришлю, а сказок я не собираю. Всего доброго.
Она повернулась к прилавку. Разговор был окончен, и по всем правилам мне полагалось откланяться.
— Жаль, — сказал я, не трогаясь с места. — Мне это чудовище нужно буквально на пять минут в рабочем состоянии. А потом я рассчитывал отдать его вам, в качестве платы за помощь.
— На пять минут?
— Да. Всего на пять. Я даже из своей мастерской его не вынес бы. Но теперь, похоже, придется обращаться в Новоград, потому что в Грозове кроме вас нет никого, кто смог бы такое просчитать.
— А кто это вам сказал, что в Новограде посчитают? — Она развернулась. — Кто? Павлов? Крутиков? Тю! Они вам намотают шесть генераторов на одну шину и на пробном пуске эта гирлянда сожжет сама себя, потому что о согласовании фаз там слышали только в пьяном пересказе.
— Вот как?
— Вот так. — Зоя вернулась за прилавок. — Я, между прочим, уже нечто подобное проектировала. Так, чисто на досуге. Хотя ваши спецификации даже мощнее моих прикидок. Но у меня тогда на бумаге все сходилось, но в жизнь я это так и не воплотила. Я ведь не артефактор. Но расчеты лежат у меня в столе пятый год, надо только их доработать… — она посмотрела на меня с недовольным прищуром. — Вы ужасный человек, Петр Алексеевич.
— Я просто умею видеть, что у людей на уме.
— Вот именно. Вы точно используете его только раз?
— Если оно сработает — да.
Зоя молчала. За стеллажами ровно гудело железо.
— Где работаем?
— У меня в мастерской. Вы даете расчет и комплектующие, я даю руки и стенд. Вы увидите своими глазами каждый контур, который я проведу, и будете знать про эту машину все, кроме пяти минут ее службы.

[Хорошо торгуешься, милый. Она уже прикидывает, куда его поставит.]

— Я еще не согласилась, — говорила Зоя.
— Разумеется, — согласился я.
— Я думаю.
— Всенепременно.
Она побарабанила пальцами по прилавку. Потом сняла с гвоздя ключи, заперла лавку и махнула мне рукой.
— Идемте. Надо перестроить мои разработки под почти тридцатипроцентное повышение мощности. Поможете с расчетами.
* * *
На проработку теории ушла почти неделя, даже при том что у Зои и правда были чертежи и расчеты для очень похожего спаянного генератора. Каждый вечер, заперев свою лавку, она садилась за стол в небольшом кабинете, а я вставал над плечом и вместе с Лавкой подсказывал, пересчитывал, предлагал и отметал идеи.
К концу недели проект полностью лег на бумагу. И, надо было признать, это действительно выглядел как настоящий монстр. Оставалось заставить его воплотиться в железе.
Комплектующие Зоя привезла на следующий день, в понедельник, с утра, на ломовых санях, и первым делом осмотрела мастерскую. Осматривала она ее так же, как читала мой лист: сначала одним взглядом, целиком, потом по строчкам. Прошла вдоль верстака, тронула пальцем гравер, заглянула в стойку с инструментом, где каждая вещь висела на своем гвозде.
— Хорошо живете, — сказала она наконец. — Поставим все сюда, к капитальной стене. «Шквал» весит, как хороший сейф, а у нас ваши половицы мне доверия не внушают.

[Мои половицы выдержат ее вместе со всем ее хозяйством и еще попросят добавки. Но я молчу, милый.]

Сема втащили по очереди четыре «Шквала» вдвоем с ломовым возчиком и привезенным Зоей грузчиком, причем они вдвоем тащили одну сторону, а Сема — другую.
— Такого работника, Петр Алексеевич, я бы у вас переманила.
— Я не переманиваюсь, — с улыбкой сказал Сема.
— Точно? Сколько вам Петр платит?
— Дело не в деньгах, — помотал парень головой. Зоя больше не настаивала.
Заминки начались почти сразу.
Первая случилась, когда мы провели первый прогон «Шквалов». Четыре огромных генератора были куплены Зоей в разные годы, и три из них работали шикарно, но четвертый, самый старый, на холодную держал фазу, но по мере прогрева начинал плыть. Зоя, просидев над измерителем час, вынесла приговор:
— Старик гуляет. Сердечник у него за пятнадцать лет наездился. Менять его мне не на что, «Шквалы» — вещь штучная. Нам по идее не нужны все-все запчасти, но с тем, что вытащим из старичка, придется обращаться максимально аккуратно и каждую перепроверять.
— Значит, будем проверять, — пожал я плечами.
Вторая нашлась на второй день. Общую шину, в которую сливались потоки, мы по Зоиному расчету положили медную и на половинной мощности она держала отлично, но на двух третях мана в ней начала вскипать: под моноклем было видно, как ровное течение у стыков рвется пузырями.
— Сечения хватает, — сказал я. — Но медь от нагрева теряет свойства манапроводимости. Нужен ориалх.
Зоя посмотрела на меня так, будто я предложил топить печь ассигнациями.
— Вы знаете, сколько будет стоить ориалховая шина такого сечения?
— У меня есть небольшой запас, с прошлых работ, готов пожертвовать. Но остальное с вас, как уговаривались.
Она заскрипела зубами, но на следующий день привезла почти пятьдесят килограммов ориалха. Вот это мне в ней нравилось: человек, который ругается и жалуется, но делает все как надо, в тысячу раз ценнее того, кто молча и с серьезным лицом творит черти что или не делает ничего.
Третья заминка едва не стоила нам старичка-«Шквала». На первом полном прогоне, когда я по команде сбросил нагрузку, освободившаяся волна пошла искать выход и нашла его там, где ей было не положено. Обратный вал маны вкатился в генераторы, и три «Шквала» его проглотили без проблем, а старик поперхнулся, взвыл на низкой ноте и окутался запахом горелого лака. Я успел к рубильнику раньше, чем запах перешел в дым.
Час мы сидели над вскрытым стариком. Обмотка почернела по краю, но выжила: останови я на полвздоха позже, генератор был бы безвозвратно потерян.
— Моя вина, — сказала Зоя сухо. Оправдываться она не стала. — Развязку переделываем. Вентили ставим двойные, на каждый свой, и гасящий контур на шину.
Еще четверо суток мы все дорабатывали, перекомпоновывали детали, выплавляли крепежи, искали конфигурации, чтобы длина ориалховой шины в итоге оказалась минимальной. Сема носил нам вниз обеды, к которым Зоя сперва отнеслась подозрительно, а со второго раза начала буквально накидываться, снова попытавшись переманить Сему к себе.
Ася заглянула однажды, повела бровью на выросшее у стены сооружение и ушла, ничего не спросив
К следующему понедельнику машина стояла собранная. На общей раме поставленным на ребро ромбом держались «Шквалы», пересобранные так, что от изначальной конфигурации в каждом осталось от силы процентов шестьдесят, связанные между собой ориалховой шиной, а также множеством медных соединителей, внутри которых шли контролирующие, синхронизирующие, стабилизирующие и прочие вспомогательные контуры.
Весила эта бандура близко к тонне, что, кстати, было совсем немного на самом деле. Промышленные машины, способные выдавать сходные мощности, весили тонн по пять минимум.
Красавицей ее назвать не поворачивался язык. Но ей и не нужно было быть красивой. Ей нужно было работать. Зоя, отступив на шаг, оглядела ее целиком и сказала слово, которое я про себя держал с самого начала:
— Чудовище. — Сказано это было с гордостью. — Ну, Петр Алексеевич. Полный прогон.
Прогревали час, по регламенту. Потом Зоя, сверяясь с листом, повела связку вверх, ступень за ступенью: с половины на две трети, потом выше. На полной мощности мастерская наполнилась ровным плотным гулом, от которого ныло где-то за грудиной.
Инструмент на стойке отозвался тонким звоном, а поток в нагрузочный накопитель пошел такой, что смотреть на это в упор через монокль было все равно что смотреть в горн на белое пламя.
— Держит, — сказала Зоя, и голос у нее сел. — Поразительно.
Она выключала каскад по всем правилам, ступень за ступенью, и напоследок еще постояла рядом, держа ладонь на остывающем кожухе ведущего.
— Завтра я заберу его. Не знаю правда пока что как, видимо придется раскошелиться на аренду портативного антиграва, иначе эту тушу не вытащить. Но когда я поставлю ее в витрине, один ее вид станет лучшей рекламой и отобьет мне все траты за пару лет, так что не жалко. Спасибо за такой интересный опыт. Мне понравилось с вами работать, Петр Алексеевич.
— Взаимно, Зоя Романовна.
Она ушла, маленькая и прямая, новая хозяйка единственной в Грозове «портативного» генератора заводской мощности.
Проводив ее, я ушел в мастерскую и запустил наше чудовище, а вместе с ним и пять генераторов, которые должны были подсоединяться к пяти вспомогательным узлам.
— Готова?

[Готова.]

Глава 8

Я достал футляр и перенес на стенд Перо. Каждый из шести подводов кончался накладной скобой с игольчатым жалом, и каждое жало следовало посадить на свой узел с невероятной точностью.
Удар маны должен был прийтись ровно в узлы, чтобы гарантированно сработало.

[Правее на волос. Еще. Стой. Под тобой обводная линия. Заходи сверху, отвесно… так. Сажай.]

Первая скоба села на дальнюю гроздь с сухим щелчком. Я перевел дыхание.

[Ровно. Следующая.]

Вторая и третья скобы сели за полчаса. Четвертый узел сидел глубоко, под тремя слоями других контуров, и прямого отвесного захода к нему не было, так что пришлось подлезать к нему через вспомогательный контур, что заняло тоже почти полчаса. Пятая, благо, уже была довольно простой.
К полудню все пять вспомогательных скоб были на месте. Оставалась главная.
К основному узлу шел подвод от чудовища, самый толстый, и жало у него было не игольное, а более тупое и широкое. Садилось оно не на узел, а на всю толщу защиты разом, и точность здесь требовалась другая: не «куда», а «насколько плотно». Всякий зазор между жалом и защитой на полной мощности превратился бы в дугу напряжения, а дуга съела бы ровность потока. Но тут была не столько сложность, сколько муторность подгонки.
В три часа дня я запустил прогрев.
Каскад набрал холостой ход, и мастерская наполнилась низким пением генераторов.
Оставалась последняя проблема. Первая: единый размыкатель, от которого шли все шесть пусковых линий. Однако этого было мало: у каждой машины свой характер, и от команды до полного выпуска мощности каждая раскачивалась свое время. Так что нужно было делать на это поправку, и проводку от размыкателя к каждому генератору я вел разной длины, но это все еще нужно было корректировать.
Проверял я на болванках. Выставил на дальнем верстаке шесть гасящих чушек, развел на них временные отводы от всех шести линий и теперь, не трогая Пера, дал первый учебный залп.

[Дробь, милый. Первыми пришли твои, следом покупные, монстр опоздал на полсекунды.]

Я подтянул контур «Шквала», ослабил средние. Второй залп.

[Лучше. Монстр отстает на четверть секунды.]

Потом было еще несколько попыток, но закончилось все лишь после того как я перебрал всю подстройку заново.

[Стой. Не трогай больше ничего.]

— Что? Есть?

[Есть. Идеальная синхронность. Можно переводить на Перо]

Я положил отвертку и некоторое время просто стоял, опустив руки. Потом снял с болванок временные отводы, вернул все шесть линий на боевые скобы и еще раз, последним кругом, обошел стенд: посадку жал, притирку тарана. Все стояло как должно.
Оставалось положить руку на рубильник.
Я выпил кофе, чтобы подготовить мысли, потом послал Сему за врачом. Когда тот пришел, усадил его на стул, напротив усадил Сему и наказал, чтобы фельдшер пристально смотрел за Семой и, если увидит хоть какие-то признаки ухудшения состояния, тут же начал работу.
Ася села за прилавком, с тревогой глядя на Сему, который, явно нервничая, тем не менее смирно сидел на стуле, подергивая ногой.
Я пошел в мастерскую и взялся за рубильник.

[Вот так сразу?]

— Нечего тянуть. На счет три. Один. Два.
На «три» я дернул рычаг.
Шесть потоков маны в полную мощь сорвались с машин единым валом, свет в мастерской просел, воздух над стендом плеснул жаром, и сквозь дымчатое стекло, которое я держал перед глазами, я увидел, как Перо вспыхнуло изнутри маной, по всей длине, ровным нестерпимым светом.
Это длилось ровно три секунды, после чего я отключил систему и выскочил в зал. Сема продолжал сидеть на своем месте и сейчас как раз отвечал явно Лавке, подтверждая, что с ним все в порядке.
Я постоял над ним еще минуту, прежде чем, наконец, глубоко выдохнул. Хлопнув парня по плечу и отпустив фельдшера с вознаграждением на беспокойство, вернулся в мастерскую. Надел монокль и наклонился над стендом.
Пера больше не было. Была вещь той же формы. Но вместо сложной вязи манаконтуров внутри него теперь осталась выжженная пустыня.
Разумеется, Перо не было настолько мощным артефактом, чтобы его уничтожение потребовало подобной мощности. Но моей задачей было разрушить его структуру полностью и за долю мгновения, чтобы система Пера не успела среагировать, а это было несравнимо сложнее.
Но теперь все было кончено. Я провёл осмотр от кончика до кончика трижды, слой за слоем, заглядывая во всякий уголок, где могла уцелеть хоть искра.

[Ничего. Эта вещь мертва, милый.]

Я снял скобы, отвел таран и взял Перо со стенда. Оно еще было горячим.
— Сема, иди сюда! — позвал я.
Он вошел.
— Все закончилось? — поинтересовался он.
— Да.
Я положил на стол Перо, а рядом бумагу с клятвой Семы. Его ладони сжались.
— Перо мертво, и клятвы твоей больше нет. Ни на тебе, ни на этой бумаге, нигде. Осталась одна бумага.
Я положил листок в плошку тигля и чиркнул спичкой.
— Стойте! — Сема подался вперед. — Петр Алексеевич, а как же… Я ж тогда сам писал. Вы не заставляли, я сам. Чтоб вы мне верили.
Спичка догорала у меня в пальцах. Я загасил ее и положил на край плошки.
— Я тебе верю и без всяких записок.
Он смотрел на листок.
— Я знаю, — сказал он честно. — Но жалко, что ли. Она ж… Ну вот я ее написал тогда, и вы меня взяли. С нее все началось. И крыша, и Ася, и Хозяюшка. Она вроде как… документ.

[Милый, не вздумай сейчас острить. Он тебе святыню свою показывает.]

Я и не собирался. Я положил листок обратно на стол, разгладил ладонью.
— Если хочешь, можешь оставить себе. В ней все равно больше нет никакой силы. А для меня эта записка уже давно перестала играть какую-либо роль.
— Я оставлю, — кивнул он.
— Бери.
Он аккуратно сложил листочек вчетверо и спрятал в карман.
— А Перо? — спросил он.
— Перо уже оставлять нельзя, даже сломанное, — я взял стержень и протянул ему. — Держи. Сломай и выброси в реку. Прямо сейчас.
Сема взял стержень так осторожно, что смотреть было смешно и не смешно разом: двумя пальцами, как осу. Потом осмелел, обхватил всей ладонью. Потом взялся второй рукой, примерился и согнул.
Сталь пошла туго, с протяжным скрипом, а потом лопнула. В руках у Семы осталось два обломка с сизым отливом на изломе. Он посмотрел на них с большим удовлетворением.
Мы вышли из мастерской вдвоем, и Ася встретила нас у дверей.
— Ну? Все? — поинтересовалась она.
— Все, — доложил Сема с гордостью. — Осталось только это выкинуть, — он показал обломки, — Пойдешь со мной?
— Пойду, конечно. — Ася перевела взгляд на меня, и в глазах у нее был и вопрос, и ответ на него разом.
День стоял тихий, люди еще все были на работах и Набережная Тихого канала была почти пуста. Шли молча, но молчание было из легких: Сема впереди, широко, Ася с ним, я чуть позади, с Лавкой на связи.
Мы вышли на мост. Сема достал обломки, подержал на ладони, будто взвешивая напоследок, и посмотрел на меня.
— Кидать?
— Кидай, — отозвался я.
Он примерился и кинул оба разом. Два всплеска сошлись в один, вода сомкнулась. Мы постояли еще.
— И все, — сказал Сема с некоторым даже разочарованием. — Я думал, хоть пузыри пойдут.
* * *
В тот вечер я закрыл торговлю пораньше и, задвинув засов, поднялся на кухню, куда уже с час тянуло печеным тестом. Решив, что февраль вот-вот отступит, я откровенно погорячился. Снегопады зарядили на неделю с лишним, и сегодняшний день не был исключением.
Сема стоял у плиты, закатав рукава, и снимал с противня пироги: перекладывал их на полотенце, дул на пальцы. Рядом дозревала в чугунке похлебка, и по кухне плыл дух разваренной курицы с кореньями. Ася сидела у края стола с амбарной книгой и щелкала костяшками счетов, сверяя дневную выручку.
Лавка к вечеру натопилась. Половицы под ногами были теплые, от изразцов у печной стены тянуло сухим жаром, и даже сквозняк из зала, вечный житель порога между торговлей и кухней, сегодня куда-то делся.
В такие вечера особенно ясно чувствовалось, что дом не просто стоит вокруг тебя, а сидит за столом вместе со всеми, пятым прибором.
— Девять сорок, — сказала Ася, не поднимая головы. — Сема, у тебя пироги считанные?
— Считанные. По два на брата и один сверху, кто первый успеет.
— Тогда сразу убери два. Азалия еще не пришла, а ты можешь съесть и свое, и ее, еще до того как она придет разденется.
— Я? — Сема прижал ладонь к груди с таким оскорбленным видом, что полотенце съехало с плеча. — Ась, да я ее пирог хоть под замок положу.
— Под замок не надо. Просто на дальний край, откуда твоя рука не достает.
— Моя рука везде достает, — сказал Сема с достоинством и переложил один пирог на дальний край стола.
Я сел на свое место и посмотрел на пустой стул слева. Азалия запаздывала не первый раз: музей в последние недели держал ее допоздна, и к ужину она являлась когда как, вечно с ворохом бумаг под мышкой. Но сегодня стрелки подходили к десяти, а ее все не было.

[Не волнуйся, милый. Придет.]

— Я и не волнуюсь, — сказал я вполголоса. — Я есть хочу.
Ася захлопнула амбарную книгу. Сема разлил похлебку по мискам и сел, покосившись на дальний пирог, после чего демонстративно отвернулся от него всем корпусом.
Мы успели съесть по полмиски, когда в зале звякнул колокольчик, а следом хлопнула входная дверь, впуская с улицы волну холода, докатившуюся даже до кухни. В прихожей завозились: застучали снимаемые ботики, потом что-то упало, и глухое «ой» сопроводило поднятие упавшего.
Азалия вошла на кухню раскрасневшаяся с мороза, в свитере с чужого плеча, с бумажным свертком в руках. От нее пахло улицей: свежим снегом и чуть-чуть печным дымом, который зимний Грозов наносит на всех своих жителей без разбора.
Очки сидели у нее на лбу, воткнутые в растрепанный пучок, и по всему было видно, что про них она давно забыла. Снег таял у нее на прядях мелкими каплями.
— Я опоздала, да? — Она положила сверток на стол и придвинула его к Асе. — Это к чаю, пастила. Я мимо кондитерской шла, а там еще открыто было, ну я и подумала, что раз я все равно опаздываю, то хоть не с пустыми руками.
Ася развернула сверток: внутри действительно лежала пастила, розовая и белая вперемешку, еще пахнущая кондитерской. Для Азалии, как бы это ни звучало, совпадение содержимого и заявленного было уже достижением.
— Садись, — сказала она, наливая Азалии чаю. — Что-то ты сегодня совсем поздно. Музей замучил?
— Нет! — Азалия просияла так, что у нее даже очки блеснули на лбу. — Я была на свидании!
Сема замер с ложкой на полпути ко рту. Ася медленно поставила чайник. Я аккуратно положил надкушенный пирог обратно на тарелку.
— Так, — сказала Ася председательским тоном. — Сядь. Ешь. И рассказывай все с самого начала.
— С какого начала?
— С самого. Мы даже не знали, что у тебя кто-то есть.
— Да у меня никого и нет, — удивилась Азалия, усаживаясь и подтягивая к себе миску. — Просто был такой приятный вечер, и я подумала, что вам будет интересно. Вы же всегда спрашиваете, как у меня дела, а у меня всегда одно и то же, музей да опись, а тут наконец что-то новое.

[Милый, у меня предчувствие, что вечер удался.]

— Тогда правда с начала, — сказал я. — Мы, кажется, что-то пропустили. Какое свидание, откуда?
Азалия отхлебнула из миски и обожглась. Помахав на похлебку ладонью, она начала рассказывать, по своему обыкновению не с того конца.
— Вы же знаете, что я теперь вожу экскурсии?
— Не знаем, — сказали мы с Асей одновременно.
— Ой. — Она моргнула. — А мне казалось, я рассказывала. Ну, значит, вожу. По три раза в неделю, по вечерам после описи. Понимаете, жалованье у консультанта небольшое, я же не в штате, я приглашенный эксперт, а приглашенным платят за часы. А мне все время неудобно.
— Чего тебе неудобно? — спросил Сема.
— Ну как. — Азалия обвела ложкой кухню, чуть не задев самовар. — Я тут живу. Ем ваши пироги. А платить мне за это никак, вы же денег не берете. Значит, я должна хотя бы за еду платить сама или вот, пастилу к чаю приносить, а чисто на жалованье консультанта особо не напокупаешь. Вот я и пошла к директору спрашивать, нет ли еще какой работы.
Я поймал взгляд Аси. Разговор про деньги за постой у нас с ней случался уже не раз и всегда кончался одинаково: Азалия кивала на все мои доводы, а через неделю заводила его снова.
— И директор предложил экскурсии, — продолжала она. — У них экскурсовод одна, пожилая, ей тяжело, а желающих много, зимой в музей ходят охотнее. Он спросил, возьмусь ли я, и назвал плату с каждой экскурсии. Я, конечно, сразу согласилась.
— Сразу, — повторил я.
— Ну да. А чего тянуть? Он же сказал, что больше дать не может, у них фонды расписаны до весны. Неудобно было бы торговаться, он и так мне навстречу пошел.
Она сказала это легко, между двумя ложками похлебки, и уже тянулась мыслью дальше, к следующей части рассказа. А я про себя отметил, что фраза «больше дать не может» в устах директора, у которого желающих много, а экскурсовод одна, звучит крайне неправдоподобно. А еще что торговаться Азалия не стала бы, даже если бы ей предложили водить экскурсии за спасибо.
— И как, ходят? — спросила Ася.
— Ходят! — Азалия отложила ложку и оживилась. — Представляете, ходят, и еще как. Я сама не ожидала. Я перед первой экскурсией всю ночь не спала, план писала. Расписала по минутам: пять минут на вводную, семь на керамику, десять на дивногорский зал. Вышла к людям, открыла рот, и весь план кончился на второй витрине, потому что там стоит корчага с клеймом, а про клейма я могу сутки рассказывать. Я думала, все, разбегутся. А они стоят. Первый раз пришло человек пять, я думала, ну, случайные. А потом семь. А потом десять, и дальше все больше! И самое удивительное знаете что?
— Что?
— Многие ходят по второму разу. И по третьему! Я уже некоторых в лицо узнаю. Есть несколько мужчин, которые были, по-моему, на всех моих экскурсиях вообще. Приличные такие, взрослые, лет по тридцать. Стоят, слушают, кивают.
Сема издал странный звук, что-то среднее между кашлем и хмыканьем, и уткнулся в кружку. Ася подняла бровь и очень внимательно посмотрела на Азалию, потом на меня. Я сохранял лицо.
— А женщины? — спросила Ася самым невинным голосом. — Женщины по второму разу ходят?
Азалия честно задумалась, перебирая в памяти лица.
— Женщины ходят с детьми, — сообщила она наконец. — По воскресеньям. Но по второму разу, кажется, нет. Наверное, им с детьми тяжело выбираться, дети же устают в музее. А мужчинам проще, они после службы заходят или в обед.
— Ну конечно…
— И вот я думаю, — Азалия развела руками, — видимо, я и впрямь неплохо рассказываю? Я сначала боялась, что буду сбиваться. Я же увлекаюсь. Начну про витрину с посудой, вспомню про обжиг, от обжига перейду к глинам, от глин к торговым путям, и все, где я и где витрина. Один раз я вообще забыла показать экспонат, ради которого мы шли через два зала. Так и ушли, не посмотрев. Я потом вспомнила, уже в гардеробе, извинилась, а они смеются: ничего, говорят, придем еще раз.
— Какие ответственные…
— Да! Понимаешь, какие терпеливые? Я бы на их месте на такого экскурсовода жаловалась, а они ходят.
Я представил себе эту картину: музейный зал и в нем десяток-два взрослых мужчин, которые в третий раз слушают, как высокая и невероятно красивая женщина, увлеченно, раскрасневшись, с жаром и тяжелым придыханием рассказывает про глину.
И попробовал представить ту же публику на той же экскурсии, если бы вел ее сухонький старичок из архивного отдела. Публика в моем воображении растаяла на второй же минуте.
— Ну хорошо, — сказала Ася, подперев щеку ладонью. — Экскурсии, слушатели, все ясно. А свидание откуда взялось?
— А, ну это как раз просто. — Азалия придвинула к себе чай. — Среди этих постоянных есть один. Он точно вообще на всех экскурсиях был, с самой первой. Всегда стоит чуть в стороне, слушает очень внимательно, вопросы задает. А неделю назад подошел после экскурсии и подарил цветы.
— Прям букет? — сказал Сема.
— Большой такой! Сказал, в благодарность за рассказ. Мне было ужасно приятно, мне цветы вообще редко дарят, то есть дарят, но всегда с какими-то непоятными вопросами и предложениями. А тут за мою экскурсию.
— А дальше? — спросила Ася.
— А дальше он проводил меня до извозчика. Потом подарил коробку засахаренных орехов, я вам ее приносила, помните, в четверг. Я, правда, тогда не сказала, откуда она, потому что как-то к слову не пришлось. Мне, конечно, было неудобно только получать, — продолжала Азалия. — Он мне цветы и орехи, а я ему что? Так что я стала ему тоже делать приятное. Придержала для него оттиск с новой музейной брошюры, которую напечатают только через месяц, там как раз про керамику, ему же интересно. Потом один раз вынесла показать черепок из фондов, который на экспозицию не попал. Директор, правда, не велит выносить, но я же не выносила, я в дверях показала. И на экскурсиях стала для него специально добавлять подробности, которые в общий рассказ не влезают. Он так внимательно слушает, жалко же человека без подробностей оставлять.
— То есть ты ему тоже, — Ася подбирала слово, — знаки внимания оказывала.
— Какие знаки? — не поняла Азалия.
— Ясно, — сказала Ася. — Продолжай.
— А вчера после экскурсии он подошел и пригласил меня провести с ним вечер. В смысле, погулять. Я сначала растерялась, но потом подумала: он столько моих рассказов выслушал, неудобно отказывать человеку. И согласилась.
— Как его хоть зовут? — спросил я.
— Григорий. — Азалия сказала это с удовольствием, нараспев, отдельным словом. — Он представился еще тогда, с цветами. Очень воспитанный. Приятный на вид. Высокий, ну, не как Сема, обыкновенно высокий. Всегда очень аккуратный, воротничок, перчатки.
— А чем занимается?
Азалия задумалась. Пауза вышла долгая, с прихлебыванием чая.
— Знаешь, я не спросила, — призналась она наконец. — Как-то не пришлось. Мы все больше про музей говорили, про экспонаты. Зато я точно знаю, что теперь он разбирается, чем ранний дивногорский обжиг отличается от позднего.
Сема снова издал свой звук в кружку. Я мысленно согласился: молодой человек, способный запомнить признаки дивногорского обжига, заслуживал как минимум знакомства.
— Хорошо, — сказала Ася. — Значит, вчера он тебя позвал. А само свидание?
— Мы гуляли. Он ждал меня у музея, с цветами опять, мы прошли по набережной до самого моста и обратно, потом зашли греться в кондитерскую, он взял мне горячий шоколад. И все это время мы разговаривали.
— О чем? — спросил я, уже догадываясь об ответе.
— Об истории! — Азалия просияла. — Петр, это удивительный человек. Я ему рассказывала про старофаренскую застройку, про то, как по слоям кладки можно прочитать три пожара и две перестройки, про черепки, про обжиг. Целый час, наверное, рассказывала, если не два. И он ни разу не перебил. Не стал переводить разговор. Слушал, кивал. Ему явно по-настоящему интересна история! Это так редко бывает, вы себе не представляете. Обычно люди на третьей минуте начинают смотреть в сторону, а он нет! А в кондитерской знаете что было? — Она наклонилась над столом, понизив голос: рассказ дошел до самого интересного места. — Я стала объяснять про перестройки и полезла за карандашом, чертить кладку на салфетке. У меня карандаша не оказалось, я его вечно где-то оставляю. Так он достал свой, из внутреннего кармана, отточенный. Носит с собой карандаш! И салфетку потом сложил и убрал в тот же карман. Сказал, дома разберет по свежей памяти.
Она перевела дух и добавила тише, честно:
— С ним легко. Не надо следить за собой, не надо думать, не слишком ли я увлеклась. Увлеклась, и хорошо, ему же интересно.
За столом стало тихо. Сема смотрел в свою кружку так сосредоточенно, будто читал на дне судьбу. Ася глядела на Азалию мягче, чем минуту назад, и уже без насмешки в углах губ. Я вертел в пальцах ложку.
Все нам было понятно и про этот целый час, и про то, каким чудом взрослый служилый человек находит в себе жажду знаний о черепках. Непонятно было одно: влюбленный это человек или просто заинтересованный, причем далеко не в истории. А это как раз была разница, которая нас касалась.
— А потом? — спросила Ася.
— Потом он проводил меня до самой лавки. До крыльца. Было уже поздно, и он сказал, что не простит себе, если я пойду одна. Мы попрощались, и он спросил, можно ли увидеться еще раз, послезавтра. Он заедет за мной сюда вечером, и мы пойдем в театр, у него билеты. Я согласилась. Это же ничего, да? — Она вдруг посмотрела на нас с легкой тревогой: похоже, задним числом заподозрила, что могла что-то напутать в правилах взаимоотношений. — Так можно?
— Можно, — сказала Ася. — Так очень даже можно.
— Вот и я подумала, что можно. — Тревога с нее слетела мгновенно. — Он такой обходительный. И про историю…
— … ему явно интересно, — закончил Сема с самой серьезной миной, на какую был способен. — Мы поняли.
Азалия закивала, довольная, что ее поняли, и потянулась наконец к своему пирогу на дальнем краю. Я поймал момент.
— Азалия. Раз уж он послезавтра заедет сюда, за тобой. Можно нас с ним познакомить? — спросил я.

Глава 9

Она посмотрела на меня поверх пирога, не донеся его до рта.
— Познакомить? — переспросила Азалия.
— Ну да. Пусть зайдет, подождет тебя внутри, а не на морозе. А мы пока перемолвимся с ним словом. Ты у нас живешь уже больше месяца, ты нам не чужая. Нам спокойнее будет знать, что за человек тебя провожает по вечерам, — объяснил я.
Азалия моргнула. Видно было, что сама постановка вопроса «что за человек» для нее нова: человек и человек, слушает про обжиг, дарит пастилу.
— А зачем… — начала она, подумала и махнула рукой. — Хотя знаете, познакомьтесь, конечно. Он вам понравится. И ему наверняка будет приятно, он же видел лавку только снаружи, а тут такие интерьеры, перестроенные по чертежам самого Апостофина, между прочим, с сохранением несущей логики оригинала… Думаю, он будет только рад.
— Вот и славно, — сказал я. — Значит, послезавтра.
— Послезавтра! — Азалия наконец надкусила пирог, зажмурилась от удовольствия и тут же, с полным ртом, вспомнила: — Ой. Мне же надо решить, что надеть. Это ведь все-таки будет театр. У меня есть синее платье и есть серое, но у синего воротник, а у серого… — Она встала, не выпуская пирога. — Я пойду посмотрю. И еще мне надо записать одну мысль, пока не ушла. Спасибо, было очень вкусно!
И ушла, унося пирог вместе с мыслью. Мы остались втроем. Сема первым нарушил молчание.
— Цветы. Орехи. Пастила. И ни разу не перебил. — Он загнул три пальца и посмотрел на них с уважением. — Основательный человек идет к цели.
— Вопрос, к какой, — сказала Ася, повторяя мои мысли. — Она же не видит ничего. Вообще. Ей хоть серенаду под окном пой, она решит, что человек интересуется акустикой переулка.
— А может, он и правда историю любит, — сказал Сема без большой уверенности. — Бывают же люди.
— Бывают, — согласилась Ася. — Только люди, которые любят историю, ходят в музей, смотрят на витрины и уходят домой читать книги по истории. А не стоят три раза подряд на одной и той же экскурсии со свежими цветами наготове.
— Может, у него память плохая.
— С плохой памятью он бы дивногорский обжиг с первого раза не запомнил.
Сема подумал и сдался:
— Тоже верно.
— Поэтому и познакомимся, — сказал я. — Посмотрим на него вблизи. Поговорим. Люди на разговоре видны.
— Поговорим, — повторил Сема, и в голосе его прорезалось что-то такое, от чего мне на миг стало жаль послезавтрашнего гостя. — Я тоже поговорю. У меня и вопросы уже есть.
— Только без увечий, — сказала Ася.
— Какие увечья, Ась. Разговор по душам.
У Азалии, что-то опять упало. Лавка дождалась, пока Ася загремит посудой у лохани, и сказала мне одному, тихо и задумчиво:

[Знаешь, милый, что мне во всем этом нравится больше всего? Она пришла и рассказала. Сама, сразу, все как есть. Значит, уже признает, что тут ей тоже дом. А ухажера послезавтра посмотрим. И если он хоть чем-то ее обидит, я ему дверь на пальто зажму, а потом спущу на него Лизу.]

Через два дня, под вечер, Лавка стояла прибранная и подозрительно тихая. Азалия ушла наверх собираться, и с тех пор оттуда доносились звуки перекладываемых вещей, а один раз, отчетливо, звук уроненного зеркальца. Что это было именно зерцальце было понятно по тихой ругани.
Ася протирала прилавок, хотя он в этом не нуждался. Сема возился в глубине зала с ящиком, который не требовал ни переноски, ни возни. Хоня сидел на своем месте посреди прилавка, поджав лапы, и глядел на дверь.
Все мы, в общем, смотрели на дверь.
Колокольчик звякнул ровно в назначенный час, минута в минуту. Вошедший задержался на пороге. Сняв шапку, он только после этого шагнул внутрь.
Молодой человек лет двадцати шести, в добротном пальто чиновничьего сукна, застегнутом на все пуговицы. Воротничок белый, свежий, перчатки серые, в левой руке букет, обернутый от мороза бумагой и оттого похожий на огромный кулек семечек.
Держался он прямо, почти до отрепетированности. Взгляд его, обежав зал, споткнулся сначала о полки с товаром, затем о Хоню.
Кот повернул голову и проводил гостя от двери до середины зала одним ровным движением, не шевельнув корпусом. Гость посмотрел на кота, на его глаза, в которых от лампы зажглась искра, и на всякий случай слегка поклонился.

[Пришел минута в минуту, поклонился коту. Милый, я почти готова его полюбить. Почти.]

— Добрый вечер, — сказал гость. — Григорий. Я за Азалией… то есть я хотел сказать, у нас с Азалией условлено. Она предупредила, что мне можно подождать здесь.
— Можно и нужно, — сказал я, выходя навстречу. — На улице не май. Она сейчас спустится.
Сверху, как по заказу, донесся грохот чего-то легкого, но многочисленного, вроде рассыпанной шкатулки с драгоценностями, и приглушенное «ой». Григорий поднял глаза к потолку.
— Собирается, — пояснил я. — Проходите, присаживайтесь.
Он присел на стул для посетителей, положив букет на колени, как папку с докладом. И тут из глубины зала вышел Сема.
Надо было знать Сему, чтобы оценить, что это был за выход. Обычный Сема, при всех своих двух метрах, умудряется визуально занимать мало места, что обеспечивалось в первую очередь его дружелюбным по большей части настроем и улыбкой.
Но этот Сема шел прямо, развернув плечи во всю ширину, набычившись, и каждая половица под ним проседала с медленным, значительным скрипом. Лавка ему явно аккомпанировала. Подойдя, он навис над сидящим гостем так, что тот буквально оказался в тени.
— Григорий, значит, — сказал Сема голосом на пол-октавы ниже собственного.
— Григорий, — подтвердил гость и привстал было, но привставать было некуда: сверху был Сема.
— Сиди. — Сема упер кулаки в бока. — Разговор у меня к тебе короткий. Азалия нам рассказывала, что ты на ее экскурсии ходишь. На все подряд. Слушаешь про историю.
— Хожу, — осторожно согласился Григорий. — Слушаю.
— Про историю слушаешь, — с нажимом повторил Сема. — Вот и ответь мне: какие у тебя планы на нашу Азалию? Потому что если у тебя, кроме истории, есть какие-то другие намерения, то выйдет, что ты ей соврал. А я очень не люблю, когда врут. Очень.
Последнее «очень» Сема произнес, наклонившись еще ниже, и Григорий вжался в спинку стула вместе с букетом.
— Никаких других намерений, — заверил он быстро. — Только лекции. Только история. Исключительно.
— Исключительно, — повторил Сема и с полминуты изучал его лицо с расстояния в две ладони. Потом выпрямился, кивнул каким-то своим мыслям и удалился в другую часть зала.
Григорий вытащил из кармана платок и промокнул лоб. Пальто на нем было застегнуто по-прежнему на все пуговицы, и в натопленном зале это начинало сказываться. Ну, или, может быть, пот выступил еще по каким-то причинам. Не знаю даже.
Тут подошел я, и по контрасту с Семой мой приход, вероятно, показался ему явлением ангела.
— Вы уж простите, у нас тут по-семейному, — сказал я самым светским тоном, придвигая себе второй стул. — Петр Алексеевич, хозяин этой лавки. Азалия пока живет у нас, гостьей. Так что мы, можно сказать, принимающая сторона.
— Очень приятно. — Григорий пожал протянутую руку с облегчением утопающего. — Григорий. У вас замечательный… — он поискал слово, косясь на Хоню, — замечательный дом.
— Согласен, — согласился я. — С характером. Как вам, кстати, нынешняя зима? Который день метет.
— Метет, — с готовностью подхватил Григорий. — Снегу навалило, на службу не проехать, извозчики цены подняли втрое.
— И не говорите. А служите вы где, если не секрет?
— В акцизном управлении. Губернском. — Он чуть приосанился, насколько позволял стул. — Столоначальник.
— Смотрите-ка, — сказал я с уважением. — Столоначальник, в ваши-то годы. Стало быть, человек на виду, с перспективой. Бумаги, отчетность, ревизии?
— Все так. Работа ответственная, зато твердая. Жалованье, к празднику наградные.
— Прекрасно, прекрасно. — Я покивал, дал разговору полностью улечься в мирное русло, выдержал паузу и спросил тем же ровным светским тоном, каким только что говорил о погоде: — А скажите, Григорий. Если я попрошу одного своего знакомого из отдела МОЛОТ навести справки о вашем ведомстве и о вас лично, он там что-нибудь найдет?
Наступила тишина. Сема прекратил шебуршать, явно прислушивался. Следующей за ней не последовало.
Григорий сначала улыбнулся, готовый принять это за шутку. Потом посмотрел мне в лицо, улыбку убрал и сглотнул. Пальцы его сами собой прошлись по пуговицам пальто сверху вниз, проверяя, все ли застегнуты.
— Простите… из МОЛОТа? — переспросил он.
— Ну да. У меня там приятель служит, детективом. Славный человек, дотошный.
— Но я… — Григорий выпрямился, и воротничок его при этом движении слегка перекосился. — Наводите, разумеется, ваше право. Я человек ответственный. У меня по службе ни единого взыскания, все ведомости в срок, приход с расходом сходится копейка в копейку…
— Вот и я вижу, человек ответственный, — кивнул я ровно с тем же выражением. А скажите мне тогда, как человек ответственный: может ли ответственный работник, столоначальник, между прочим, посреди рабочего дня, через день, отлучаться на часовые экскурсии в музей?
Григорий открыл рот. Закрыл. Букет у него на коленях хрустнул оберточной бумагой.
— У нас… — Он прокашлялся. — У нас в управлении обед длинный. Полтора часа по регламенту. Я в обед хожу. В музей то есть. В свой законный обед.
— Точно в обед?
— Да-да. — Он прижал свободную ладонь к груди. — Честное слово, в обед!
— Ну в обед так в обед, — легко согласился я, и Григорий перевел дух ровно на то время, которое понадобилось мне для следующей фразы. — Кстати, об экскурсиях. Вы ведь у Азалии постоянный слушатель, она говорила. Самый внимательный. Мне, признаться, завидно: я вот все послушать не выберусь. Расскажите хоть, о чем там речь? Она вроде бы про дивногорскую керамику рассказывала. Чем там, напомните, ранний обжиг от позднего отличается?
Пауза, которая за этим последовала, была прекрасна. Григорий смотрел на меня круглыми глазами: на ровном месте, в гостях, между чаем и погодой, ему устроили экзамен за весь гимназический курс.
— Обжиг… — начал он. — Ранний обжиг, он… менее совершенный. Технически. А поздний, соответственно, более. Совершенный.
— А по каким признакам это видно? Она же наверняка объясняла. По черепку, говорят, прямо видно.
— По черепку видно, да. — Григорий кивнул с отчаянной уверенностью. — Цвет. Цвет другой. И… фактура. У раннего фактура такая… более… ранняя.
— А корчага с двойным клеймом? Во второй витрине которая. Про нее Азалия, я слышал, целую лекцию читает.
— Замечательная корчага, — сказал Григорий с чувством. — Очень… очень познавательная. Я, честно говоря, все экспонаты сразу не удержу в памяти, там же их сотни, но общее впечатление всегда исключительно познавательное. Азалия удивительно рассказывает. Заслушаешься.
— Вот и я говорю, — согласился я, глядя ему в глаза. — Иные вон по несколько раз ходят. Слушают.
Григорий выдержал мой взгляд секунды полторы, после чего стал сосредоточенно поправлять бумагу на букете.
И тут под его правым ботинком отчетливо, длинно скрипнула половица. Сама, он не шевелил ногой. Григорий посмотрел вниз. Половица скрипнула еще раз, уже под левым.
— Мыши? — спросил он с надеждой.
— Что вы. Хоня мышей не терпит. — Я кивнул на кота. Хоня в подтверждение медленно повернул голову к гостю, и в дымчатом глазу его снова зажглась искра.
Лампа на прилавке мигнула и погасла, точно на нее дунули. При том что она была магическая. Григорий уставился на лампу. Лампа, помедлив, разгорелась снова.
— У вас… — начал он.
— Сквозняк играет, — сказал я, не дав ему закончить. — Метель же.
Над дверью сам собой брякнул колокольчик. Один раз, коротко, как смешок. Григорий обернулся на дверь всем корпусом: дверь была закрыта, и за стеклом ее стояла пустая снежная улица.
— Никого, — сообщил я. — Показалось вам.
— Но колокольчик…
— Какой колокольчик?
Григорий посмотрел на меня. Я смотрел на него ясно и участливо, докторским взглядом. Часы в углу вдруг пробили семь, глубоко и торжественно, при том что стрелки их показывали половину шестого.
— Часы, — слабо сказал Григорий, — бьют.
— Бьют, — подтвердил я. — Часам положено.
— Семь. А на них половина шестого.
— Где семь? — Я обернулся к часам с искренним недоумением. — Вам послышалось. Григорий, вы, часом, не переутомились на службе? Отчетность, вы говорили, ревизии. Бывает, знаете, от бумаг: в ушах звенит, мерещатся всякое. Вы бы поберегли нервы, вам еще в театр.
— Дом старый, — сказал Григорий, беря себя в руки. Он расправил плечи и, утвердив букет на коленях ровно, повторил уже спокойнее, для себя: — В старых домах всегда так: усадка, сквозняки. — Он кивнул на Хоню как на главный аргумент. — Все объяснимо.

[А он ничего, милый. Держится. Колени вон только выдают: букет на них подпрыгивает, как на телеге. Но не вскочил, не побежал. Ставлю ему четыре с минусом, и то минус за фактуру, которая более ранняя.]

Мимо нас в сторону лестницы прошла Ася со стопкой чистых полотенец. Проходя, она приостановилась на полшага, посмотрела на Григория внимательно и доброжелательно и сказала между делом, буднично:
— Я, если что, чувствую, когда мужчина врет. Профессиональное.
Над ее раскрытой ладонью, поверх полотенец, вспыхнул и заплясал маленький синий огонек. Ася полюбовалась им секунду, сжала пальцы, огонек погас, и она пошла себе дальше, к лестнице, не оборачиваясь.
Григорий проводил ее взглядом до последней ступеньки и сглотнул так, что дернулся воротничок.
— Колдунья, — пояснил я. — Работает у меня. Они с Азалией очень хорошо дружат.
— Очень… — Григорий поискал слово, — очень удобно, наверное. В хозяйстве.
— Не то слово.
Колокольчик над дверью звякнул снова, на этот раз по делу: с улицы, вместе с облаком снега, вошла Варя. С порога она охватила взглядом мизансцену: мы с напряженным молодым человеком сидели на стульях друг напротив друга, а из второго выглядывал Сема, которому было любопытно, но которому по образу было не положено любопытствовать.
О визите Григория она знала, я ей рассказал, и сегодня она приехала именно в этот час явно не просто так.
— Добрый вечер, — сказала она, вешая шубу на крючок. — Я не помешала?
— Никоим образом. — Я поднялся ей навстречу. — Варя, это Григорий, знакомый Азалии. Ждет ее в театр. Григорий, это Варвара Дмитриевна Ростовцева.
— Очень приятно. — Григорий вскочил и поклонился, явно радуясь появлению нового человека, при котором, по его расчетам, ему станет полегче.
Расчет его не оправдался в первую же минуту.
— Театр — это прекрасно, — кивнула Варя, усаживаясь на мое место. — А скажите, Григорий, как вы относитесь к скульптуре?
— К скульптуре? — Григорий, уже наученный этим вечером, ответил осторожно: — Положительно.
— К какой школе вы более расположены? Грозовский реализм, столичная стилизация, южная экспрессия?
Григорий посмотрел на меня. Я глядел на Варю с живейшим интересом, всем видом показывая, что вопрос законный и давно назревший.
— Я, пожалуй… — Он взвесил слова с канцелярской осторожностью. — Пожалуй, реализм. Он реалистичнее.
— Любопытно. — Варя чуть наклонила голову, разглядывая его с фирменным прищуром. — А как вы в таком случае оцениваете Самойлова? Его поздний период многие считают отходом от реализма в сторону как раз стилизации. Линия спорная.
— Самойлов… — Григорий промокнул лоб платком, уже не скрываясь. — Самойлов, безусловно, крупная фигура. Но поздний период, вы правы, спорный. Очень спорный период.
— А Елисеев? Его механические животные: это, по-вашему, скульптура или уже артефакторика? Вопрос, между прочим, принципиальный, о него ломают копья.
— Механические животные… — Григорий покосился на Хоню. Хоня смотрел на него в упор. — Я полагаю… и то и другое? В известном смысле?
— Что же, — Варя медленно, веско кивнула: соискателя решено было пощадить. — Что ж. Позиция обтекаемая, но хотя бы честная.
Григорий обмяк на стуле. Платок он больше не убирал, держал в кулаке наготове. Букет на его коленях за этот вечер потерял всякую парадность и выглядел так, будто вместе с хозяином прошел досмотр на въезде в город.
Тут наверху хлопнула дверь, и по лестнице простучали быстрые шаги. Азалия спустилась в зал, и на лестнице ей навстречу повернулись все головы разом, включая Хонину.
Она была в синем платье с воротником и по случаю вечера явно приложила усилия: пучок ее сегодня почти держался, из него выбилось от силы две пряди, а на плечах лежала пуховая шаль. Очки, разумеется, сидели на лбу, будто они уже были частью прически.
Григорий поднялся со стула так, будто под ним распрямилась пружина. Букет он держал перед собой обеими руками, и лицо у него сделалось такое, что все вопросы этого вечера, включая варин про Елисеева, можно было считать закрытыми.
Никаким расчетом такое лицо не делается, ведь расчет следит за собой. А Григорий забыл и про букет в руках, и про нас всех, и стоял, глядя на лестницу, приоткрыв рот на первом слоге ее имени.
— Азалия, — сказал он и запнулся. — Вы… Добрый вечер.
— Добрый вечер! — Она просияла и заторопилась вниз, придерживая шаль. — Я долго, да? Я долго. Простите. Я, когда одеваюсь, всегда что-нибудь вспоминаю, а когда вспоминаю, надо же записать… Ой, вы уже познакомились! Как хорошо!
— Познакомились, — подтвердил я, поднимаясь. — И славно поговорили.
Пора было закрывать представление. Я подошел к Григорию и положил руку ему на плечо: плечо под моей ладонью было каменное от напряжения, накопленного за эти пятнадцать минут.
— Григорий. Пока Азалия одевается… одевает пальто, — поправился я, поймав ее удивленный взгляд, — два слова напоследок. Вы на нас не обижайтесь. И не пугайтесь, ради всего: пугать вас никто не хотел, ни Семен, ни я, ни половицы. — Половица под моей ногой в этом месте издала короткий невинный скрип, и я переждал его, не моргнув. — Вы человек взрослый и, думаю, сами уже кое-что поняли. Азалия у нас, скажем так, немного не от мира сего. Это не недостаток, это просто данность: полголовы у нее всегда занято историческими фактами. Такого человека легко обмануть. К такому человеку легко втереться в доверие. И мы, все, кто тут живет, за нее в некотором роде в ответе: не по бумагам, по совести. Вот и хотели поглядеть, что вы за человек, пока не поздно. Боялись, честно скажу, как бы не аферист или чего еще хуже.
Григорий слушал молча, и по мере моих слов плечо под ладонью понемногу отпускало.
— Но теперь вижу: не аферист, — сказал я. — У афериста легенда отскакивала бы от зубов, и про обжиг он бы справочник вызубрил. А вы, скажем так, плавали честно. Так что мешать вам никто не будет. Идите в театр, и хорошего вам вечера. Еще раз извиняюсь и удачи. Она вам понадобится: с ней, — я кивнул на Азалию, — не соскучишься.
— Спасибо, — сказал Григорий. Он выдохнул, длинно, всей грудью, и разом стал на пару лет моложе и на полголовы выше. — Спасибо, Петр Алексеевич. Я… — Он оглянулся на Азалию, которая у вешалки сражалась с рукавом пальто, не умолкая при этом ни на секунду, и понизил голос: — Я вам честно скажу. Про обжиг я действительно ничего не запоминаю. Стараюсь, но не запоминаю: она рассказывает, а я слушаю, как она рассказывает, и все, потому что просто любуюсь. Но я научусь. Справочник, вы правы, есть такой, я уже приценивался.
— Вот это правильно, — серьезно сказал я. — С двойным клеймом корчагу выучите первой. Она спросит.
Ася тем временем отвоевала у пальто азалин второй рукав, Сема вынес откуда-то из-за прилавка и молча вручил Григорию сверток, от которого пахло его сегодняшними пирогами: провизия на вечер выдавалась гостю, очевидно, в знак полного помилования. Варя, стоя у прилавка рядом с Хоней, наблюдала за проводами с откровенным зрительским удовольствием.
— Всем до свидания! — Азалия, уже в пальто, с уголком записной книжки, торчащим из кармана, обернулась в дверях. — Мы в театр! Как славно, что вы познакомились, я же говорила, что он вам понравится. Григорий, идемте, идемте, вы не представляете, какая у них лепнина в фойе, ее делали еще при…
Дверь закрылась, отрезав лепнину на самом интересном месте. Колокольчик звякнул им вслед, на этот раз чисто и приветливо. Сквозь стекло видно было, как они идут через переулок по свежему снегу: Азалия говорит, размахивая муфтой, Григорий несет букет и слушает, наклонив к ней голову.
Мы остались в зале вчетвером, не считая кота.
— Ну, — сказал Сема, первым нарушив тишину, и сам себя поправил: — Скажу так: парень ничего. Я на него дыхнул, а он не сбежал.
— Ты на него не дыхнул, ты на него обрушился, — сказала Ася. — Я слышала, как у него сердце стучало. Но соглашусь: ничего. Врал он только про обеды, и то потому, что правда совсем уж жалкая: наверняка отпрашивается у начальства и отрабатывает вечерами.
— Про скульптуру он не знает ровным счетом ничего, — вставила Варя тоном официального заключения. — Что, замечу, говорит в его пользу: он ни разу не попытался сделать вид, что знает. Обтекал честно. Петь, вы всех гостей так принимаете?
— Только женихов, — сказал я. — Гостей мы поим чаем.
— Запомню. — Она улыбнулась и почесала Хоню за поворотным ухом; ухо с щелкающим звуком повернулось следом за ее пальцами.
Я запер за ушедшими дверь и погасил лишнюю лампу.
* * *
День в Лавке шел обычным чередом. Я сидел у окна и разбирал заедающий механизм чьих-то карманных часов, которые взял в работу бесплатно чисто чтобы вспомнить.
— Петр Алексеевич. Здравствуйте, — я настолько увлекся, что не услышал гостя, пока он не подошел вплотную.
Я поднял взгляд. Надо мной стоял Котов.
— Дмитрий Романович! — я встал, вытащил из глаза монокуляр и протянул ему руку. — Рад видеть. Присаживайтесь.
Он опустился на клиентский стул, поставил на колени плоский кожаный портфель.
— Дело у меня не совсем по вашей части. Хотя, может, и по вашей… в общем помощь нужна.
— Рассказывайте, — кивнул я.

Глава 10

— Как вы знаете, у меня судоремонтная верфь. И подвернулся мне по случаю набор новых приборов. Продавец разорился, распродавал оптом, я взял все разом и дешево, грех было не взять. А следом понял, что под них нужен генератор помощнее, старый не потянет. Купил и генератор. И теперь все это лежит по ящикам. А сеть у меня на верфи под старые приборы тянута. Поставлю новое как есть, все сгорит в первый же день. Нужен человек, который разведет все от генератора, согласует мощности и сведет все в одну систему на общий пульт. Я знаю, что вы немного не по этой части, но также знаю, что вы точно сделаете все грамотно и не халтурно. Так что если вы согласитесь, я с удовольствием отдам все в ваши руки.
— Такого рода установками я прежде и правда не занимался, — задумался я. — Но недавно у меня как раз было дело с настройкой крайне специфичного манагенератора, пришлось разобраться в теме. Так что попробовать можно, хотя я и не обещаю, что справлюсь быстрее тех, кто в этих вопросах профи.
— Пара-тройка лишних дней более чем стоят гарантии качества, — хмыкнул Котов.
Я подтянул к себе чистый лист и взял карандаш, хотя записывать было пока нечего.
— Сколько по мощности генератор? — спросил я.
— В спецификации у меня все расписано, — он похлопал по портфелю. — Сам не скажу, я в цифрах не силен, для того вас и зову.
— А разъемы старые под новое подойдут?
— Опять же, не знаю, Петр Алексеевич. Оттого и к вам пришел, а не сам разбираюсь.
Я кивнул, отложил лист, задумался и не заметил, как пару минут просидел, забыв про часы на столе.

[Ты сейчас как Сема над новой лопатой, милый.]

Я не ответил, только чуть двинул уголком рта, глядя в свои пустые записи.
— Значит, беретесь, — не спросил, а подытожил Котов.
— Берусь. Дайте мне два дня на то, чтобы изучить эти спецификации, потом соберу помощника и приеду.
— Помощника берите, кого сочтете нужным, я в это не лезу. Верфь закрою на время работ, как раз старую аппаратуру вывезу и новую завезу, чтобы под ногами никто не путался. Вот адрес, — он положил на прилавок сложенный вдвое лист и папку со спецификациями, — а вот документы на приборы и на генератор.
Я развернул адрес, прочитал.
— Протока за гаванью. Знаю, где это.
— Значит, ждем вас, — он поднялся, одернул сюртук. — За ценой не постою, вы меня знаете. Сделайте по совести, а сочтемся уже потом.
— Разумеется.
Он кивнул, еще раз оглядел зал, задержался взглядом на полке с часами, пожал мне на прощанье руку и вышел. Ася, не поднимая головы от счетов, спросила в пустоту:
— Сколько это все времени займет?
— А кто знает? — пожал я плечами. — Но почему бы не заняться чем-то новым?
Вечером, когда я уже разложил спецификации на верстаке в мастерской, скрипнула входная дверь и залу протопали шаги. Илья вошел, стянул с плеча сумку с учебниками, бросил ее на стул у входа, подошел.
— Здравствуйте, Петр Алексеевич. Что это у вас?
— Привет, Илюш. Заказ. Большой. — Я подвинул к нему ближайший лист, не поднимая головы. — Судоремонтная верфь, целая система приборов и новый генератор под нее. Надо смонтировать, развести, свести. Дело на два, а то и три дня, и не в мастерской, а на месте.
Его глаза загорелись.
— Вы одни поедете? — спросил он.
— Один не потяну. — Я отложил карандаш и посмотрел на него прямо. — Хочешь со мной? Дам тебе настоящую работу, не подай-принеси. Но для этого надо отпроситься из Института на пару дней.
Он едва не запрыгал от восторга.
— Отпрошусь. Скажу, что практика.
— Это, кстати, правда. Садись, будем разбирать, с чем нам работать.
Он подтянул табурет, сел рядом, придвинул к себе первый лист и прочитал заголовок, беззвучно шевеля губами. Спустя минут пятнадцать он отложил уже шестую или седьмую страницу.
— Станция перепрошивки защитного контура. Калибратор движителя. Зарядная станция для накопителей… А зачем сразу столько разного? Может, не все сразу ставить?
— Котов закрывает верфь для нас. Если ставить все постепенно, то верфь банально не сможет работать на полную. Так что ставим все за раз.
— Понял, — Илья наклонился над чертежем действующей, повторяя взглядом линии проводки. — Сожжет он все, если пустить как есть.
— Согласен, поэтому будем на месте разбираться, где можно будет оставить старую проводку, а где придется прокладывать новую. И далеко не факт, что разъемы ко всему подойдут, так что гравер берем в первую очередь, и запас пластин под переходные контуры. Давай, раз про это вспомнили, составим список, что берем с собой. Экономить в целом нет смысла, так что можно взять с запасом, но все-таки.
Следующие полчаса ушли на то, чтобы решить, без чего на верфи не обойтись и на сбор самих инструментов в ящики.
— А Сема с нами? — спросил Илья, укладывая крупные промышленные манощупы, которые я купил у Пироговых ради «чудовища» в отдельный чехол.
— Сема с нами. Кто-то должен таскать всю эту тяжесть.
Илья хмыкнул.
— Выезжаем послезавтра, рано утром, — сказал я, откладывая последний лист. — Успеешь предупредить в Институте?
— Успею. — Илья закрыл ящик с инструментом и поставил его у двери, чтобы утром не искать. — Петр Алексеевич. А это правда первая такая работа у вас?
— Правда.
— Тогда я тем более рад, что вы меня зовете с собой.
— Я тоже рад, что у меня будет такой помощник, — кивнул я.
* * *
Выехали мы затемно, когда небо над каналами только начинало сереть, а с воды тянуло стылой мартовской сыростью. Сема выкатил арендованную грузовую повозку, приладил постромки, и мы втроем принялись таскать ящики из мастерской.
Отдельно, бережно, я сам нес деревянный короб с заготовками под переходные пластины, слаженные накануне вечером. Инструмент для тонкой настройки мы в итоге брали почти весь, что был в мастерской.
Сема управился раньше нас двоих, последними вынес разом два самых тяжелых ящика, каждый под мышкой, и без видимой натуги поставил их в повозку, а после стоял, поправляя упряжь, пока мы с Ильей донесли остальное.
— Все влезло, — сказал он, оглядев кузов, и первым забрался на козлы.
Ехали через город, еще сонный: лавки закрыты, ставни целы. Только пекари уже разжигали печи, и с одной из подворотен потянуло горячим хлебом. Илья сидел рядом со мной, зажав между колен короб с переходниками, и то и дело поглядывал на спецификации.
— А если генератор окажется мощнее, чем в бумагах написано? — спросил он, не отрывая взгляда от листа.
— Мы в любом случае будем все перепроверять на месте. Нельзя полностью рассчитывать на бумажки.
Он кивнул, спрятал лист обратно в папку и больше вопросов не задавал, только смотрел, как город меняется. Вода в протоках тут стояла темнее, чем в Тихом канале, с рыбным духом и смоляным маревом.
У одного из мостов повозку тряхнуло на стыке досок, короб с переходниками съехал у Ильи с колен, он поймал его в последний момент и прижимал к себе обеими руками до самой верфи, будто вез не металл, а что-то живое.
Верфь Котова открылась за поворотом набережной: длинный крытый эллинг у самой воды, серые доски. От него к протоке уходил наклонный сход с рельсами, а на цепях над ним замерла тележка.
Ворота были не заперты, как и обещал Котов. Внутри пахло смолой и деревом, а откуда-то из глубины тянуло сырым металлом, и этот запах стоял в воздухе плотнее, чем в любой мастерской, наверное из-за сырости и близости реки.
У дальней стены были составлены штабелем новые ящики, а в углу, укрытый рогожей, стоял уже прикрученный к полу генератор в полтора Семиных роста. По сравнение с ним «чудовище» казалось бы малюткой.
На стапеле, на кильблоках, замерла лодка с открытым брюхом, без начинки, которую нам, видимо, оставили для тестирования приборов.
— Ну, — сказал Сема, спрыгивая с козел и оглядывая ангар для ремонта по-хозяйски, — куда все ставить?
— Сюда, к стене.
Разгрузка заняла еще минут пятнадцать. Когда закончили, я присел на корточки перед бухтой новой проводки, взял манощуп, провел им вдоль ленты, чтобы подтвердить пропускную способность.
Прикинул разницу между тем, что выдаст генератор, и тем, что стерпит самый нежный из новых приборов, диагностический стенд, и разница эта мне не понравилась.
— Поставим на часть разводки понижающий узел. И буфер, чтобы не скакало при пуске. — Я полез в ящик за пластинами. — У меня есть заготовки, соберем на месте.
Мы расчистили большой верстак, и взялись за работу. Илья держал пластину и подавал инструмент.
— Тут шире надо, — сказал он вдруг, ткнув щупом в незаконченный контур. — Смотрите, поток справа гуще, а канавка той же ширины, что и слева.
— Верно подметил.
Расширил канавку на волос, свел контур. Проверил тестером в трех точках подряд.
— Хорошо, держит, — сказал я.
Илья выдохнул так, будто сам все это время задерживал дыхание, и полез записывать что-то в блокнот, который таскал с собой с самого утра.
Начали разводить проводку и довольно быстро обнаружилось, что на одном из приборов попался совсем нестандартный разъем.
— Переходник нужен. — Я полез в короб за пластинами. — Илья, включай гравер.
Мы просидели над переходником добрый час. Один раз Сема подошел, посмотрел, как мы вымеряем шаг между контактами по третьему разу, и сказал коротко:
— Долго.
— Зато точно, — ответил я, не отрываясь от работы.
— Я еще нужен?
— Нет, Сем. Можешь возвращаться. Мы тут надолго, на самом деле.
Наконец, разъем осушительной установки сел на свое место с сухим, аккуратным щелчком.
— Продолжаем.
К полудню в воротах ангара показалась Ася с плетеной корзиной, накрытой полотенцем. Шла она, судя по румянцу, пешком от самой Портовой, и даже не запыхалась, что меня без сомнений радовало: месяц назад после ритуала такая прогулка была бы ей не по силам.
— Я не ошиблась дверью? — спросила она, оглядывая штабеля ящиков. — Мне сказали, тут где-то Петр Воронов тонет в проводах.
— Пока держусь на плаву. — Я вытер руки тряпкой и сел на перевернутый ящик, освобождая место для корзины.
Ася принялась раскладывать снедь на дощатом верстаке.
— Долго еще возиться будете? — спросила она, устраиваясь на соседнем ящике.
— Дня три, если ничего критичного не всплывет. — Я взял хлеб, отломил кусок. Но это скорее оптимистичная оценка.
Илья устроился чуть в стороне, зажав в руке яйцо, которое так и не начал чистить, и, дождавшись паузы, спросил меня сам:
— Петр Алексеевич, а можно вопрос не про генератор?
— Валяй.
— У нас в Институте сейчас профессор Паводкин говорит, что вся школа гравировки контуров ручным способом уже устарела, что за штамповкой будущее. Это правда?
— Штамповка дешевле и быстрее, — сказал я, подумав. — И она постепенно становится все более совершенной. Но она не умеет того, что умеет гравировка: провести канал внутри материала, а не по поверхности. Твой профессор прав насчет заводов. Не прав насчет мастерских.
Илья кивнул с явным облегчением, будто ждал именно такого ответа, и наконец принялся чистить яйцо.
— А то он на прошлой неделе весь час нас пугал, что через десять лет ручная работа вообще никому не будет нужна.
— Через десять лет вода в каналах еще будет мокрая, — фыркнула Ася.
— Философ, — с наигранным уважением покивал я. — А у вас практика какая сейчас, кроме теории? — вернулся я к Илье, не позволяя Асе начать перепалку.
— На той неделе сдавали калибровку накопителя вслепую. — Илья заметно оживился, забыв про яйцо в руке. — Я один из всей группы уложился в отведенное время. А еще нам задали к концу учебного года собрать рабочий прототип, любой, на свой выбор, и защитить перед комиссией. Я хочу собрать что-то оригинальное, но пока есть только общие наброски.
— Покажешь чертеж, когда будет готов?
— Покажу, — сказал он так серьезно, будто я потребовал с него клятву, и наконец съел яйцо в два укуса.
Ближе к вечеру, когда мы уже разнесли по местам половину части приборов и взялись за калибратор движителя, в воротах ангара мелькнуло еще одно знакомое пальто.
— Не помешаю? — спросила Варя, останавливаясь у входа с корзинкой в руках.
— Никогда не помешаешь. — Я отложил инструмент и пошел ей навстречу, растопырив руки в стороны, чтобы не испачкать ее платье.
Она подняла лицо, я коснулся губами ее губ, коротко, но не спеша, и она на секунду прижалась плотнее, прежде чем отстраниться.
— Принесла тебе пирожков от Лары.
— Спасибо. — Я взял у нее корзинку, аккуратно заглянул под полотенце: пироги действительно были еще теплыми. — Не стоило тащить это через полгорода.
— Стоило. — Она улыбнулась, и в этой улыбке было что-то от того тепла, которым я был готов наслаждаться, казалось, вечно.
Я отвел ее в сторону, к дальнему верстаку, подальше от гула, который стоял вокруг генератора, и мы постояли там немного, негромко переговариваясь ни о чем важном.
— Посиди немного, — сказал я наконец, оглянувшись на Илью, который топтался у прибора, не решаясь начать без меня. — Я на пять минут, доведу один узел и вернусь.
— Иди, — сказала Варя. — Сегодня я никуда не тороплюсь.
Я отошел к калибратору, присел над разъемом, но краем глаза приметил, что Варя не осталась стоять одна: Илья, подержав мне стык в первые пару секунд, отошел к ней, неловко потоптался, а потом, видно, решился заговорить первым.
— Как ваши дела? — осторожно спросил он.
— Хорошо, Илья. Работаю. Послезавтра открываем новое крыло в Грозовской галерее современных искусств.
— А… здорово.
— Можешь не делать вид, что тебе интересно, — улыбнулась Варя, — я не обижусь. У тебя свои увлечения.
— Ну, хорошо тогда, — Илья расплылся в улыбке.
— Мы, кажется, ни разу толком не разговаривали, хотя я тебя видела не раз.
— Не разговаривали, — согласился Илья и замолчал, явно не зная, куда девать руки.
— Тебе нравится у него учиться? — Варя кивнула на меня.
— Очень, — сказал он быстрее, чем, наверное, собирался, и тут же смутился от собственной поспешности. — Он не заставляет делать так, как ему удобно. Показывает, а дальше сам разбираешься.
— Похоже на него, — сказала Варя мягко. — Со мной он так же. Просто рядом стоит, пока сама не разберусь.
Илья кивнул, будто узнал что-то важное, и, осмелев, спросил в свою очередь:
— А правда, что вы разбираетесь в скульптуре лучше любого в городе? Он про это тоже рассказывал.
— Преувеличивает, — сказала Варя, но глаза у нее блеснули. — Хотя, положим, кое-что понимаю. А ты в Институте на кого учишься, на артефактора?
— На мастера-артефактора, — поправил Илья. — Это немного другое. Но пока больше практики у меня при Петре Алексеевиче, если честно. В Институте на первом году почти только теория, а по-настоящему учусь в «Лавке Чудес».
— Знакомое чувство, — сказала Варя. — В университете нам тоже рассказывали про эпохи и школы, но понимать я начала, только когда исходила все музеи и выставки по нескольку раз.
Они проговорили еще несколько минут, а я слушал вполуха, продолжая работу. Илья, поначалу зажатый, оттаивал на глазах: отвечал уже без запинки, а один раз даже пошутил, неловко, но искренне. Варя рассмеялась в ответ, коротко и по-настоящему.
Когда я закончил с калибратором и вернулся, застал их уже не чужими друг другу людьми, а чем-то похожим на добрых знакомых: Варя что-то показывала руками, видимо, объясняла пропорции, а Илья слушал, наклонив голову.
Я остановился в паре шагов, не спеша их прерывать, и позволил себе просто посмотреть на это: двое людей, которых я оба любил по-своему, нашли друг друга без моей помощи.
— Ну как, сошлись, наконец? — спросил я, подходя. — А то вы ведь и правда почти не общались нормально.
— Сошлись, — сказала Варя, не отрывая взгляда от Ильи. — Он мне нравится, Петь, ты очень хорошего помощника себе выбрал.
Илья покраснел до ушей и вдруг очень заинтересовался калибратором, который минуту назад не вызывал у него ни малейшего любопытства.
Варя пробыла еще немного, съела с нами по пирожку, и, когда собралась уходить, я проводил ее до ворот, поцеловал на прощание уже не кратко, а с чувством и не украдкой, обняв за талию и наслаждаясь каждой секундой.
К вечеру второго дня система стояла почти вся: приборы разведены, переходники сидели там, где им полагалось, и оставалось последнее, самое неприятное, что бывает в любой большой работе: проверка под полной нагрузкой и затем долгие часы корректировок и настроек.
— Пускаем? — спросил Сема, стоя у рубильника.
— Да.
Он потянул рычаг. Ангар наполнился гулом, ровным сперва, потом все гуще, по мере того как один за другим оживали приборы вдоль стены. Несколько секунд все шло гладко, и я уже позволил себе подумать, что мы управились раньше срока, но тут осушительная установка вышла на полную мощность, и гул на другом конце стены разом просел.
— Стенд диагностики гаснет, — сказал Илья, глядя на приборную панель.
Я подошел ближе, приложил манощуп к шине рядом со стендом: поток и правда садился каждый раз, когда осушитель забирал по максимуму, будто кто-то в другом конце дома одновременно с тобой включал утюг.
— Прожорливая машина, — сказал я, перейдя к осушителю и проверив его. — Тянет на себя больше, чем должна, при том что мощность почти не растет.
— Буфер нужен, как с генератором, — сказал Илья, — только теперь обратный.
— Верно.
Мы взялись за новый узел, сделали, переподключили. Но теперь со стороны калибратора движителя и зарядной станции донесся звук совсем другого рода: тонкий, прерывистый писк, будто два прибора спорили друг с другом на одной частоте.
Я приложил манощуп поочередно к обоим приборам, и картина сложилась быстро: калибратор и зарядная станция стояли слишком близко друг к другу и работали на соседних частотах, наводя друг на друга помехи.
— Разнести их надо и экранировать хотя бы один. Сбегай за Семой, без него не утащим.
В этот день мы ничего не закончили и даже на следующий провозились до темноты.
Наконец, после очередного включения система на протяжении пятнадцати минут и после проверок во всех возможных режимах показала полную стабильность работы. Я постоял немного, слушая этот гул, который несколько суток назад был грудой ящиков.
— Готово, — сказал я, выдыхая.
— Готово, — эхом повторил Илья, и в этот раз не стал прятать, насколько он этому рад.
* * *
Котов явился на следующий день с утра, когда мы собирали последние обрезки проволоки и сматывали лишний инструмент.
— Управились?
— Управились, Семен Аркадьевич. Хотите проверить? — спросил я.
— Хочу.
Я кивнул Илье, тот потянул рычаг, ему это явно нравилось, и ангар наполнился ровным гулом. Котов прошелся вдоль стены, останавливаясь у каждого прибора.
— Просто прекрасно. Не просто так я решил обратиться к вам, Петр Алексеевич.
— Мне тоже было интересно.
— И вам, молодой человек, тоже спасибо, — сказал он, повернувшись к Илье.
Илья смутился, пробормотал что-то вроде «я старался» и уставился на моток проволоки у себя в руках.
— Сочтемся, как вчера с вами договаривались, по совести, — сказал Котов, доставая из внутреннего кармана конверт и протягивая мне. Вчера мы мельком и правда успели обсудить этот момент. — Тут даже чуть больше, чем мы уговаривались.
— Семен Аркадьевич…
— Не спорьте, — сказал он твердо, и я убрал конверт, не пересчитывая. — Лучше выпейте со мной чаю перед дорогой, у меня в конторе чайник всегда горячий.
Мы посидели немного в тесной конторке при ангаре среди судовых чертежей и старых накладных, и разговор шел уже не о приборах, а так, ни о чем. Котов расспрашивал про лавку, я про верфь.
Мы наконец загрузили инструмент обратно в повозку, залезли с Ильей внутрь, а Сема сел на козлы.
— Ну, — сказал Сема, забираясь на козлы, — домой?
— Да, домой.
Ехали не спеша, тем же путем, каким приехали четыре дня назад. Илья сидел рядом со мной, привалившись плечом к борту повозки, уставший и сонный, несмотря на то, что проснулся всего часа три назад.
— Петр Алексеевич, — сказал он, глядя на проплывающие мимо фонари, — я знаю, мне Сема рассказывал, что у вас часто дела бывают эдакие, с подковыркой. Не скучно вам было просто четыре дня копаться в проводах?
— Ни капли, — покачал я головой. — Должна быть и такая работа, иначе перестаешь наслаждаться «эдаким».
— Мне тоже понравилось, — сказал он просто.
* * *
Жаров пришел под конец дня, когда Ася уже подбивала кассу, а Сема гремел на кухне противнями. Стряхнул мокрый снег с плеч прямо на пороге и прошел к прилавку. Служебный визит я угадал раньше, чем он открыл рот.
— Чаю? — спросил я.
— Не откажусь. Но пришел не за чаем.

[Надо же, какая новость. А я решила, он соскучился.]

Мы поднялись в кабинет. Сема принес чайник и два стакана, поставил и вышел, не задерживаясь.
— Скажи мне, Петр, что ты знаешь о древесине, — начал Жаров.
— Что из нее делают корпуса для дешевых артефактов, когда жалко металла.
— И все?
— Нет, далеко не все, — я покачал головой. — Но смотря для чего ты спрашиваешь.
Он отпил чаю.
— Слушай. В порту третью неделю стоят корабли с грузом леса. Груз большой, дерево заморское, дорогое. Перед погрузкой груз принимала комиссия, как положено: эксперты, пробы, бумаги. Но в пути, когда груз шел в порт Грозова, главный эксперт комиссии нашел в этом лесе какую-то проблему.
— Какую?
— В том и дело, что неизвестно. Сформулировать он не успел. Человек слег, тяжело, продолжить экспертизу не может. Остальная комиссия осмотрела после него всем составом: пробы, приборы, магический фон, все чисто. По их бумагам лес хоть сейчас выгружай. Но он человек в этом деле с абсолютным авторитетом, так что выгружать никто не решается.
— И груз стоит?
— Именно, и сроки горят, и люди, которым этот лес нужен, звонят во все колокола. — Жаров поставил стакан. — Я перебрал в голове всех, кого знаю, и решил пойти к тебе. Мало ли что. Вариантов у нас все равно уже не осталось почти.
— Я артефактор, Марк. Я могу из досок сделать корпус для часов или шкатулку — это без вопросов. Но я, наверное, в принципе ни разу в жизни не видел бревна в их «естественной среде обитания».
— Знаю. И тем не менее зову. Ты уже находил то, чего не находили эксперты, и не один раз. Как ты это делаешь, меня не касается, я на твою кухню не заглядываю. Мне нужен результат: что с этим лесом, можно его брать или нельзя. Оплата казенная, не обидят. Осмотр завтра с утра, в порту, я заеду.

[Соглашайся, милый. Дерево я знаю лучше многих живых. Если там есть что искать, мы найдем.]

Я сделал вид, что раздумываю над стаканом.
— Один вопрос. Этот ваш главный эксперт. Что с ним?
Жаров ответил не сразу, и по этой паузе я понял больше, чем по ответу.
— Слег, — повторил он. — Подробностей дать не могу. Скажу так: к древесине его состояние отношения не имеет. Заразы там нет, проверено трижды.
— Хорошо. Тогда завтра с утра. Только предупреждаю честно: я могу посмотреть и ничего не увидеть.
— Можешь, — согласился Жаров, поднимаясь. — Тогда я хотя бы буду знать, что попытался. Это тоже ответ. — У двери он обернулся. — Оденься теплее. Причал, ветер с моря, стоять долго.
Он ушел, а я еще посидел над остывающим чаем.
Что-то мне в этом деле не нравилось, и я даже знал, что. Я был официальные консультантом МОЛОТа и, если Марк приглашал меня для чего-либо официально, значит мне становились доступны все детали дела.
А тут тайна из того, что случилось с экспертом, по сути даже не имеющая отношения к тому, чем я буду заниматься? Вариант, по сути, был только один. Дело было не просто в грузе леса, оно касалось сильных мира сего, причем высших эшелонов: минимум княжеских семей, а то и самой империи.
Что же это был за лес такой?

Глава 11

Порт встретил нас ветром. Он шел с моря ровно, без порывов и нес запах соли и мокрой пеньки. Снег здесь уже не лежал, его сдувало и растаскивало колесами, и под ногами была бурая каша, схваченная к утру ледяной коркой.
За пакгаузами, которые представляли собой склады для хранения, открылась вода в белых заплатах колотого льда, который расталкивали по рейду низкие широкие буксиры.
Корабли я увидел издалека и сначала принял ближний за ещё один пакгауз, потому что глаз отказывался мерить его как судно. Их стояло семь, бортами вдоль дальнего причала: пять грузовых, широких, осевших в воду по самые марки, и два военных: узкие серые корпуса, орудийные башни под брезентом.
Восьмой, с двумя рядами освещенных окон по корме, держался чуть в стороне и над ним висел чужой флаг, полосатый, с косыми крестами. Над грузовыми кранами вились чайки.
— Это флагман, — сказал Жаров, проследив мой взгляд. — Там делегация: дипломаты, инженеры. Туда нам не надо. Нам вон, на второй грузовой.
У трапа стояли часовые, наши, в серых шинелях, и еще двое чужих, в коротких синих бушлатах и плоских шапочках. Бумаги Жарова и мои смотрели долго, сличали со списком, потом один из синих сходил наверх и вернулся с офицером. Только после этого нас пустили на трап.
Палуба грузового корабля оказалась почти что полем. Она тянулась вперед на добрую сотню шагов, и всю ее, от борта до борта, занимали бревна. Я читал в бумагах слово «лес» и представлял себе примерную картинку с какой-нибудь лесопилки.
Но передо мной лежали великаны. Каждый ствол был толщиной в человеческий рост, ровный, без единого сучка, и уходил в длину метров двадцать. Они лежали ровными рядами-пирамидами, схваченные стальными полосами, и между ними были оставлены проходы, в которых человек терялся, как в улочках между домами.
Над дальним концом палубы висел на кран-балке артефактный подъемник: две исполинские клешни на цепях, каждая с лодку размером, сейчас разведенные и застывшие.

[Ох ты. Милый, посмотри-ка на ближний торец.]

Я подошел к ближней стопке. Торец ствола был запечатан слоем воска, но с краю воск обкололи, и там открывался срез, плотный, почти без колец, светло-кремовый, и отлив у него был шелковистый, как у кости.

[Она самая. Сосна Бейнбриджа. Растут только на островах Британии, и англичане охраняют шишки этих сосен ревностнее, чем честь королевы. Хозяин работал с ней дважды, брал под корпуса, где нужна была легкость при прочности. Говорил, что это металл, который растет из земли. Каждое бревно стоит несколько миллионов. Здесь ее в сто раз больше, чем я видела за всю жизнь. Но знаю про нее немало. Хозяин всегда очень внимательно подходил к тому, с чем работал.]

К нам уже шли. Впереди двигался грузный человек лет шестидесяти в форменной шинели инженерного ведомства, с седой бородой, подстриженной по-казенному, за ним держались еще четверо: двое наших, штатских, с саквояжами, один чужой, если я правильно понял Лавку, британец, длинный, в клетчатом пальто не по погоде, и, чуть отстав от всех, сухая жилистая фигура, которую я узнал раньше, чем разглядел лицо. Аркадий Силыч Вешний собственной персоной.
— Тарасов, Игнатий Богданович, председатель приемной комиссии, — представился грузный, не подавая руки: руки у него были заняты папкой и рукавицами. — Это вы, стало быть, тот мастер, о котором нам говорили.
— Петр Алексеевич Воронов. Артефактор.
— Артефактор. — Тарасов повторил это слово так, будто не был согласен с диагнозом. — Что ж. Нам велено оказывать вам содействие, мы окажем. Только скажу сразу, чтобы потом не было недомолвок: этот лес смотрели лучшие люди ведомства. Брали керны, жгли пробы, проверяли химикатами. Магический фон снимали трижды, артефактные закладки искали неделю. Аркадий Силыч вот, — он повел подбородком в сторону Вешнего, — по колдовской части все проверил.
— Проверил, — подтвердил Вешний ровно, без выражения. — Доброго утра, Петр. Как ваша помощница?
— В порядке, — кивнул я.
— Ага. В общем да, я проверил. И не только на колдовство. Все-таки я и ботаник неплохой. Дерево как дерево. Никаких с ним проблем.
— Так что вы уж не обессудьте, — закончил Тарасов, — но смотрим мы на ваш визит без больших надежд. Отчаянные меры, они на то и отчаянные.
— Понимаю вас, — сказал я. — На вашем месте я бы смотрел так же. Покажите мне, пожалуйста, тот ствол, который смотрел ваш главный эксперт. С него и начнем.
Ствол лежал во втором ряду от правого борта, в средней вязанке, и его было видно издалека: по светлой коре шли две косые полосы синей краски, а вокруг на соседних стволах белели ярлыки с номерами и сургучом. Отсюда явно брали пробы: в двух местах кора была снята квадратами, и из торца, из-под сколотого воска, торчали аккуратные высверленные каналы от кернов.
— Милютин пометил его, — сказал Тарасов, и голос его на фамилии сел. — В журнале записал одно слово: «повторно». Что он тут увидел, не знает никто. Мы этот ствол разве что на зуб не пробовали.
Я снял перчатку и положил ладонь на кору. Кора была холодная, в смерзшихся чешуйках. Под ней, глубоко, чуялось то ровное, слабое, что живет в любом дереве и после смерти: остаточная память материала, гул, различимый лишь магией. Я стоял так с минуту, и комиссия стояла за моей спиной, и я спиной же чувствовал, как они переглядываются.

[Не торопись, милый. Дай я посмотрю твоими глазами на срез. Так. Теперь на пробойные каналы. Ближе. Еще ближе, к самой стенке канала.]

Я наклонился к высверленному отверстию, будто принюхиваясь, и услышал, как сзади кто-то хмыкнул. Стенка канала была гладкая, восковая, и по ней, на самой границе видимого, шла тончайшая седина: волосяные трещинки, не глубже лакового слоя на старой скрипке.

[Вот оно. Милый, слушай меня внимательно, я расскажу тебе то, чего эти господа скорее всего не знают. У этой породы есть изъян. Редчайший. Если по стволу ударить сильным электрическим разрядом, снаружи не останется ничего: ни ожога, ни следа и изнутри дерево будет продолжать выдерживать любые испытания. Но внутри его связки уже будут надломлены, и есть одно сочетание условий, при котором этот надлом скажется: предельная влажность и жар градусов от пятидесяти и выше. Тогда оно трескается и рассыпается за часы. В природе такого сочетания не бывает, поэтому об изъяне не знает почти никто. Но, похоже, этот их эксперт, Милютин, свое дело хорошо знал.]

Я медленно выпрямился. Ветер тянул вдоль палубы, хлопал брезентом на дальней башне военного корабля, и чайка, спланировав, села на верхний ствол соседней вязанки, посмотрела на нас и закричала.
— Игнатий Богданович, — сказал я. — Вопрос. Куда этот лес должен пойти? В каких условиях ему работать?
Тарасов переглянулся с длинным в клетчатом пальто.
— Этого я вам сказать не могу. Назначение груза закрытое.
— Хорошо, спрошу иначе. Возможна ли в месте его работы горячая влажная среда? Пар, кипяток, температура выше пятидесяти градусов?
Пауза вышла длинной. Длинный в клетчатом смотрел на меня, чуть склонив голову. Тарасов открыл папку, закрыл ее, не заглянув, и сказал совсем другим голосом после паузы:
— Возможна. Продолжайте.
— Тогда я предлагаю проверку. Вырежьте из этого ствола два бруска, одинаковых, рядом друг с другом. Один отложите как есть. Второй выдержите час в горячем влажном жару: пар, кипяток, что угодно. Потом сломайте оба и сравните усилие.
Тишина. Комиссия прикидывала, кто первый возьмет на себя труд объяснить дилетанту очевидную глупость. Первым взял этот труд Тарасов.
— Петр Алексеевич. Что это за проверка такая? Варить дерево? Это вам не картошка!
— Не сработает — вы ничего не потеряете и сможете правомерно меня осмеять и выгнать, — пожал я плечами. — Я понимаю, звучит смешно. Но вы меня звали как отчаянную меру. Позвольте мне быть отчаянной мерой до конца: проверка стоит два бруска и час времени.
Длинный в клетчатом что-то негромко сказал Тарасову, я уловил знакомую по прошлой жизни английскую речь. Тарасов пожевал губами.
— Оборудование развернуто на четвертом грузовом, — сказал он. — Автоклав там есть. Хорошо. Мещерский, распорядитесь.
Один из штатских с саквояжем ушел, придерживая шапку от ветра. Двое матросов в синих бушлатах принесли лучковую пилу с блестящим, хитро разведенным полотном, и принялись выпиливать бруски прямо из пробного окна на помеченном стволе.
Было заметно, что дерево пилится очень тяжело: полотно вязло, матросы менялись, матерясь, через каждые минут пять.
Пока резали и носили, я попросил показать мне ведомость: сколько всего стволов, как размещены. Тарасов, поколебавшись, папку раскрыл. Тысяча двести сорок стволов на пяти кораблях, поштучный реестр, у каждого номер, выжженный на торце под воском. Милютин успел пройти два корабля из пяти. Пометок «повторно» в его журнале стояло одиннадцать.
Час ожидания я провел с пользой: ходил вдоль вязанок и проверял торцы, простукивая их камертоном. До полного овладения этим сложнейшим прибором мне было еще далеко, но такие вещи, как отличение плохого от хорошего, причем уже не только в плане артефактов, мне уже были доступны.
Комиссия ходила за мной, сперва вся, потом им наскучило, и при мне остались Жаров и, на удалении, Вешний, который не столько присматривал, сколько присутствовал ради интереса.
Вернулся Мещерский. По его лицу все стало ясно раньше слов: он нес оба бруска, вернее то, что от них осталось, перед собой на вытянутых руках и еще с десяти шагов начал говорить.
— Игнатий Богданович, я такого не видел. Контрольный ломается на приборе при семистах сорока, как и должен. Пареный я отламывал руками. Руками, Игнатий Богданович! Труха-трухой, будто он гнил год…
Остатки бруска пошли по рукам. Дошел кусок и до меня: легкий, еще теплый, с виду совершенно прежний. Я несильно сжал его пальцами и он хрустнул с сухим бумажным звуком, почти без усилия.
Тарасов держал обломки на ладони, смотрел на них, не мигая, и я видел, как за его казенным лбом проворачиваются жернова мыслей.
— Как, — сказал он наконец. — Как вы это увидели? И что вообще с этим стволом произошло?
Я пояснил то, что мне рассказала Лавка про электричество, после чего добавил:
— Игнатий Богданович, в плане того, как я это понял, мне придется просить у вас снисхождения. Метод мой держится на фирменном артефакте, и раскрывать его устройство я не стану, это мой хлеб. Могу показать, как он работает, на деле. Мне нужны любые десять стволов на ваш выбор.
Стволы выбирал длинный в клетчатом, и выбирал с умом: из разных вязанок и с разных концов палубы. Я снова взял в руки камертон, который убрал при появлении Мещерского.
Ключ-резонатор Апостофина на вид был скромен и при других обстоятельствах вполне мог вызывать у зрителей снисходительные усмешки, но после успешного эксперимента уже никому не было смешно. Я прижал ножку к торцу первого ствола, ударил по вилке ногтем.
Звук пошел в дерево и вернулся. Этот был нормальный. Здоровый ствол отвечает долго и ровно, с легким дребезжанием на «Ля» пятой октавы. Первый, второй, третий…
На четвертом стволе отзыв споткнулся. Гул был тот же, но в нем дребезг сместился с «Ля» на «До», и прибавилось легкое эхо.
— Порченый, — сказал я. — Проверяйте.
Из десяти стволов я назвал порчеными три. Все три стояли у Милютина под пометкой «повторно», о чем я узнал уже от Жарова, когда сверили номера. Седьмой ствол, который у Милютина тоже значился, я попросил дать мне послушать трижды и на третий раз сказал: чист, но на грани. На меня посмотрели так, что стало неловко.
Еще час ждали повторных тестов и, когда все подтвердилось, начался конвейер. Меня возили с корабля на корабль и я ходил вдоль вязанок с камертоном, а за мной шли двое с ведром синей краски и реестром.
Ударить и выслушать хвост звука. Шагнуть дальше. Тысяча двести сорок раз. К середине второго корабля ладонь начала неметь. К четвертому кораблю я различал «До» уже на первой секунде. К пятому мне начало казаться, что я всю жизнь только этим и занимался.
Порченых набралось восемьдесят шесть. Они были разбросаны примерно равномерно по всем кораблям, видимо тот, кто этим занимался, намеренно поганил стволы так, чтобы хотя бы несколько в итоге, попав в критические условия, дали бы трещины.
Заканчивал я уже в темноте, при палубных фонарях. Последний ствол отзвенел чисто. Я убрал камертон, чувствуя, как дребезжат руки и гудит голова.

[Тысяча с четвертью стволов. Милый, ты понимаешь, что сегодня сделал работу, которую им всей командой исследователей пришлось бы проводить несколько недель? Я бы тобой, пожалуй, похвасталась. Жаль, некому.]

На причале Тарасов пожал мне руку, теперь уже освободив свои от папки.
— Не знаю, что у вас за вилка, Петр Алексеевич, и знать, честно говоря, боюсь. Ведомство с вами свяжется по вознаграждению, и, полагаю, не только по нему. Спасибо.
Домой я вернулся к ночи, пахнущий смолой и морем. Ася встретила меня в зале, оглядела с головы до ног и вынесла приговор:
— Сема! Грей ужин. А ты садись и рассказывай, что там такое было!
* * *
Жаров вернулся через день, с утра.
— Ты произвел впечатление, — сказал он без предисловий. — Такое, что вчера твою фамилию произносили в кабинетах, куда меня самого пускают хорошо если через раз. И к тебе есть предложение. Лес повезут к месту назначения, дорога дальняя, и в ключевых точках пути его хотят перепроверять на всякий случай. Тебя просят сопровождать груз. Тебя, лично, с твоей вилкой.
— Куда повезут?
— Вот тут мы упираемся в сложный вопрос. — Он положил ладонь на папку. — Дальше этого места разговор пойдет только после одной процедуры. Подписка о неразглашении. Не бумажная, магическая: контракт скрепляется маной и нарушение его карается дважды, сначала магически, потом уголовно. Подписывать или нет, дело твое, отказ ничем тебе не грозит, заставлять тебя не будут. Но пока не подпишешь, я не имею права сказать тебе ни куда идет груз, ни что за обстоятельства в целом вокруг всего этого.
— То есть ты предлагаешь мне купить кота в мешке.
— Предлагаю. И, зная тебя, думаю, что ты уже решил.
Он знал меня, к сожалению, неплохо. Я жил уже вторую жизнь, но любопытство мое от этого не износилось ни на волос.
Контракт Жаров достал из папки: лист плотной бумаги с бледной вязью по полю, на ощупь чуть теплый. Я прочел его дважды, от заголовка до последней оговорки.
Составлено было жестко, но честно: молчать обо всем, что узнаю, и отвечать только перед поименованными лицами, бессрочно. Я приложил ладонь к вязи, как велел Жаров, толкнул в лист каплю маны, и вязь на секунду проступила зеленым. По руке прошел холодок; он поднялся до локтя и осел где-то за ключицей, легкий, но постоянный.
— Все, — сказал Жаров. — Теперь я могу рассказать тебе уже почти все. Лес называется сосной Бейнбриджа, растет только у британцев, и заказан он для завода, который империя строит под Новоградом. Что за завод, тебе знать не нужно, скажу одно: военный, новый, и лес этот в нем пойдет туда, где металл не годится. Дальше главное. Порча, которую ты нашел, не природная. На флагмане среди британцев затесался предатель. Ночами он перебирался с корабля на корабль и, видимо, бил по стволам разрядом. Милютин это почуял, начал перепроверять. Человек понял, что раскрыт, и ударил первым, по самому Милютину. Он жив, но в коме уже третью неделю и неизветсно, когда очнется. Диверсанта положила охрана. На его теле нашли знак: организация, британская, антиправительственная. Им поперек горла наша с британцами дружба, и срыв этой поставки был бы для них подарком.
— И вы полагаете, что на одном человеке они не остановятся.
— Мы полагаем, что не остановились уже. Поэтому груз пойдет под военным прикрытием, а с грузом пойдешь ты: единственный человек, которого мы смогли найти, который различает эту порчу без лаборатории. Формат для тебя щадящий. Проверка на выходе из порта, проверка на складе под Новоградом, финальная на самом заводе. Между ними ты вольная птица. Дорога с обозом около недели, там дней пять.
— Плюс обратно налегке дня три, — кивнул я. — Две недели с хвостом.
— Вроде того.
Я посмотрел в окно. За стеклом падал снег. Зима в этом году отчаянно не желала отступать.
— Два условия, — сказал я. — Первое: я не боец и не сыщик и не намерен изображать ни того, ни другого. Мое дело камертон. Второе: я поеду не один. Я возьму с собой людей. В охране груза они не участвуют, к проверкам не допускаются, гостайны не знают и не узнают. Но я сам в Новограде не был и, раз уж такое дело, и между проверками я буду свободен, хотел бы съездить со своими.
— Первое само собой. Второе… — Жаров позволил себе короткую усмешку. — Я предвидел что-то подобное, так что заранее получил разрешение. Так что дорога, стол и кров за казеный счет будут на пятерых. Выезд через три дня, на рассвете. Я еду тем же обозом, главным представителем от МОЛОТа. Кстати, поручили мне это за то, что тебя нашел, так что спасибо тебе за крупное дело.
— Не за что, — хмыкнул я.
— Ладно, пойду, раз мы все решили, — он протянул мне руку, я ее пожал. — Через три дня будьте готовы. Тебя еще ладно, но твоих спутников ждать не будут.
Когда он ушел, я спустился в зал, где, неожиданно, обнаружились все, кого я собирался взять с собой: Ася за прилавком, Сема с ящиком в руках перед стеллажом, Илья сидел в углу над разложенным учебником, а Варя сидела рядом и о чем-то его расспрашивала. Я вспомнил, что они с Асей хотели сегодня сходить по магазинам. Удобно. Я оперся о перила лестницы второго этажа.
— У меня есть новость, — заявил я. — Через три дня я еду в командировку в Новоград. И каждому из вас предлагается место в этой поездке: дорога, стол и кров оплачены короной. Думайте быстрее!

Глава 12

Тут же стало шумно.
— О, маму с папой повидаем! — радостно воскликнул Сема, будто даже не рассматривая вариант, где он со мной не едет. — Ась!
— Слышу, — сказала Ася, но по тому, как она это сказала, уставившись в кассовую книгу я понял, что «Новоград» для нее слово с двойным дном. Она подняла глаза. — Разумеется, еду. Кто-то же должен следить, чтобы вы там не пропали.
Илья подал голос тихо, не поднимая глаз от учебника:
— Петр Алексеевич, а как же Институт? Середина семестра. У меня лабораторные! И Меркулов пропусков не прощает.
— С Институтом я улажу, зайду к твоему Меркулову лично. Две недели в деловой поездке, в тесном общении с офицером МОЛОТа, дадут тебе для профессии больше, чем месяц его лекций.
Илья просиял и тут же принялся составлять список того, что взять в дорогу, шевеля губами над бумагой.
Варя просто кивнула мне. Я и не сомневался, что она согласится поехать со мной, пусть даже это будет деловая поездка.
Три дня сборов прошли в почти счастливом беспорядке. Сема таскал с рынка провизию в дорогу, будто нас ждала голодная смерть. Ася сушила травы и увязывала их в холщовые мешочки. Илья приносил и уносил инструменты, трижды пересматривая список, хотя работать ему там не предполагалось. Хоня, почуяв сборы, ходил за мной по пятам и на всякий случай ложился на каждую укладываемую вещь.
— Да едешь ты, едешь, — не выдержал я в какой-то момент, после чего он наконец успокоился и вернулся на пост на прилавке.
Азалия приняла ключи двумя руками, со всей строгостью, на какую была способна.
— Клянусь, что не притронусь ни к одной полке, — сказала она и поправила очки, съехавшие от торжественности момента. — Буду жить тихо, как мышь.
Верилось в это наполовину, но я знал, что Лавка присмотрит за всем и не позволит Азалии себя сломать, так что не переживал.
Утром я спустился в зал последним. Вещи уже унесли, мои ждали на улице, у крыльца стояли сани. Я прошел вдоль прилавка и поправил стул. На пороге, уже взявшись за ручку, я приложил ладонь к дверному косяку. Дерево под ладонью было теплым.

[Я ведь с тобой буду. Мы не прощаемся!]
* * *
Обоз ждал нас за городской заставой. За холмом стоял ровный низкий шум, в котором вязли отдельные звуки. Сани вынесли нас на гребень, и внизу, вдоль тракта, открылось то, что я про себя сперва назвал не обозом, а поездом.
Он тянулся по белой равнине версты на полторы. Головы колонны отсюда было не видать, хвост терялся за перелеском. Основу его составляли сани-платформы, каждая размером с добрый амбар: полозья из бруса в мою ногу толщиной, окованные сталью, настил из плах, и на настиле, увязанные цепями, лежали стволы, по шесть на каждом.
В городе, на палубе, среди корабельного железа, они казались просто большими. Здесь, на снегу, против низкого зимнего неба, каждая платформа выглядела как лежачий дом, который зачем-то собрались везти.
Тянули их не лошади, как обычные сани, а специальные грузовые артефакты-тягачи, по виду напоминающие грузовики моего земного прошлого, но со здоровенными, в два человеческих роста, колесами, покрытыми шипами, чтобы цепляться за снег и лед. Они стояли, пуская из труб длинные столбы пара.
Похожие, но меньшие, были «впряжены» и в обычные кареты. По плану обоз не должен был останавливаться даже на ночь, и животным все-таки нужно было отдыхать.
Между платформами стояли обычные сани с грузом для людей: провиантом, медикаментами, вещами и всем необходимым для долгой и далекой дороги. За ним пристроилась водовозная бочка на полозьях.
Вдоль всего этого хозяйства ходили возчики в тулупах до пят и солдаты прикрытия в белых накидках поверх шинелей. Мимо нас, вылезших из обычных саней, прошел кто-то казенный с планшетом, даже не повернув головы. У головной платформы я заметил знакомую фигуру Мещерского.
Наши три кареты стояли ближе к хвосту. Багаж, снятый с тех саней, что привезли нас из города, оперативно перетаскали к ним. Хоня спрыгнул с моего плеча и прошелся вдоль карет хозяйским шагом. Обнюхал полозья, потом вернулся и коротко ткнулся лбом мне в колено: одобряю, мол, ехать можно.
Жаров нашелся неподалеку. Он был не в своем обычном гражданском, а в примерно такой же шинели как у солдат, но явно модифицированной для использования скрытых под ней артефактов, и разговаривал с офицером прикрытия, широким человеком с обмороженной когда-то щекой. Меня он представил коротко:
— Петр Алексеевич, эксперт по грузу. Капитан Дежнев, старший прикрытия.
— Наслышан, — сказал Дежнев, оглядел меня без церемоний и протянул руку. — Сразу главное правило: по колонне ходите сколько хотите, но за цепь охранения ни ногой. Там мои люди и им лишние силуэты в запретной зоне ни к чему.
— Понял вас, — кивнул я.
Тронулись минут через двадцать. Где-то впереди громко щелкнуло, крикнули, и звук пошел по колонне волной, от одного тягача к другому, а за ним той же волной пошло движение.
Платформа рядом с нами тронулась не сразу, но без особых проблем: постромки натянулись со скрипом, полозья с треском оторвали примерзшую корку, и дом из бревен пополз. Медленно, тяжело, как ему предстояло ползти всю неделю.
И довольно скоро стало понятно, что быстрее уже не будет. Обоз шел со скоростью гуляющего по парку зеваки. Выйдя из кареты и направившись вдоль колонны вполне обычным шагом я быстро обгонял платформу за платформой.
Первые часы это раздражало, но потом я перестал мерить дорогу и стало легче. Мы не ехали, мы жили, просто жизнь эта перемещалась по зимней равнине со скоростью три-четыре километра в час.
К полудню первого дня наша пятерка освоилась и растеклась по колонне.
Сема ушел к лошадям. Несколько их все-таки шли вместе с обозом на тот случай, если надо будет срочно донести какую-нибудь весть назад, в Грозов, или вперед, в Новоград. Их вроде как предполагалось менять на постоялых дворах каждый день.
Ушел после обеда и пропал, а когда я отправился его искать, то нашёл в компании двух конюхов, заботливо укрывавшего одного из коней второй попоной от холодной погоды.
Илья, как и ожидалось, прилип к Жарову. У того пока не было дел, так что он с охотой рассказывал парню про устройство разных необычных артефактов, что двигались вместе с нами в обозе. На одних из грузовых саней ехал разобранный артефактный кран, те самые клешни, которыми стволы брали с кораблей.
При нем находился механик, мрачный человек по фамилии Гурьев. Жаров, в какой-то момент все-таки устав говорить, представил ему Илью и первые полдня Гурьев на Илюшины вопросы отвечал мягко говоря нехотя. Но к вечеру я застал их обоих на коленях в снегу перед снятым узлом: Гурьев тыкал пальцем в маслопровод, Илья чертил веточкой на снегу схему, и оба говорили одновременно, убеждая друг друга в чем-то.
Ася устроилась в нашей пассажирской карете и просто читала, не собираясь особо участвовать в жизни обоза. Ну, это тоже было ожидаемо.
Варя рисовала. К тому, чтобы заняться хоть каким-то искусством, ее сподвиг я, пока у меня зрел план по более серьезному сюрпризу для нее, и она очень быстро втянулась.
Вот и сейчас взяла с собой альбом и мольберт, и получалось у нее очень и очень неплохо для новичка: тягачи в ее набросках выглядели прямо-таки пышущими мощью магии, а Сема, с разрешения конюхов проехавший пару раз на одном из самых крупных рысаков туда-сюда вдоль колонны, вышел на рисунке так, что дед-конюх, заметивший результат, когда она показывала его смущенному Семену, тут же потребовал лист себе на стену.
Я по большей части просто ходил вдоль колонны, от хвоста к голове и назад, общался, слушал и запоминал. Во-первых, потому что мне самому было необычно быть частью чего-то настолько масштабного и хотелось увидеть происходящее с как можно большего количества точек зрения. Во-вторых, потому что мне хотелось сделать приятное Лавке.
И к концу не остался за это без благодарности.

[Прямо город на полозьях. Спасибо, что показываешь мне его со всех сторон. Мне и правда с тобой очень повезло, милый, ты такой хороший.]

— Мне с тобой тоже, Лад.

[Смотри как бы Варя ревновать не начала.]

— О чем ты? Я ведь для тебя еще мальчик?

[Вот как знала, что ты мне это однажды припомнишь. Не мальчик ты, не мальчик, доволен? Мужчина в самом расцвете сил. Я, конечно, постарше, но в нашем возрасте грех обращать внимание на такую разницу.]

— Как ты быстро переобулась.

[А я тебя хорошо знаю. В следующий раз ты меня бабушкой еще назовешь, а мне это не надо.]

— Так низко я не опустился бы, что ты.

[Да?]

— Конечно. Максимум «Тетенька».

[Жопа ты, Петя.]

— Был же «хороший»?

[Хорошая жопа.]

— Я тебя тоже люблю.
Часы в кармане нагрелись, кажется, от смущения.
Кареты, что нам достались, были, скажем так, с секретом: четыре сидячих места днем, а на ночь в одно из сидений откидывалось, открывая дверь в небольшую комнатку, почти целиком занятую лежанкой с войлочным тюфяком.
Хорошие кареты, продуманные специально для безостановочного путешествия. С одной оговоркой: лежанка в каждой была одна, общая, и делить нас по каретам предстояло попарно, без оглядки на приличия, потому что казенная ведомость приличиями не занималась.
Под вечер я собрал всех у средней кареты: на три кареты и шесть спальных мест приходилось шесть человек (Жаров, как ответственный за нашу компанию, ехал-жил вместе с нами).
— Предлагаю так, — сказал я. — Ася и Варя в одной карете. Мы с Ильей во второй. Сема с Жаровым в третьей.
— Нет, — сказала Ася.
Сказано это было ее фирменным тоном, и следом пошло перечисление.
— Значит, смотри. Я, раз нам не надо работать, планирую спать до обеда, а Варя встает чуть свет, к тому же я против спать без Семы. — Ася загибала пальцы, глядя мне в переносицу. — Дальше. Сема храпит.
— Не сильно ведь… — чуть смущенно вздохнул Сема.
— Сильно, — вздохнули мы с Асей почти синхронно.
— Я единственная, кто умеет тебя перевернуть так, чтобы ты замолчал и не проснулся. А Марку еще работать завтра, он не отдыхает в пути, в отличие от нас.
Жаров посмотрел на нее с глубоким уважением и благодарностью.
— Поэтому, — заключила Ася, — я сплю с Семой, и это не обсуждается. А значит Илья пусть едет с Жаровым. А вы уж как-нибудь разберитесь сами.
И, не собираясь слушать возражения, она развернулась и пошла к своей карете. Я смотрел ей вслед и думал, что храп Семы тут был явно не критичен, как и ранний подъем Вари.
Ася провела эту партию в три хода, не оставив мне ни одной приличной клетки для маневра кроме как по направлению к Варе. И лицо у нее при этом было максимально невозмутимое: одна сплошная забота о распорядке сна.

[А девочка выросла. Милый, ты заметь: ни одного лишнего слова, ни единой эмоции. Я бы не сыграла чище.]

Марк кивнул мне и ушел, Илья, помявшись, тоже убежал, Сема, чуть виновато пожав плечами, пошел за Асей. Я повернулся к Варе.
— Асину комбинацию ты видела не хуже меня. Но решаешь ты. Если тебе будет неловко, я сейчас пойду и надавлю, и девочки будут спать вместе, а я с Семой, Ася переживет.
— А тебе как удобнее? Только честно, — спросила она.
В темноте лица было почти не разобрать, только пар дыхания и блеск глаз.
— Честно: я совсем не против ночевать вместе. Но я ориентируюсь на тебя.
— Тогда не ходи никуда и ни на кого не дави. — Она сказала это спокойно, только пар от дыхания пошел чаще. — Мы взрослые люди.
Я, немного помолчав, кивнул. Мы забрались в карету, разобрали лежанку, и тут же выяснилось, что переодеваться в спальное в карете можно только по очереди. Я переоделся первым, пока она ждала в сидячей половине, потом мы поменялись и минут через пять Варя приоткрыла дверцу, сказав «готово».
Легли мы порознь, каждый на своем краю, вжавшись в стенки, на расстоянии, которое в масштабах лежанки было почти официальным: между нами свободно улегся бы третий. Погасили фонарь. Печка, которая подавала тепло в пространство под лежанкой, изредка щелкала жаром, снаружи ходил часовой, скрипя снегом, где-то далеко храпели кони.
Через полчаса я понял, что Варя не спит: дыхание было не сонное. Еще через четверть часа стало понятно почему. Мороз к ночи набрал силу, и печь перестала спасать, тем более что она, как и я, прижималась к холодному борту, и Варя на своем краю тихонько, старательно, чтобы не было слышно, стучала зубами.
— Варя.
— Сплю, — сказала она сквозь стук.
— Слышу, как ты спишь. Иди сюда.
Пауза была короткой, секунды на три, а потом она просто перекатилась через ничейную полосу, спиной ко мне, и устроилась у меня под боком так решительно, будто всю жизнь только там и спала. Я обнял ее. Она была почти ледяная, и первые минуты ее ощутипо потряхивало, но потом дрожь ушла, дыхание выровнялось и потяжелело.
— Не вздумай что-нибудь сделать, — пробормотала она уже наполовину сонным голосом.
— Я бы не посмел.
— Зна-а-аю… — зевнула она. — Может быть… зря…
Я лежал в темноте, слушая ее дыхание и чувство было такое, будто мне не восемьдесят, а снова двадцать.
* * *
Дни пошли похожие один на другой, и в этом сходстве была своя прелесть, которую я, городской человек двух жизней, распробовал не сразу. Подъем в темноте, под перекличку рабочих. Каша из кухонного возка, такая горячая, что ложку приходилось студить. Долгий белый день, размеченный не часами, а верстовыми столбами, которые проплывали мимо так неторопливо, что каждый успевал надоесть. Обед на ходу. Сумерки и огни. Ужин, а после него ночь под овчиной.
На третий день прошли большое село, и половина его высыпала к тракту смотреть на обоз. Мальчишки бежали вдоль платформ верста за верстой, самый отчаянный подобрался к тягачам, но был довольно жестко отогнан солдатами, из-за чего разревелся прямо на обочине. Сема, чтобы успокоить, выдал ему пирожок, подогретый на каретной печке.
Вечерами у наших карет собиралась пестрая компания. Кареты составляли почти борт к борту, в сидячих зонах открывали двери с обеих сторон, в результате чего получалось как бы длинное пространство и можно было переговариваться, даже продолжая сидеть. Приходили конюхи, с которыми подружился Сема, Гурьев, товарищи Жарова.
Разговоры шли дорожные, ленивые, ни к чему не обязывающие и от того вдвойне приятные. Варя общалась меньше обычного, рисуя в блокнотах портреты и профили всех подряд, которые потом активно раздаривала «моделям».
В один из вечеров она взялась уже полноценно, на холсте, рисовать Жарова. Тот отнекивался ровно до того момента, как его стали освистывать все, кто получил от Вари наброски, после чего сел и просидел смирно аж три часа, а, забрав лист, долго смотрел на него и сказал:
— Подарю матери.
Хоня жил своей жизнью. Днем он ехал на крыше кареты или уходил в поля: пару раз я видел с тракта, как далеко на белом движется темная точка, деловито, по своим делам.
К ночи он возвращался без единого объяснения и укладывался в ноги, сначала холодный, но быстро отогревающийся от внутреннего жара генератора. На четвертый день у него случилась дипломатическая история: псы из очередной деревни решили выяснить, что за зверь ходит мимо их вотчины и бросились на него всей стаей.
Эту картину мне довелось наблюдать из окна своей кареты, и была она крайне уморительной.
Хоня не стал ни убегать, ни гнуть спину, а просто сел и обернул лапы хвостом. И стал ждать. Псы сбавили с рыси на шаг, с шага на переступание, и в трех метрах от кота передний вдруг обнаружил на снегу что-то безумно интересное, второй вспомнил о подружке, третий просто сел, где стоял…

[Умница. Весь в меня: ни одного выпущенного когтя, а вопрос решен.]

Пятый день выдался самым холодным. На улице даже днем было не больше минус десяти, тягачи шли медленнее обычного и Дежнев дважды проезжал вдоль колонны, проверяя, все ли в порядке. Вечером этого дня, укладываясь, Варя не просто забралась мне под бок, а буквально пролезла спереди в мою спальную рубаху, высунув нос в ворот и, свернувшись калачиком, схватила мою руку и положила себе на живот, чтобы я прижал ее покрепче.
Я, довольный и тоже быстро разомлевший от ее тепла и мягкости, заснул за несколько минут.
Проснулся от того, что карету ощутимо качнуло. Звук пришел на долю секунды позже, тяжелый сдвоенный грохот откуда-то спереди.

Глава 13

Похоже, Жаров оказался прав и те британские сепаратисты решили не ограничиваться одним диверсантом.
— Что это? — спросила Варя, которая тоже уже не спала.
— Пока не знаю. Не выходи.
Я уже одевался, быстро натягивая на плечи пальто и вдевая ноги в предоставленные нам всем мягкие валенки. Часы из-под подушки ушли в карман.
Снаружи нарастал шум: поверх всего крики команд, под ними конский храп, гул тягачей и топот бегущих.
— Петя, что там? — повторила Варя, судя по голосу, явно начав немного паниковать.
— Слушай меня. — Я нашел в темноте ее руку и вложил в ладонь фонарик-артефакт с полки. — Ты остаешься в карете. Что бы ни было слышно, дверцу не открывать никому, кроме меня, Аси, Семы или Жарова. Поняла?
— Поняла. — Голос у нее сел, но не дрожал. — А ты?
— А я посмотрю издали и вернусь.
Снаружи ударило в третий раз, теперь дальше и глуше, и по этому звуку я, ничего не понимая в военном деле, понял главное: бьют не по нам, бьют у головы колонны, версты за полторы.
Я выбрался из кареты в мороз.
Ночь стояла безлунная, и от этого зарево на юге, над головой обоза, было видно во всю силу: там горело что-то большое, рыжим неровным светом, и на фоне этого света вспыхивало другое, короткое и белое, раз в две-три секунды, как далекая гроза.
Вдоль колонны, мимо меня, уже бежали солдаты второй смены, на бегу срывая чехлы с чего-то длинного.
Дверца соседней кареты хлопнула. Жаров был уже одет, и не как я, тяп-ляп, а полноценно, причем явно успел и все артефакты свои приладить на места, а под шинелью тускло отсвечивал поддоспешник.
— Сидите здесь, — бросил он мне на ходу. — Не лезьте.
И побежал к голове колонны, судя по энергии, используя какой-то артефакт, чтобы не вязнуть в снегу.
Из третьей кареты уже выглядывали Ася и Сема.
— Петр Алексеевич, нам надо?..
— Там военные, Сема, и это их работа. Нам не надо лезть, мы только хуже сделаем, если начнем под ногами путаться.
Сема осел обратно на подножку.
— Ася. Давай сюда, побудь с Варей. Сема, встань у карет и никого чужого не подпускай, но сам ни шагу отсюда. Илья где?
— Тут я. — Илья вывалился из жаровской кареты, натягивая куртку, глаза в пол-лица. — Петр Алексеевич, это что, нападение? Настоящее?
— Судя по всему. Стой при Семе.
Сам я отошел от карет шагов на тридцать и встал там, засунув руки в карманы. Лезть я, разумеется, не собирался и без предупреждения Жарова, а вот видеть я должен был: если этой ночью решалась судьба груза, за который я расписался своим камертоном, то узнавать ее из третьих уст мне не хотелось.

[Милый, не подходи ближе. Пожалуйста.]

— Я, конечно, человек храбрый, но я не самоубийца. Не переживай.
Горели, как я потом узнал, не платформы: горел подожженный первым ударом обоз охранения. На фоне пожара двигались фигуры, мелкие с моей дистанции, между ними ходили светлые нити.
От темной кромки леса протянулась к колонне тройка зеленоватых росчерков, и там, куда они пришли, встала стена снежной пыли. Из этой стены в ответ ударило белым залпом в десяток стволов, и по звуку, дошедшему через секунды, я узнал манаоружие, вроде пистолета из которого когда-то стрелял сам. Над лесом поднялось и лопнуло что-то вроде багрового бутона, выглядевшего красиво и страшно, и по колонне тут же прокатился голос Дежнева, но из-за эха и дистанции я не смог разобрать смысл.
Вспышки со стороны леса шли с интервалом в две-три секунды, из шести-семи точек, и точки эти не двигались. Ответный огонь колонны шел гуще втрое, из точек, которых я насчитывал до тридцати, и точки эти перемещались, охватывая лес с флангов.
Через пять минут вспышек от леса стало четыре. Еще через две их стало две, и обе сместились вглубь, видимо, отступая. Потом над лесом повисла ослепительная белая звезда на невидимой нити, осветив голые верхушки как днем, и стрельба, потрепыхавшись, увяла.
Всего, от первого удара до тишины, прошло минут двенадцать.
Дальше была долгая пауза. Нападение, судя по всему, было отражено. Но колонна не заснула. Вдоль платформ туда-сюда прошли еще солдаты, теперь шагом, цепью, просвечивая фонарями промежутки между вязанками и заглядывая под настилы.
К нашим каретам подошел офицер, посветил в лица, заглянул внутрь карет и, сверившись с бумажкой, ушел, козырнув. Со стороны головы только теперь потянуло гарью и еще чем-то химическим.
Сема стоял у карет, как было велено, ни шагу отсюда, и держал в руках запасную оглоблю. Илья топтался рядом.
— Петр Алексеевич, а вот эти белые залпы, это же армейская модель, да? Накопитель на шесть зарядов, у нас в лаборатории такой разряжали на стенде…
— Илья, — осадил я парня.
— Молчу.
Он помолчал секунд двадцать.
— Просто на стенде он совсем не так звучит.
Хоня объявился из темноты и вспрыгнул мне на плечи. Сел, уставился туда же, куда смотрел я, весь нахохлившись, явно чуя остаточную ману.
Жаров вернулся только через час с лишним. Шел он спокойно, уже без бега, и по одному этому спокойствию мы все у карет выдохнули раньше всяких слов. Пахло от него гарью и морозом. Под глазом, на скуле, засыхала ссадина.
— Отбились без проблем, — сказал он. — Потерь у нас нет, двое раненых. Груз цел, огонь до платформ не дошел. Стоять будем до света, саперы смотрят тракт. Все, идите спать.
— Идите, — подтвердил я команду для всех, кроме себя. — А мне ты расскажешь, что это было.
Жаров перевел взгляд с меня на нашу четверку у карет и обратно, потом кивнул в сторону. Мы отошли.
— Их было около десятка, — сказал он вполголоса. — Ударили по обозу с двух сторон, грамотно: расчет был поджечь, посеять панику в конском составе и под шум сработать по платформам. Но не вышло, потому что их ждали. Прикрытие с самого Грозова идет усиленным составом, вдвое против ведомости, и половина его всю дорогу едет скрытно, внутри карет снабжения. Дежнева идея, и она сработала.
— Он знал, что нападут?
— Он допускал. Мы все допускали, с того самого дня, как ты отсеял порченые стволы. — Жаров потер скулу, поморщился, обнаружив ссадину, и оставил ее в покое. — Смотри сам. Диверсия с порчей у них не удалась, груз идет, сроки сбиты, но не критично. Значит, следующий ход простой: не можешь испортить тайно — испорть открыто.
— Кто они? Те же?
— Те же. Двоих взяли живыми, но и на мертвых телах те же символы. Часть ушла лесом, отход у них был подготовлен. — Он помолчал. — Но скажу тебе то, что скажу утром в рапорте. Мне не нравится, как они отступили.
— Мне тоже, — сказал я. — Слишком слабо это все было.
Жаров повернулся ко мне всем корпусом.
— Ну-ка? Поделись идеями?
— Даже если допустить, что они не знали о дополнительных солдатах. Десять человек, пускай и магов, на обоз, в котором две сотни только грузовых повозок? Это смехотворно. Что они собирались повреждать? Да уничтожь они хоть двадцать повозок, полностью разбомбить сами бревна, которые прочнее стали, едва ли возможно, и даже это едва ли десять процентов груза. На мой взгляд, они просто отработали свои минуты, потеряли, сколько потеряли, и отступили.
— И какой вывод?
— Вывод такой, что это — отвлекающий маневр. Попытка показать, что они напали и провалились, чтобы у вас снизилась бдительность.
Марк кивнул.
— Дежнев считает так же, слово в слово, хотя пиджаки ему не верят и уже праздную победу. Тем более что до Новограда осталась пара дней.
— Что-то от меня требуется?
— То же, что было: камертон и глаза. Не в смысле смотреть по кустам, для этого есть люди. В смысле: если на любой из проверок тебе хоть что-то покажется не так, любая мелочь — ты говоришь мне. — Он застегнул пальто до горла. — И последнее. Своим про это все нельзя, ты помнишь. Версия для тех, кто не знает подоплеки, будет такая: напали мародеры, польстились на редкую древесину, получили отпор. Можешь так и сказать.
Я пожал плечами.
— Мародеры так мародеры.
В карете было тепло и темно. Варя не спала, конечно. Когда я забрался под овчину, сразу нашла мою руку.
— Все кончилось? — спросила она.
— Кончилось. Лихие люди позарились на казенный лес, охрана их прогнала. Больше не сунутся.
— Хорошо. — Голос у нее был ровный, слишком ровный.
Вместо ответа я просто обнял ее, притянул спиной к себе, и мы лежали так, пока снаружи ходили часовые и колонна тихо гудела бессонницей.
— Петя, — сказала Варя в темноту спустя больше чем час, уже сонно. — А в Новограде обещали оперу. Итальянскую.
— Везде сходим. И оперу, и выставку. Все будет.
— Все будет, — согласилась она и уснула первой.
Я лежал и слушал, как под моей ладонью ходят ее ребра, ровно и глубоко.
* * *
Новоград объявился сначала дымом. За два дня так ничего и не произошло. Над белым горизонтом встала серая гребенка печных столбов, шире грозовской раза в полтора, потом прорезались колокольни и водонапорные башни, а за ними блеснуло на солнце что-то стеклянное, длинной полосой.
Обоз к городу не пошел. За последней верстовой отметкой колонна свернула в сторону и платформы, скрипя, потянулись вправо, на широкую расчищенную дорогу, уходившую в обход. Наши три кареты вместе с еще примерно двумя десятками отцепились от этого движения, как щепки от плота, и покатили прямо, к заставе.
Жаров попрощался с нами.
— Значит, так. Я с грузом поеду и останусь, пока идет приемка. Вас отвезут в город, гостиница «Гончарная», номера заказаны на пять дней, в случае чего продлят. Дня два, может, три ты не понадобишься: гуляйте, отдыхайте. Потом проверка на складе, это полдня. Потом еще через пару дней финальная, на самом заводе, и все, свободны. Деньги на расходы у вас казенные, на всех выделено двадцать тысяч.
— Используем с пользой, — пообещал я.
— И это. — Он глянул на меня поверх воротника. — Город приграничный, народу всякого много. Ничего такого не жду, но кучей ходить веселее.
На развилке он пересел к военным, и дальше мы ехали одни, впятером в одной карете, потому что последние версты хотелось проехать вместе.
Город начался вывесками. Они пошли по обеим сторонам еще в предместье, и среди русских то и дело попадались иностранные: латиница вперемешку с ятями, явно вставленными самими иностранцами вроде «Магазинъ Beresford и Ко».
Варя читала их вслух, как названия станций, Илья переводил, где мог, и врал, где не мог, и был немедленно пойман Асей, которая английский и французский, как выяснилось, знала довольно неплохо.
— Откуда? — не выдержал Илья.
— Оттуда. Я в этом городе жила, между прочим. — Ася сказала это легко, глядя в окно, но я услышал, как под легкостью прошел тот самый тонкий лед. — Вон за той каланчой, если по прямой, Базарная улица. А на Базарной трактир. А над трактиром комната есть.
Сема накрыл ее руку своей лапищей. Говорить тут было нечего: над чьим трактиром была та комната, знали все.
Гостиница «Гончарная» оказалась в точности такой, как я представлял: хорошая, хотя и не роскошная. Трехэтажная, каменная, с медными ручками, надраенными до сияния, и швейцаром, который помог Семе перетаскать все чемоданы и сумки.
Номеров было зарезервировано два, один побольше, второй поменьше, и тут пришлось уже распределять по принципу «мальчики-девочки» без всяких обсуждений. Варе с Асей достался угловой, с двумя кроватями и видом во двор, нам с Ильей и Семой тройной напротив.
Номер был уже натопленный, с изразцовой печью и тремя кроватями, из которых Сема выбрал ближнюю к двери. Илья первым делом раскрутил гостиничный звонок для прислуги и, посмотрев, что внутри, собрал обратно: номер был принят.
Я разложил вещи и подошел к окну. Внизу лежала площадь, просторная, с конками, которых в Грозове не было, и с рекламной тумбой, обклеенной афишами в три слоя. На самой свежей, поверх всех, крупными буквами обещали итальянскую оперу: «Севильский цирюльник».
— Илья, — позвал я.
— А?
— Сходишь вниз, узнаешь у швейцара, где касса оперного театра и как берут билеты. Только не сегодня: сегодня мы заняты.
— А что сегодня? — спросил Илья.
Ответил не я. Ответил Сема, который стоял посреди номера уже в чистой рубахе, с мокрыми прилизанными волосами, и крутил в руках картуз.
— Сегодня к нашим, — сказал он с такой простотой, что вопрос кончился сам. — Я маме перед отбытием письмо отправил, если мы сегодня не придем, она сама нас выследит и сюда придет.
Через час мы впятером уже шли по Базарной улице.
Собирались недолго, но одну заминку я заметил и запомнил. Уже в дверях, когда все были одеты, Ася вдруг сказала «минуту», ушла к себе, держа в руках брошь с речным жемчугом, ту самую, подаренную Марфой Ильиничной еще в Грозове, и приколола к платью, посмотревшись в зеркало.
— Что? — спросила она, поймав в зеркале мой взгляд.
— Ничего. Красивая вещь, — отозвался я.
— Вещь как вещь. — Ася поправила брошь на волос левее. — Просто раньше было не по чину. А теперь по чину.

[Молчи и не вздумай острить.]

Я и не думал. Сема на брошь посмотрел, побагровел ушами, после чего поднял Асю на руки и с силой поцеловал.
Базарная улица оправдывала имя: рынок начинался прямо от перекрестка, ряды с навесами уходили вглубь квартала, и над всем этим стоял слитный гул торговли, из которого ухо выхватывало то русскую божбу, то что-то отрывистое немецкое.
Трактир стоял на углу, в два этажа, бревенчатый низ и дощатый верх, с вывеской, писанной по зеленому полю: «Трактир У Петровых». Из трубы валило так, что было ясно: печи работают все разом.
Сема у крыльца замешкался. Взялся за скобу и отпустил, оглянулся на нас, и я впервые за все знакомство увидел, как этот человек, гнущий подковы, не решается открыть дверь.
— Сема, — сказала Ася. — Это твой дом.
— То-то и оно, — сказал Сема, вздохнув, и открыл.
В зале стоял обеденный час. Пахло щами, печеным тестом и чуть-чуть воском от начисто мытых полов, посыпанных у входа свежей стружкой. За длинными столами сидел рыночный люд, возчики и мясники, и половые ходили между ними скорым шагом, держа по три миски вдоль руки. Порядок в зале чувствовался сразу и гул стоял ровный и трезвый.
Не прошло и минуты, как из-за стойки, через весь зал, с грохотом отодвинутого стула пошла на нас Марфа Ильинична, и половые с подносами прыснули с ее дороги, как брызги из-под колеса.
— Сема! — Голос у нее был такой, что посуда на ближних столах отозвалась. — Приехал! Гриша! ГРИША! Сын приехал!
Из кухонной двери, пригнувшись под притолокой, вышел Григорий Петрович, в фартуке поверх рубахи, с руками, до локтя обсыпанными мукой. Он пошел ровно, вытирая ладони о фартук, и по мере его приближения Сема сам собой выпрямлялся, несмотря на то что Марфа Ильинишна притягивала его к себе изо всех сил.
Когда они приезжали к нам, то были на моей территории и Сема чувствовал себя куда более спокойно. Но тут, наоборот, он вернулся домой спустя год отсутствия и это был совершенно другой настрой.
— Привет, бать, — немного неловко усмехнулся он, потирая затылок.
— Привет, Семен. — Григорий Петрович оглядел его сверху донизу и уголок рта у него дернулся. — Добро.
Потом настала очередь остальных. Мне от Марфы Ильиничны достались двойные объятия и укор:
— А шарф-то, Петр Алексеевич, не мой!
Я чуть виновато развел руками и, чтобы перевести тему, представил семиной маме Варю. Она тут же была заключена в объятья и приветливо расцелована.
Илье выпал цепкий взгляд и приговор, вынесенный в безапелляционной манере:
— Худой! Хуже чем в прошлый раз! В этом вашем институте вас что, не кормят вовсе?
— Так у нас столовая… — начал Илья, но тут же был развернут в сторону стола.
Асю Марфа Ильинична оставила напоследок. Открыла было рот, но тут заметила брошь и осеклась на полуслове.
— Надела, — сказала Марфа Ильинична совсем другим голосом, тихим. — Асенька. Надела.
— Надела, — сказала Ася, задрав подбородок, и покраснела ровно, от ключиц до ушей. — Здравствуйте… мама. Вы ведь не против?

Глава 14

— Ой, да что ты! — охнула Марфа Ильинична, не сумев больше ничего сказать.
Обошлось без слез, но с таким долгим объятием, что не только Асе, но и даже мне стало немного неловко.
Стол собрали в задней комнате, за кухней. Комната была жилая, обжитая до последнего гвоздя: какие-то травки под потолком, ходики с гирей в виде еловой шишки, широкая лавка вдоль стены.
На дверном косяке я заметил лесенку старых зарубок с подписанными карандашом годами. Зарубка с пометкой «15 лет», приходилась примерно на уровне моей головы.
На скатерти встали миски и глиняные кружки под сбитень. Пироги пошли чередой, и я сбился считать: первым лег с вязигой, за ним капустный, а дальше Марфа Ильинична объявляла сама, ставя каждый противень с пристуком.
Буженина легла посреди стола цельным куском, розовым на срезе, в шубе из чеснока. Григорий Петрович внес чугунок с томленым мясом, держа его голыми ладонями, и от мяса шел такой дух, что разговор за столом умер на корню и воскрес только минут через десять, когда первый приступ голода был утолен.
Ели по-семейному, то есть под непрерывным огнем. Марфа Ильинична сидела мало, больше стояла за спинами и накладывала, и отказ в этом доме работал как приглашение положить двойную порцию. Илья пал первым: его тарелка не пустела вовсе, как заколдованная, и на третьем пироге он посмотрел на меня взглядом утопающего.
— Ешь, — сказал я безжалостно. — В институте так не кормят.
— Вот! — Марфа Ильинична вознесла половник. — Умный человек сразу видно. Ты кушай, кушай, наука ваша вся из головы, а голова без горячего не варит.
Хоня вошел в комнату лишь после того, как исследовал весь трактир, степенно обошел стол по кругу и сел у печи, на самое теплое место. Марфа Ильинична всплеснула руками.
— Батюшки, это же тот самый! Котик ваш! Гриша, глянь, котик! А я Семкиному письму не верила, думала, врет. — Она присела перед Хоней на корточки. — Славный какой! Морда важная, прям купеческая! А кушать ему чего дать? Сметанки?
— Мам, он не кушает, — сказал Сема. — Он механический, не живой.
— Не живой. — Марфа Ильинична посмотрела на сына с сожалением, как на человека, сказавшего бестактность. — Не живой, а сидит где тепло. Все он понимает.
И Хоня, который все действительно понимал, встал и потерся боком о ее колено, а потом боднул лбом подставленную ладонь и заурчал своим нутряным механическим урчанием. Марфа Ильинична просияла так, будто ей поднесли к празднику ключи от рынка. С этой минуты у кота в Новограде явно появилось пожизненное место у печи.
Когда Марфа Ильинишна все-таки успокоилась с добавками и тарелки начали пустеть, за столом пошли неспешные разговоры. Григорий Петрович, оказавшийся рядом со мной, был единственным, кто имел привилегию молчать.
Я рассказал про дорогу, кроме части, про которую давал клятву, про то, как Сема на спор завалил на снег одного из коней. Григорий Петрович кивал. На истории про коня он отложил вилку и пристально посмотрел на сына через стол, потом произнес просто:
— В деда, — и вернулся к еде.
Варя, как всегда незаметно, добралась до своего блокнота. Рисовала она Григория Петровича, который как раз стоял у печи, приоткрыв заслонку и глядя в огонь. Минут через пять лист пошел по рукам. Марфа Ильинична ахнула на весь стол:
— Гриша! Гриша, это же ты! Как есть ты! Глянь!
Григорий Петрович вытер руки, взял лист двумя пальцами за угол и смотрел на него долго и внимательно. Потом поднял глаза на Варю.
— Похож, — сказал он. И, помолчав: — Добро.
В другой момент Григорий Петрович поднялся, тронул сына за плечо и сказал:
— Пойдем. Покажу что.
Они ушли через кухню во двор, оба пригнувшись в дверях одинаковым движением, и вернулись через четверть часа, внеся с собой запах дыма и мороза. Сема сиял.
— Батя коптильню новую сложил, — объявил он. — Окорока висят, во! — Он показал руками размер, в который я не поверил.
— К весне пристрой будет, — сказал Григорий Петрович, садясь. — Под чистые нумера.
И по тому, как он это выговорил, стало ясно, что разговор во дворе был не только про коптильню, но переспрашивать в этом доме было не принято.
Зашла речь и про оперу. Марфа Ильинична поджала губы.
— Опера. Были мы раз с Гришей, лет десять назад, свояченица затащила. Три часа поют не по-нашему, и помирает она потом еще полчаса, и все стоя. Я чуть сама там не померла.
— Так это же искусство, Марфа Ильинична, — вступилась Варя. — Слова можно и не понимать, там по голосу все слышно: где любовь, где беда.
— Ну не знаю. — Марфа Ильинична задумалась, половник в ее руке замер. — У нас на рынке Фекла как заголосит на мясном ряду, так тоже без слов понятно, где у нее беда. Но что-то искусством это никто не называет. Гриша, а тебе тогда как, в опере?
Григорий Петрович дожевал, вытер усы и вынес суждение:
— Громко.
Чай пили из самовара, ведерного, с медалями по боку, к чаю пошло варенье в вазочках, четырех сортов сразу. Мне большего понравилось крыжовенное, которое Марфа Ильинична подвинула ко мне со словами «ты человек серьезный, тебе кислое», на что я потом еще час слушал шуточки Лавки.
Ближе к концу застолья Ася поднялась из-за стола тихо, тронула Марфу Ильиничну за плечо и что-то спросила вполголоса. Та закивала и Ася вышла в сени.
Вернулась она минут через десять, села на свое место и потянулась за сбитнем так, словно никуда не выходила. Только Сема, наклонившись, спросил ее о чем-то одним движением бровей, и она ответила тоже без слов, коротким кивком: все хорошо.
— Комнатку ее на чердаке после того, как она уехала, а Сема по ней начал горевать, я никому больше не сдавала, — сказала мне Марфа Ильинична вполголоса, перехватив мой взгляд, и в первый раз за вечер ее голос был отдельным, не для всего стола. — Понимаете меня, Петр?
— Понимаю, Марфа Ильинична.
— Ну вот. И теперь видно, что не зря. — Она подперла щеку кулаком и посмотрела через стол туда, где Ася вполголоса переругивалась с Семой из-за последнего пирога с вязигой. — Хорошая девочка.
— Согласен, — кивнул я.
Прощались мы долго, в два приема: сначала в дверях жилой зоны, потом на крыльце трактира. Сема нес огромную корзину с гостинцами, а мы с Ильей по крупному свертку, причем Илье его сверток был вручен лично, с напутствием:
— До института ведь не дотянешь, худоба! И чтоб съел сам, не раздал!
Марфа Ильинична взяла с Аси слово прийти еще до отъезда, «без всех, по-бабьи посидим», а с Вари слово нарисовать ей и Семена тоже. Мне было велено беречь Семена, и я подозреваю, что, простояв на крыльце еще минуту, слово о чем-нибудь дал бы и кот.
Григорий Петрович пожал руки мне и Илье, потом сгреб сына, коротко и крепко, и отпустил.
— Добро, — сказал он всем нам сразу и ушел в дом.
Мы шли по вечерней Базарной, объевшиеся по самые уши и притихшие. Рынок уже сворачивался: ряды пустели, торговки увязывали нераспроданное в санки, и фонарщик с лесенкой на плече шел от столба к столбу, оставляя за собой теплые желтые точки.
Хоня трусил впереди, шагах в десяти, и в свете каждого фонаря его бок вспыхивал и гас. Город зажигал вокруг нас окна, и был он чужой, но уже не совсем.
* * *
Два свободных дня мы истратили, исходив весь Новоград вдоль и поперек, насколько это было возможно.
Город был больше Грозова вполовину и устроен иначе, и разница эта была не в размере. Грозов стоял лицом к морю и спиной ко всему остальному, а Новоград стоял на перекрестке, десятком лиц во все стороны.
По главной улице, которая называлась Гостиной, шли общественные вагончики на рельсах, до боли похожие на земные трамвайчики старых образцов, с империалом наверху. Объявления в витринах магазинов дублировались на двух языках. Тут и там мне встречались надписи, которых я в принципе не мог прочесть, хотя после работы в том числе и с импортными часами и с иностранными клиентами знал английский на более чем достойном уровне, а также что-то понимал по-французски, по-немецки, по-итальянски и к собственному удивлению, на хинди.
Утро в гостинице начиналось с газет: их подавали к кофе, и тексты в них дублировались минимум на трех языках, а некоторые на пяти или даже шести. С лотков на Гостиной торговали не пирогами, а горячими германскими колбасками. У кофейни на углу мальчик в фартуке выносил прохожим кофе прямо на улицу, в толстых чашках, и его разбирали на ходу и пили прямо так, не присаживаясь. В Грозове за такое питье стоя человека сочли бы больным.
Ася по этим улицам шла, в отличие от меня и Вари, спокойно. Один раз она остановилась у книжной лавки в полуподвале, посмотрела на вывеску и сказала, ни к кому не обращаясь:
— Надо же. Жив старик.
И пошла дальше. Сема оглянулся на лавку, запоминая, и я готов был поспорить, что до отъезда он туда еще вернется.
Интересную Варе и чуть меньше мне выставку мы нашли на второй день, по афише. В доме Дворянского собрания мастера из Италии с фамилией в три этажа показывали скульптуру, мрамор и бронзу. Варя, прочтя афишу, посмотрела на меня так, что спрашивать «идем?» было уже незачем.
Ася с Семой тут же отвалились.
— Каменных людей я и на кладбище насмотрюсь, — заявила Ася с обычной бескомпромиссностью и увела Сему прочь.
Илья, получив у меня разрешение погулять в одиночестве и пятьсот рублей на карманные расходы, тоже испарился, пообещав вернуться в гостиницу к обеду.
Хоня эти два с половиной дня гулял с нами, но по-своему. Он держался при мне и Варе, шагах в десяти, и город изучал деловито, как ревизор: заглядывал в подворотни и читал носом углы, а один раз, когда мы остановились, чтобы обсудить дальнейшие планы, залез на тумбу напротив полицейской части, наблюдая развод караула.
Прохожие на него оборачивались: механический кот и в Новограде был диковиной. Один господин в бобровой шапке даже увязался следом и предлагал мне за него деньги, начав с суммы, за которую можно купить материалов где-то на трех таких Хонь. Я отказал трижды, с нарастающим удовольствием.
Когда мы пошли на выставку, Хоня счел дневную программу выполненной и ушел по своим делам. Но к вечеру объявился в гостинице, как ни в чем не бывало начав скрестись в дверь номера.
На второй день мы нашли каток. Его устроили на пруду в городском саду, с фонарями по кругу и, неожиданно, с камерным духовым оркестром в дощатой раковине.
Коньки давали напрокат тут же, у будки, и стоило это очень и очень немало, раза в три больше, чем я мог бы ожидать. С другой стороны, оркестр, подсветка и артефактное охлаждение льда, который, несмотря на холодное начало весны, без этого все-таки не был бы безопасен, явно оправдывали высокий ценник.
Затащила нас туда, разумеется, Ася, и на льду немедленно выяснилось, кто чего стоит. Ася каталась, как летала, спиной вперед и с поворотами. Сема стоял на коньках прочно, но исключительно по прямой, и на поворотах разворачивался всем корпусом, широкой дугой, распугивая публику.
Илья, который ни разу в жизни не катался, методично падал, вставал, бормоча что-то про точку опоры, и падал снова, уже с учетом поправок. Варя каталась легко, хотя и далеко не так профессионально, как Ася и все норовила взять меня в пару, но хотя я держался на льду получше Ильи, грация моих движений была примерно как у бревна.
— Ты когда-нибудь вообще катался? — спросила Варя, вывозя меня из очередного виража, который я не планировал.
— Катался. Очень давно.
— Насколько давно?
— Ты даже не представляешь…
Оркестр играл вальс, фонари плыли мимо, и в какой-то момент у меня получилось. Молодое тело вспомнило опыт прошлого меня. Три полных круга мы проехали в паре без единого происшествия, и Варя официально объявила, что из меня еще выйдет толк.
После такой траты калорий нужно было обязательно подкрепиться. Французский ресторан предложил Илья, вычитавший в местной газете слово «деликатесы». И мы, уставшие и разгоряченные после катка, вошли впятером в заведение с зеркалами, где пахло не кухней, а духами, и официант говорил с акцентом, которого, я подозреваю, дома у него не было. Меню принесли на двух языках, и русская половина помогала мало.
— Консоме, — прочел Сема с выражением, с каким читают приговор. — А по-простому это что?
— Бульон, — сказала Варя.
— Бульон! — Сема посмотрел на цену и охнул. — За бульон! Да у мамы он в обед даром идет!
— У Марфы Ильинишны, не в обиду ей, не консоме, — с умным видом заявила Ася.
При этом я четко видел, что она во всем этом ни в зуб ногой примерно как и Сема. Хотя она и прожила в Новограде немало, денег у нее в те времена едва ли хватало просто на книги, что уж говорить о ресторанах высокой французской кухни.
Улитки, взятые Ильей из чистой научной любознательности, произвели за столом действие сильнее любого фокуса. Илья съел одну и замер, прислушиваясь к себе.
— Похоже на грибы, — доложил он. — На грибы с чесноком. Сема, будешь?
— Я улитку есть не стану, — сказал Сема с достоинством, но одну раковину все-таки взял и долго вертел у свечи, прежде чем все-таки выковырять ее вилкой, съесть с заранее недовольным лицом, с натугой проглотить, а потом под шумок утащить еще парочку.
Ася попробовала, продолжая делать вид, что это все для нее обыденность. Варя просто ела, комментируя блюда с реальным знанием дела. Дворянка, что с нее взять. А я смотрел на них на всех и думал, что это заведение получило сегодня лучших посетителей за месяц, но это пройдет для него незамеченным.
На сладкое принесли крем-брюле, и Варя, расколов ложечкой карамельную корочку, зажмурилась от удовольствия так откровенно, что я тут же, молча, отодвинул ей и свою порцию. Ася это заметила, ничего не сказала, но выразительно посмотрела на Сему.
Сема, с тоской поглядев на свою порцию, и волевым усилием решив отстоять хотя бы часть своего счастья, в одно движение вилкой отправил в рот половину и отдал глядящей на него со смесью шока и недовольства Асе вторую. Илья наслаждался своей порцией, с сочувствием глядя на нас с Семеном.
Счет в ресторане подали в кожаной папке, и Сема, углядев итог, издал звук раненого быка. Я расплатился казенными и оставил на чай, не собираясь стесняться. А Сема весь обратный путь пересчитывал вслух, сколько и чего на эти деньги вышло бы съесть в трактире его родителей, и выходило у него что-то около воза.
Опера случилась на третий вечер, в зале с ярусами в бархате и люстрой в тысячу огней. Сюжет я знал из брошюры, ловя ухом отдельные знакомые слова и фразы, но Варя была права: по голосу было слышно все.

[Какой инструмент, какое звучание! А какой голос! Кажется, я не слышала ничего прекраснее… мне даже жаль тех троих, что не пошли.]

— Они еще дорастут, — шепотом ответил я Лавке.
К тому же Аси, Семы и Ильи была своя культурная программа. Они отправились буквально через квартал слушать концерт группы, которая, судя по афише, исполняла что-то среднее между джазом и рок-н-роллом, что должно было быть на самом деле очень даже неплохо.
Домой мы шли пешком, всей пятеркой в ряд. Варя напевала вполголоса мотив из второго действия, безбожно перевирая, а Илья неожиданно мелодично насвистывал мотивы с их концерта, перехватывая у Вари ноты.
Уже в гостинице, когда мы почти разошлись по номерам, и остались с Варей вдвоем в коридоре, она вдруг взяла меня под руку обеими руками и, притянув к себе, сказала на ухо, тепло:
— Спасибо. Я запомню эту поездку на всю жизнь, ты знаешь?
Я знал. И я собирался сделать так, чтобы запоминать было что и дальше.
* * *
На четвертый день за мной, наконец, прислали. Казенная карета забрала меня от гостиницы в девять, и через час езды по льду и дамбам я стоял на складской базе, среди штабелей Бейнбриджских сосен.
База была устроена серьезно. По углам территории стояли вышки, у каждого прохода часовой. Обоз здесь уже разобрали, стволы лежали ярусами, переложенные брусом. Жаров встретил меня у ворот, едва ли выспавшийся, но довольный.
— Приемка закончена, бумаги сошлись. Твое дело на сегодня простое: пройти все, подтвердить, что за дорогу ничего не появилось, и подписать. После этого стволы перегоняют к заводу. Тебя позовут туда на финальную проверку, дня через два.
Работали мы с Мещерским в паре, как повелось еще в порту: он шел с ведомостью, я с камертоном. Удар о торец, вслушивание в звук. Три секунды на вибрацию. Кивок, и номер уходит в ведомость.
Подпорченные стволы убрали еще в Грозове, так что все эти звучали ровно и я отчетливо слышал в каждом «Ля».

[Скучно. Но в хорошем смысле, милый. Ты слушай дальше, не отвлекайся. Я просто думаю, что мы бы сейчас могли продолжать по Новограду гулять, а не вот это вот.]

Я с Лавкой в целом было согласен, но, помня, какие деньги мне были обещаны за эту работу сверх оплаты гостиницы, самой поездки и командировочных, я был готов потерпеть.
Часам к трем мы прошли все. Тысяча сто пятьдесят четыре ствола, и ни один не прозвучал криво.
— Подтверждаю, — сказал я комиссии, собравшейся под навесом у жаровни, подписывая соответствующие бумаги. — Груз в том же состоянии, в каком вышел из порта. Возражений против перегона не имею.
Мещерский подписал вторым, эксперты делегации третьими, и на этом моя работа кончилась. Пока писари заполняли акт, я смотрел, как в дальнем конце базы разворачиваются тягачи.
— День-два на перегон, день на укладку, — сказал Жаров, провожая меня к карете. — Стало быть, послезавтра к вечеру или на третий день с утра пришлю за тобой. Финальная проверка при всей делегации, нашей и британской, парадная. Отработаешь, и домой.
— Без вопросов.
— Вечер-то чем занят? Могу составить компанию, тут в городе биллиардная приличная.
— Занят вечер, — сказал я. — Прости. Хочешь — давай завтра приходи под вечер в нашу гостиницу. А сегодня нет.
Жаров посмотрел на меня внимательно, хмыкнул и ничего не спросил.
— Договорились.
На обратном пути я велел кучеру остановиться дважды. Первый раз у торгового дома на Гостиной, где забрал заказанную накануне корзину и два дорожных пледа верблюжьей шерсти. Второй раз у цветочной лавки, из которой вышел ни с чем: за тем, что мне было нужно, мы завтра поедем сами.
В гостинице корзина и пледы уехали под лестницу, на хранение к швейцару, вместе с денежкой и просьбой не любопытствовать. Швейцар принял все три предмета невозмутимо: у него за годы явно хранили вещи и поинтереснее.
— Одевайся теплее, — сказал я Варе, постучавшись к ним с Асей в номер. — Совсем теплее.
— Куда мы?
— Увидишь.
— Петя?
— Увидишь.
Она честно терпела всю дорогу. Терпела, пока швейцар с заговорщицким лицом выносил из-под лестницы корзину и пледы. Терпела в извозчичьих санях, пока город редел и сходил на предместья, и только когда за последними домами открылось белое поле, а на поле, вдалеке, что-то большое и полосатое, она сцапала меня за рукав обеими руками.
— Это что? — не выдержала она.
— Это шар. Воздушный.
— Я вижу, что шар! Петя. Мы что, полетим?
— Если ты не против.

Глава 15

Она была настолько не против, что остаток дороги простояла в санях в полный рост, держась за мое плечо, и извозчик косился на нее с опаской.
Шар стоял в дальнем конце поля, уже наполненный, покачиваясь, удерживаемый канатами за вкопанные якоря. Вблизи он оказался огромным, в четырехэтажный дом, полосы на нем шли синие и белые, а под ним висела плетеная корзина в рост человека, обшитая по борту кожей.
Оператор уже, получивший задаток, встретил нас у корзины. Был он немолод, с лицом, дубленным ветром до кирпичного цвета, и в кожаном шлеме.
— Погода, как обещал, — сказал он вместо приветствия. — Ветер три аршина в секунду, настоящий подарок. Наверху четверть часа, больше даме не советую. Грузитесь.
У шара работала команда, человека четыре: двое держали лебедку, а остальные ходили вдоль якорных канатов, пробуя каждый ногой, как лед. Над корзиной время от времени взревывало пламя, короткими злыми очередями, отчего оболочка вздрагивала и натягивалась. Варя при каждом реве вздрагивала тоже, в такт, но от корзины не отходила.
— Страшно? — спросил я честно.
— Страшно, — сказала она так же честно. — Очень. Только ты не вздумай из-за этого отменять.
Погрузка Вари в корзину была отдельным представлением: борт приходился ей по грудь, лесенка обледенела, она была в платье, и в итоге я просто поднял ее и переставил внутрь, чем заслужил от оператора первый за все знакомство одобрительный взгляд. Пледы легли на скамейку, корзина в угол, оператор встал к горелке, крикнул своим у лебедки, и канаты зашуршали.
Земля пошла вниз, сразу, без разбега, и это оказалось совсем не похоже на то, что я помнил. Там, в прошлой жизни, между мной и высотой всегда был корпус из алюминия или пластиковый иллюминатор.
Здесь был плетеный борт под ладонью и шипение горелки над головой, и был мороз, который на подъеме менял вкус, становясь острее и суше. Поле распахнулось и тут же сложилось в лоскут. Дорога, по которой мы приехали, стала серой ниткой с точкой саней.
Варя не кричала и не ахала. Она вцепилась в борт обеими руками, в самом начале, на первом рывке, а потом руки ее разжались сами, и она замерла, только голова медленно поворачивалась, охватывая горизонт кусок за куском.
Новоград лежал под нами. Белые крыши, прошитые темными нитками улиц, собор с золотой искрой над ними. Дуга реки, а за рекой, далеко, спичечные коробки заводских корпусов. Дымы стояли над городом вертикально, сотнями, как ворс, и между ними парили птицы, теперь оставшиеся под нами.
— Петя, — сказала Варя, не поворачиваясь. Голос у нее был странный, распахнутый. — Смотри, конка ползет! Крошечная! А вон рынок, Базарная, вон трактир, я по крыше узнала! Петя, я это не забуду? Такое ведь нельзя забыть, правда?
— Запомнишь.
— Я боюсь моргать. Честное слово, моргать жалко!
Я стоял за Вариной спиной, загораживая ее от ветра, и смотрел не столько вниз, сколько на нее. На выбившуюся из-под платка прядь, побелевшую от инея. На варежку, которой она указывала то на собор, то на реку.
Высота меня не поражала, я был на высоте гостем в целом бывалым, хотя в таком виде она мне еще не представлялась. Но я никогда не был на высоте с человеком, который видит ее впервые, и выяснилось, что это совсем другое путешествие: ее восторга хватало на двоих.
Отчасти, при этом, это было мое запоздалое извинение перед Катей. Пока мы с ней были молоды, у нас не было возможностей для полётов. Ни она, ни я, по крайней мере пока не открыл собственную мастерскую, не зарабатывали каких-то заоблачных денег, к тому же у нас была дочка, а это та еще бездонная дыра для семейного бюджета.
Потом, когда нам исполнилось по сорок с лишним, Марина подросла, а я начал нормально зарабатывать на частных заказах, грянули девяностые. Мою мастерскую тогда не трогали, потому что у меня уже была такая репутация, что свои часы ко мне ходила править треть, а то и половина питерских авторитетов.
Я, собственно, именно тогда начал часто летать, потому что через знакомства находилось немало персонажей, готовых оплатить мне билеты до условного Екатеринбурга, чтобы я в кратчайшие сроки прибыл и починил сломанные о чьи-то зубы условные Ролекс или Патек Филипп.
Но, хотя деньги перестали быть проблемой, а связи я наладил такие, что можно было справить визу почти в любую страну, с Катей мы в итоге слетали только один раз в Париж, один раз в Египет на море и один раз в Нью-Дели (и то по моей работе и всего на пару дней).
А в нулевых у нее начались первые проблемы со здоровьем и нам стало не до полетов. Я тогда начал постепенно ужимать свою деятельность. Отказывался от далеких поездок, продал свою долю в небольшом бизнесе, что мы начали с другом.
Денег, что заработал за девяностые и начало нулевых, было более чем достаточно даже не на одну безбедную жизнь, а я никогда не стремился к роскоши. Так что в итоге я начал работать по четыре-пять часов в день, и то просто потому что уже не мог без этого.
Но даже тогда, хотя вроде бы все карты сложились, мы, кажется, никогда всерьез не заговаривали о какой-то масштабное поездке. И даже если начинались такие разговоры, они всегда заканчивались словами: «Ну, вот, поправишься, мы и поедем».
А Катя так и не поправилась. И только когда она оказалась прикована к кровати, я начал задумываться о том, сколько всего я ей не дал, сколько всего упустил, потому что не собрался, не решился, не подумал. Но было уже поздно.
И теперь, глядя на восторженное лицо Вари, я ощущал, как развязывается где-то в груди этот узелок. В этой жизни я не повторю тех же ошибок.
Я остался тем же флегматиком, романтизм из меня было сложно вытащить даже клещами. Но я больше не буду упускать шансов, имея на то возможность, порадовать дорогого для меня человека, подарить ей впечатления и восторг, а себе радость этим восторгом наслаждаться.
Оператор возился у горелки, поглядывал на снасти и в нашу сторону не смотрел с деликатностью, которая явно входила в цену.
Четверть часа кончилась быстро. Лебедка внизу натянулась, нас чуть качнуло и земля пошла навстречу, и Варя вздохнула так, что вздох было слышно сквозь скрип снастей. У самой земли она вдруг обернулась ко мне, с белыми от инея ресницами, с ярко-алым румянцем, и сказала совершенно серьезно:
— Я теперь знаю, зачем люди живут в городах. Чтобы кто-нибудь однажды поднялся над городом и увидел это.
Корзина села в снег с мягким толчком, чуть накренилась и встала. Оператор помог вылезти мне, я достал Варю, потом он подал нам пледы, пожал мне руку своей дубовой ладонью и сказал вдруг:
— Приезжайте летом. Летом мы шар отпускаем без привязи и даем ему парить по ветру. Это, барин, вовсе другая песня.
Пока сматывали канаты, оператор глянул на ее лицо и, видимо, увиденным остался доволен.
— Ну как, барышня, — спросил он, — не жалеете, что согласились?
— Я жалею, что всего четверть часа, — сказала Варя. — Я бы там жила!
— Во, — сказал оператор, обращаясь почему-то ко мне, тоном предъявленного доказательства. — Наш человек. А некоторые дамы визжат. Приезжайте, говорю, летом.
В санях, по дороге назад, Варя отогревалась под пледом и молчала до самой заставы. У заставы спросила, не открывая глаз:
— А дальше?
— А дальше обед. А после обеда еще одно место.
— Какое?
— Увидишь.
— Петя, я тебя стукну.
— Увидишь.
Обедали мы у самой заставы, в чайной для проезжих. Кормили просто и горячо: щи, каша с салом, горячий чай.
Варя оттаивала на глазах, обхватив кружку обеими ладонями, и говорила без остановки. Я слушал и улыбался. А когда мы поели, то вышли из чайной, снова уселись в сани и покатили в другой конец города.
Оранжерею я нашел еще на второй день, по объявлению в той самой газете: привозные растения из колоний, вход для публики по билетам. Снаружи она выглядела как стеклянный корабль, севший среди сугробов: длинный корпус в частых переплетах, запотевший изнутри, с котельной трубой на корме.
А внутри было лето. То самое, в которое нас приглашал оператор шара.
Оно ударило сразу от дверей, влажным теплом, запахом земли и зелени, таким плотным после морозной улицы, что Варя задохнулась на пороге и остановилась расстегивать шубку негнущимися пальцами.
По сторонам центральной дорожки уступами поднимались заросли: широкие глянцевые листья в человеческий рост и свисающие бороды воздушных корней, а среди зелени, там и тут, цветы, каких я и в прошлой жизни видел немного.
Варя пошла по дорожке, кажется, затаив дыхание. У куста с будто бы восковыми белыми звездами она остановилась и наклонилась, не трогая.
— Стефанотис, — сказала она полушепотом. — Я его только на картинке видела. Он же неженка, он же от сквозняка гибнет, как они его через море везли?
— В ящиках со стеклом, полагаю. И с печкой.
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Она покачала головой и пошла дальше.
Я шел за ней шагах в двух. Садоводство мое кончалось на том, что я отличал дуб от сосны, и по чести, половина этих зарослей была для меня зеленой массой разной нарезки. В отличие от видов города из воздушного шара или выставок скульптуры, оранжерея меня вообще не цепляла.
Но смотреть на Варю среди этой зелени можно было бесконечно: здесь, в мокром теплом свете, среди чужого лета, она была будто дома, и на каждое ее «смотри» я приходил смотреть не на цветок.
Служитель, сухонький старичок в форменной тужурке поверх фартука, сначала ходил за нами по обязанности, а потом, расслышав, как Варя называет некоторые растения, ожил и взял нас в оборот. Он провел нас в дальний зал, где под самым коньком стояли пальмы, упираясь листьями в стекло, и говорил о своих подопечных, как о трудных, но любимых родственниках.
— Вот эта, с перистым листом, в дороге болела. Везли морем в вардовом ящике, это как аквариум, только для растений, стекло и торф. Так она в ящике перенесла шторм, а у нас в первую же неделю чуть не пропала: истопник, дурья голова, вьюшку не закрыл. Я тут до утра с ней просидел, ведрами кипяток носил.
— Выходили, — сказала Варя с уважением.
— Так точно, барышня. Они, если с ними по-людски, отзывчивые. — Старичок покосился на меня, оценивая, дорос ли я до такого разговора, и решил, что не вполне. — Вы, барышня, если по цветочной части, гляньте у третьего окна: там черенки на продажу, свежие, вчера резал.
Возле деревца с глянцевой темной листвой и красными ягодами по ветке Варя остановилась и позвала меня пальцем, заговорщицки.
— Смотри. Знаешь, что это? Это кофе. Настоящее кофейное дерево, вот из этих ягод. Я в атласе видела и не верила: ну какая ягода, кофе же в мешках, зерном. Забавно. А оно вон какое, нарядное.
— То есть кофе растет вишней, — «авторитетно» заявил я, чем вызвал у Вари приступ хохота.
У дальней стены, под самым стеклом, цвела орхидея. Не одна, целая стойка, ярусами, но та, что сверху, была самой странной: крупные цветы, белые с малиновым зевом, висели на дуге цветоноса, как птицы, присевшие на провод. Возле нее Варя простояла дольше всего и наконец сказала, не мне, а куда-то в цветы:
— Я никогда в жизни не видела ничего красивее. Честно, никогда. — И, спохватившись, обернулась: — А ты? Ты видел что-нибудь красивее?
— Вижу, — сказал я совершенно искренне. — Прямо сейчас.
Секунды две она смотрела на меня непонимающе. Потом до нее дошло. Румянец у нее пошел от обмороженных щек вниз, на шею. Она открыла рот и закрыла, посмотрела на меня со странной беспомощностью, а потом шагнула и поцеловала меня, обеими руками взяв за отвороты пальто.
— Откуда ты такой взялся, — сказала она мне в воротник, закончив поцелуй, не отпуская отворотов. — Нет, правда. Откуда ты такой взялся, Петр Воронов?
— Из другого мира, — сказал я. — Я пришел из другого мира, чтобы встретить тебя.
Она засмеялась, приняв это просто за красивые слова. Я, конечно, не стал ее поправлять. А про себя, поверх ее макушки, глядя в запотевшее стекло, за которым синели зимние сумерки, я в первый раз додумал до конца мысль, которую гнал от себя весь этот год.
Я ведь с самого начала считал, что второй шанс мне выдан ради работы. Ради Лавки, ради дела моих рук, которое оказалось здесь нужным, пусть и немного по-иному.
Удобная мысль. Вот только ведь в той жизни под конец я работал уже по инерции, просто потому что не мог иначе. Если и был какой-то высший суд, который мог бы определить мне второй шанс, они бы ни за что не дал мне его за дело, в которое я сам уже почти перестал верить.
Смотря на меня внимательно, с божественной мудростью, те судьи должны были бы увидеть не мастера с золотыми руками. Он увидели бы человека, который умер на пять лет раньше своей смерти.
Так может быть, меня прислали сюда не чинить артефакты? Может быть, меня отправили сюда вот за этим: стоять в стеклянном корабле посреди зимы и чувствовать, держа за плечи смеющуюся женщину, что жив?
— У тебя глаза мокрые, — проговорила Варя.
— Ослеплен твоей красотой, — улыбнулся я, утирая веки.
На выходе я все-таки купил у служителя цветок, тот самый стефанотис, укорененным черенком в глиняном горшочке. Старичок основательно завернул его в бумажный колпак с ватой по низу, и напутствовал Варю через прилавок:
— От печки подальше, барышня, от окна тоже. Поливать теплой водой, отстоянной. И говорите с ним, не стесняйтесь: он привозной, ему на новом месте боязно.
— Я поняла, — серьезно сказала Варя. — Мы с ним поладим.
До извозчика она несла его за пазухой, как птенца, и потом, в санях, время от времени заглядывала под колпак, проверяя, после чего назвала адрес раньше, чем я успел открыть рот:
— Гостиница «Северная», любезный.
— Мы живем в «Гончарной», — заметил я.
— Я помню, где мы живем. — Варя смотрела прямо перед собой, на спину извозчика, и румянец ее в свете фонаря был уже не от мороза. — Петр Алексеевич, вы человек состоятельный. Я надеюсь, на еще один номер у вас денег хватит.
Сани тронулись. Я нашел ее руку, и она ответила сразу, крепко, переплетя пальцы, и всю дорогу до «Северной» мы молчали, потому что все уже было сказано.
Когда мы поднимались по лестнице гостиницы «Северная» в номер, я услышал голос Лавки.

[Милый. Я отключаюсь, услышимся утром. Не буду мешать. Будь счастлив, мой дорогой. Ты заслужил этого как никто другой.]
* * *
Мы возвращались в «Гончарную» пешком, уже где-то в первом часу дня, что для нас обоих было невероятно поздно. Варя несла свой стефанотис за пазухой, я нес корзину, часть содержимого которой мы подъели после пробуждения.
В вестибюле «Гончарной», у лестницы, нам встретился Сема, спускавшийся к гостиничному обеду. Судя по его заспанному виду, когда они с Асей вчера поняли, что мы не вернемся, они тоже решили провести вечер вдвоем и в постели.
Он посмотрел на нас, открыл было рот, но тут же закрыл.
— Доброе утро, Петр Алексеевич, — сказал он просто. — Доброе утро, Варвара Дмитриевна. Как погода на улице?
— Добрый день, Сема, — поздоровался я. — Погода просто восхитительная.
— Ну да, я так и подумал, — сказал Сема и хмыкнул в кулак, не сдержавшись.
Скрывать что-либо было бессмысленно, да я и не собирался. Когда за стол, куда мы сели втроем с Семой (Илья, насколько я понял, свинтил куда-то еще с утра, не спросясь), пришла Ася, ей хватило одного взгляда, чтобы все понять. Но, как и Сема, она ничего не сказала и не спросила.
Где-то через полчаса, когда мы заканчивали обед, в гостиницу наведался Жаров, как мы и договаривались. Но мне пришлось ему аккуратно отказать. Оставлять девушку после такого и идти с другом играть в бильярд? Я не был романтиком, но идиотом тоже не был.
А так как Илья так и не появился, подтвердив, что у него нет своих ключей и, чтобы попасть в номер, ему придется стучаться, мы вчетвером молча решили продолжить день в максимально расслабленном (за исключением некоторых эпизодов) режиме, и просто разошлись по номерам: Ася с Семой — в мужской, я с Варей — в женский.
* * *
За мной прислали на третий день с раннего утра, как Жаров и обещал. И так как уже было очевидно, что за мной приедут, когда в дверь номера постучал посыльный, я уже был одет и готов.
Хоня проводил меня до дверей номера и сел у порога с ясным намерением идти следом.
— Нет, — сказал я ему. — Сегодня без тебя. Останешься с Семой.
Хоня посмотрел на меня долгим взглядом, развернулся и ушел на подоконник, всем своим видом показывая, что запомнил.
Ехали долго, дольше, чем на склад: сначала дамба и лед, потом расчищенный зимник по дальнему берегу, и казалось, что с каждым поворотом попадавшиеся навстречу разъезды становились чаще, а проверки бумаг дотошнее. Завод открылся из-за соснового перелеска сразу, целиком.
Стен пока стояла едва половина: два корпуса поднялись под крышу, у третьего темнел только каркас, а между ними теснились времянки. Зато периметр был готов весь, и готов так, как строят не заводы, а крепости.
Забор высотой в десять метров, поверху блестели штырьевые изоляторы магоограждения. На углах стояли вышки с прожекторными зеркалами, у ворот двойной шлюз, где мои бумаги проверяли три раза.
За воротами, вдоль внутренней дороги, стояли армейские палатки и солдат вокруг было столько, что стройка напоминала гарнизон, к которому по недоразумению пристроили завод.
Штабеля лежали сбоку от главного корпуса, на новеньких эстакадах. Возле них уже шла деятельность. Комиссия и делегации двух стран собрались в полном составе. Эксперты ходили вдоль ярусов со своим инструментом, разумеется, я был не единственным гарантом качества, и над всем этим висело то приподнятое настроение последнего дня, когда бумаги почти подписаны и всем уже видится обратная дорога.
Жаров нашел меня у ворот и повел вдоль штабелей, вводя в курс на ходу.
— Порядок такой: эксперты заканчивают свою часть, потом ты, потом общий акт и по домам. Вопросы?
Вопросов не было.
Официальные эксперты закончили к полудню и доложили: порядок. Настала наша с Мещерским очередь, и мы вновь пошли по знакомой схеме, он с ведомостью, я с камертоном, от первого яруса.
Неладное я услышал где-то на трехсотом ударе.
Звук был не тот. Не порченый, но другой: нота шла чистая, но под ней, глубоко, лежал странный призвук. Я ударил еще раз, по соседнему стволу. Чисто. Вернулся к предыдущему. Не то.
— Петр Алексеевич? — Мещерский уже стоял рядом, с карандашом на весу.
— Не знаю пока. Что-то не то, но не порча. Другое.

[Правда? Я ничего не слышу.]

Вот как. Даже Лавка не опознает? Ну, это не повод сомневаться в своем суждении.
Слово «что-то не то» разошлось по площадке быстрее, чем я успел дойти до конца яруса. Комиссия подтянулась, делегация тоже, и вокруг меня образовалось вежливое кольцо, в котором каждый второй смотрит на часы.
— Петр Алексеевич, при всем уважении к вашей грозовской работе. Стволы прошли четыре проверки, включая вчерашнюю военную и проверку на нагрев. Электрический изъян, о котором вы докладывали по порту, не нашли. Что может быть еще реже редкого?
— Не знаю, — сказал я честно. — Потому и не подписываю, пока не пойму. И уточню сразу: речь не обо всех стволах. Речь об одном конкретном. Я, правда, пока что проверил не все, но среди трехсот уже проверенных этот — единственный со странностью. Позволите закончит осмотр?
— Да, конечно.
Спустя еще три часа и восемь с половиной сотен стволов я вернулся к тому самому. Он оказался буквально единственным, где камертон выстукивал проблему.
— Этот, — сказал я. — С ним проблема. Прошу снять и отложить отдельно.
Спорить никто не стал: подъемный кран на эстакаде стоял под парами. Пока заводили стропы, я отошел к Жарову, который наблюдал за всем от угла штабеля, засунув руки в карманы шинели.
— Порт, дорога, склад, — нахмурился он. — Все проверено, все чисто. Что там может быть, в этом бревне?
— Не знаю, Марк. Но оно отличается от всех остальных. И на складе три дня назад этого не было.
Ствол вынули из яруса и пронесли по воздуху, медленно, с оттяжками, а потом уложили на огромные козлы посреди площадки, отдельно ото всех остальных.
Я обошел его кругом раз, потом другой. Простучал костяшками и камертоном, приложил ухо, как к рельсу. То же самое.
— Я не знаю, что не так, — в конце концов развел я руками. — Но этот ствол точно не в порядке.
— И что нам делать? — раздраженно спросил представитель комиссии.
— Разрежьте его.
— Не можем, — тут же донесся ответ. — Нам нужны ровно двадцатиметровые доски, мы не можем портить бревно стоимостью в несколько миллионов из-за неизвестного подозрения!
— Ну тогда распилите вдоль, — произнес я с тем отработанным годами выражением, от которого собеседник гарантированно начинал чувствовать себя тем который «еще тупее». — Я готов подписать подтверждение качества на все бревна, кроме этого. Если вас это устраивает — давайте бумаги.
Инженер смотрел на меня секунд пять. Потом перевел взгляд на Жарова, и тот, не вынимая рук из карманов, кивнул, один раз.
— Распилить, — сказал инженер. — Раму к пуску. Господа, прошу освободить площадку у торца.
Пока ствол перестропливали и заводили на лесопильную раму, я сказал негромко, только для Жарова, который оказался рядом сам, без приглашения:
— Еще одно. Не сочти за панику. Подтяни охрану ближе к раме. Сколько можешь, только без парада.
Жаров посмотрел на меня внимательно, читая не слова, а то, что под ними.
— Что ты думаешь там найти?
— Не знаю. Но я все еще помню наш разговор после нападения на обоз.
Секунду он молчал, пристально изучая меня. Потом кивнул, развернулся и пошел к военным. И я увидел, как после его коротких слов офицер охраны сначала нахмурился, а потом начал отдавать команды.
Оцепление у рамы стало гуще, а между времянок появились стрелки в манавинтовками, а саженях в десяти от рамы встали несколько двоек с ручными щитовыми артефактами. Сделалось все это буднично, под видом обычного развода, и из членов делегации явно даже не все это заметили.
Ствол лег на подачу. Рама взвыла приводом, полотна пошли, и рез двинулся, медленно, десятками сантиметров в минуту, с волной мелких опилок, пахнущих на весь двор смолой и морозом. Мы с Жаровым стояли шагах в пятнадцати, у штабеля.
— Точно уверен? — спросил Жаров, глядя на рез.
— Нет, — сказал я. — Но лучше я окажусь ошибившимся параноиком.
— Согласен. — Он не улыбнулся.
Рез шел. Метр, потом другой, и ровная светлая щель ползла по стволу, а в опилках не было ничего, кроме опилок. Но на середине ствола, там, где начиналась комлевая треть, полотно чуть изменило звук.
А потом бревно взорвалось.

Глава 16

Ствол лопнул вдоль реза изнутри, и половинки его разлетелись. Полотна рамы сорвало. Ударная волна дошла до нас толчком в грудь, и из белого облака опилок, взметнулись фигуры в сером.
Дальше время пошло рывками.
Рывок: Жаров сгреб меня за воротник и швырнул за штабель, так, что я пропахал плечом наст. Над эстакадой, там, где я стоял полсекунды назад, воздух хлопнул и потемнел полосой, но я пока не разобрал чем стреляли.
Рывок: я лежу за нижним ярусом, щекой в снегу, и сквозь просвет между стволами вижу кусок площадки. Серых фигур несколько десятков, они уже не у рамы, они бьют во все стороны сразу, длинными жгутами силы, от которых времянка складывается, как карточная, а щитовой артефакт у десятника наливается белым.
Рывок: Жаров уже не рядом. Жаров там, в этом месиве, и шинель на нем горит по левому рукаву, а он не замечает.

[Лежи! Лежи, милый, я тебя прошу. Если ты высунешься посмотреть получше, тебя может просто смести шальным ударом.]

— Я тебе уже говорил, что я не самоубийца, — пробормотал я. — Конечно я никуда отсюда не денусь.
Я жил вторую жизнь, и ни в одной не учился ничему из того, что сейчас могло бы помочь, и единственный мой вклад в этот бой состоялся четверть часа назад, когда я сказал Жарову подогнать охрану. Поэтому я вжался в снег и смотрел в просвет между стволами, запоминая, раз уж больше ничего не мог сделать.
Их было шестеро, причем каждый из них был довольно сильным магом. Оцепление у пилорамы легло за минуту, живое или нет, не разобрать.
Били они не так, как те, ночные, на тракте. Ночные работали залпами, вспышка и пауза. Эти лили силу непрерывно, жгутами, меняя направление на ходу, не жалея маны и от их ударов щитовой артефакт одного из охранников, рассчитанный на заградительный огонь просел за полминуты и лопнул с тонким звоном, который я почувствовал зубами.
Но их было шестеро. А охраны, заранее подтянутой, стянутой Жаровым к раме, оказалось вокруг них полторы сотни.
С вышек ударили прожекторные зеркала. Плотные белесые лучи прошли над площадкой крест-накрест, и там, где луч цеплял серую фигуру, фигура спотыкалась, будто с разбега входила в воду.
Стрелки от времянок били залпами, по очереди, не давая пауз. Двое серых прорвались было к моим штабелям и я увидел, как наперерез им, через открытое место, пошел Жаров с дымящимся рукавом, и с ним еще четверо, но дальше просвет мне заслонило.
Грохот стоял еще минуты три. Потом он стал реже, а потом наступила звенящая тишина.
— Петр! — раздался голос Жарова. — Живой?
— Живой.
— Лежи еще. Зачищаем.

[Как это было страшно, милый!]

— Нашим про это ни слова, поняла? Нечего их волновать почем зря, раз все разрешилось, — я сказал так, чтобы Жаров не услышал.

[Хорошо.]

Я вылез из-за штабеля, когда всё закончилось. На площадку, которую было не узнать. Снег был истоптан и полосами оплавлен до земли; времянки догорали под струями ручных гасителей, а от пилорамы не осталось ровным счетом ничего.
У разлома, оцепленные двойным кольцом, лежали лицом вниз четверо в сером, и на запястьях у них были наручники, каких я не видел даже у Жарова: массивные, с вязью контуров по всему браслету, и от этих наручников по телам лежащих проходила мелкая дрожь. Еще двое лежали в стороне, накрытые брезентом, и по тому, что они были накрыты с головой, вопросов о них не было.
Жаров стоял у разлома, уже без шинели, с рукой, перехваченной свежим бинтом поверх рукава, и смотрел внутрь ствола сосны. Точнее того, что от него осталось. Я подошел и встал рядом.
Ствол был полым. В комлевой трети, на протяжении саженей четырех, сердцевина была выбрана начисто, и внутренняя поверхность полости несла ровные следы инструмента. Вдоль стенок шли крепления, кожаные петли и упоры: шесть лежачих мест, как гамаки в трюме. В головах каждого места сидел в гнезде артефакт: серые невзрачные диски, теперь выгоревшие, с потрескавшейся глазурью.
— Сокрытие, — сказал подошедший офицер охраны, присев над диском. — Полный контур: звук, тепло, дыхание, магический след. Шесть контуров внахлест. Господин полковник, такие изделия… я о таких читал, но вживую никогда не видел.
— А как они дышали? — Инженер-полковник был бледен ровной бледностью человека, который уже подсчитал, чем это могло кончиться ночью. — И как вообще успели все это провернуть?
Дырку нашли быстро: продух, косой канал в палец толщиной, выведенный под кору в борозду, со вставкой из того же серого материала. Снаружи его не отличил бы от трещины и я.
— Кусок вытащили, вырезали внутренность, а потом поставили на место, — сказал я, проведя ладонью по кромке разлома. Кромка была гладкая, со ступенькой: линия, по которой выпиленную крышку сажали обратно, была почти незаметной. — Вот тут, по шву. Работа ювелирная. Ствол вскрыли, выбрали сердцевину, уложили людей и закрыли так, что четыре проверки прошли мимо.
— А что было бы, не обнаружь вы эту полость? — тихо спросил инженер-полковник, ни к кому не обращаясь. — Ночью, когда они бы вышли, вокруг не было бы такой мощной охраны, и на то, чтобы поднять тревогу, понадобилось бы несколько минут. К тому времени они вполне могли бы развалить если не всю стройку, то по крайней мере весомую ее часть.
Ответом ему была тишина.
Делегация пережила случившееся по-разному. Половина ее провела бой за санями, лежа, и теперь покидала укрытие, отряхиваясь с достоинством, на какое была способна; один из экспертов, тот, что громче всех говорил про график и про то, что я паранойю, подошел ко мне и вместо начатой было фразы про извинения просто поклонился в пояс. Я поклонился в ответ. Разговор у нас получился короткий и весь без слов.
Дальше был час, о котором рассказывать почти нечего: протоколы и увоз пленных в глухом фургоне под конвоем. Мещерский пожал мне руку молча. Инженер-полковник поблагодарил официально, перед строем комиссии, и неофициально, отдельно, вполголоса, и во втором варианте искренности было куда больше. Я отвечал одно и то же, и это была правда: меня пригласили проверять, я проверял. Ни больше, ни меньше.
— Награды будут в Грозове, — сказал Жаров, когда мы уже ехали назад, в сумерках, и завод с его прожекторами уходил за перелесок. — Официальные, с формулировками. Готовься терпеть.
— Потерплю. Рука как?
— Царапина. Больше за шинель обидно, была новая. — Он помолчал. — Шестеро. Шестрой ранг. Такие люди на дороге не валяются. Кто-то вложил в эту диверсию целое состояние.
— И ты хочешь знать, часть чего это бревно.
— И я хочу знать, часть чего это бревно, — согласился Жаров. — Но скорее всего не узнаю. Это дело британцев, их внутрянка. Но что-то мне подсказывает, что про этих сепаратистов мы еще услышим.
До самого города он смотрел в окно.
В гостинице меня ждали все четверо. На этот раз меня не было куда дольше из-за всех разбирательств, так что ребята явно заволновались. Но я никак не пострадал и с Жаровым заранее тоже договорился, чтобы он ни о чем не рассказывал, так что я сумел просто отговориться общими фразами про бюрократию.
Дальнейшее в Новограде происходило уже без нас. Жаров задерживался, сдавать дела, так что возвращаться нам предстояло впятером, и на прощание, в гостиничной зале, был непривычно короток.
— Спасибо, Петр, ты в этой поездке отработал за роту. Езжай домой, открывай свою Лавку. Понадобишься, найду.
— В этом я не сомневаюсь.
— И правильно. — Он пожал мне руку, кивнул остальным, задержал взгляд на Хоне, сидевшем на дорожном сундуке. — Кота береги. Хороший кот.
Перед отъездом мы отправились на прощальный вечер у Петровых. Ася сходила на Базарную еще накануне, одна, без нас, как и было обещано, и вернулась к ночи, тихая, с чуть припухшими глазами, но очень счастливая и с банкой варенья.
Варенье было крыжовенное, «Петру Алексеевичу лично в руки», а о содержании их с Марфой Ильиничной разговора я спрашивать не стал. А прощальный вечер вышел уже без слез, наоборот, все прекрасно проводили время и смеху не было конца. Григорий Петрович выставил окорок из новой коптильни, и тот был так хорош, что Сема потребовал вторые смотрины коптильни, теперь со всеми нами.
Смотрины коптильни состоялись между жарким и чаем, всем мужским составом. Во дворе, у задней стены, стояло кирпичное сооружение в полтора роста, с двумя топками и железной дверцей, и внутри, в коричневом полумраке, висели на крюках окорока. Григорий Петрович показывал хозяйство скупо: открыл дверцу и повел рукой, потом закрыл.
— Холодный ход и горячий, — сказал он. — Ольха и вишня.
За чаем Варя исполнила обещанное. Она достала из папки лист и протянула Марфе Ильиничне через стол, лицом вниз, отчего-то смутившись. Марфа Ильинична перевернула, и стало тихо. На листе был Сема, которого Варя изобразила в момент объятия с матерью.
Вышло очень натурально, хотя Варя по неопытности немного попутала пропорции, но эмоциональность момента была передана невероятно точно, и это было главное.
— Это как же, — сказала Марфа Ильинична, и голос ее впервые за все наше знакомство дрогнул. — Это когда же ты нас успела… Гриша. Гриша, глянь.
Григорий Петрович глянул, и смотрел долго, и на этот раз не сказал даже «добро», а просто вышел и вернулся с рамкой, старой, дубовой, из которой было вынуто чье-то выцветшее фото.
— Под стекло, — распорядился он. — Прямо сейчас.
На прощанье Марфа Ильинична обняла каждого дважды и нагрузила нас так, что дорожная корзина не закрывалась: пироги и копчености, варенье, а отдельный сверток был надписан углем «АЗАЛИИ», которую семины родители не знали лично, но про которую услышали уже достаточно историй, так как с Азалией в целом постоянно что-то происходило забавное и это было отличной темой для рассказов за столом.
— Землячке, — пояснила она мне, увязывая. — Ученой тоже надо подкрепиться. Ты, Петр Алексеевич, ей передай: пусть заходит, как в наших краях будет, я ее уж накормлю по-человечески, а то ученые, они, кроме своих музеев, больше и не видят.
Григорий Петрович вышел провожать до саней. Постоял, посмотрел, как мы грузимся, и на прощание сказал Семе то, ради чего, я подозреваю, выходил:
— Весной приезжай. Пристрой ставить.
— Приеду, батя, — пообещал он.
— С Асей приезжай.
И ушел в дом, не дожидаясь ответа, потому что ответ на такое приглашение в этом доме мог быть только один.
Обратно мы ехали рейсовым дилижансом, и после обоза это было почти неприлично быстро. Большая казенная карета на полозьях, шестёрка коней, со сменами на станциях, верста за верстой, и тот же путь, что мы ползли неделю, дилижанс съедал за три дня, даже при том что мы останавливались на ночь в придорожных гостиницах.
На третий день, под вечер, за окном пошли места, которые узнавались уже не головой, а чем-то в груди: изгиб тракта и водокачка, а за ними первые огороды предместий. Сема прилип к окну. Варя взялась за мольберт. Хоня перебрался с сундука на спинку сиденья и уставился вперед, поверх кучерских спин.
Грозов встретил нас ветром, уже неожиданно теплым, по-настоящему апрельским, да и снег уже начал активно таять, от чего на улицах текли настоящие речки. Мы уезжали из не желавшей сдавать свои позиции зимы, а вернулись в уже вступившую в свои права весну.
Дилижанс дотащился до станции; мы выгрузились и взяли двое карет. Извозчику я назвал адрес и мы двинули.
Улица наша была уже вечерняя, в огнях. И еще с угла, из-за поворота, я увидел Лавку.
Она стояла темная, уже отряхнувшаяся от снега, и на двери белела табличка, которую отсюда было не прочесть, но я знал, что на ней написано: «Временно не работаем». Просто темный дом среди освещенных, и у меня, взрослого человека, перехватило горло от того, какой он темный.

[Ну наконец. Я вижу себя твоими глазами, милый. Заходите. Заходите скорее, мне надо увидеть вас по-настоящему.]

Ключ повернулся в замке со звуком, который я, оказывается, помнил лучше собственного голоса. Дверь отворилась, колокольчик над ней звякнул, и не успел я перешагнуть порог, как по всему дому, от торгового зала до сада на втором этаже, волной начал зажигаться свет. Ася, войдя, положила ладонь на дверной косяк и подержала так, молча, а Сема снял шапку, по-церковному.

[Наконец-то. Наконец-то. Дайте я на вас погляжу. Как долго я вас не видела, родные вы мои!]

Варя ахнула и вцепилась в мой рукав. Для нее это было чудо: дом, который сам встречает хозяина. Но еще большим чудом для нее было то, что теперь она видела уже не просто дом, а Лавку.
В пути я рассказал ей все о том, что она живая и мыслящая, решив, что скрывать что-то от нее уже нет ни смысла, ни желания, и теперь на входила в эту дверь будто впервые. А сама Лавка, хотя я и не слышал, судя по тому, как менялось выражение лица Вари, в этот момент мягко приветствовала ее в своей манере.
Вслух она ничего не говорила, потому что Илья до сих пор ничего не знал про разумность Лавки и я предупредил Варю о том, чтобы она перед ним не прокололась. Но этого и не было нужно. Я знал, что Лавка умеет правильно подбирать слова.
Хоня прошел через зал не задерживаясь, по-хозяйски, и взлетел на свое место на прилавке. Покрутившись, он лег и свесил хвост на счеты. Командировка была окончена официально.
Азалия появилась через четверть часа, раскрасневшаяся от бега: она увидела свет в окнах издали и пробежала остаток дороги. На пороге она попыталась начать с отчета, но была немедленно перехвачена Асей, успокоена и уведена переодеваться.
Отчет она все-таки сдала, между чаем и переданными лично для нее пирогами. Но на самом деле большого смысла в этом не было. Если бы что-то было не так, Лавка сказала бы мне сама. Тем не менее было приятно, что Азалия относилась к этому так ответственно.
Ключи она вернула мне на раскрытой ладони, все три, почти с облегчением, будто право владения ими ее тяготили. Сема, хотя в доме было тепло, затопил печь-бытовку в зале, «для духа», и дух действительно пошел, вкусный, березовый. Ася обошла свои полки с травами, каждую банку тронув пальцем, будто здороваясь.
Илью я отправил домой, Варя тоже уехала, ей нужно было как минимум отметиться у Лары, чтобы та не волновалась лишний раз, да и о том, чтобы звать ее остаться на ночь я пока что не думал. Азалия, уставшая после долгого рабочего дня быстро попрощалась и ушла к себе, Ася и Семой в итоге тоже ушли.
В итоге я остался в кабинете один.

[Расскажи, милый. Нет, я все видела и все слышала, но расскажи сам еще раз, пожалуйста. С самого начала, с порта. Мне хочется услышать эту историю из твоих уст.]

— Не знал, что ты настолько сентиментальна.

[С тобой невозможно не стать сентиментальной, милый.]

— Все настолько плохо?

[Все настолько хорошо.]

Я рассказывал вполголоса, один на один, как старому другу. Она переспрашивала и ахала в нужных местах, хотя знала все сама, и делала это так натурально, что в какой-то момент мне и правда начало казаться, что я оставлял Лавку на эти две недели одну в Грозове, и от этого стало как-то не по себе.
Утром, в восемь, умытый и выспавшийся, я спустился в торговый зал. За недели без хозяина часы в зале дошли каждые до своего предела и встали кто где, от ходиков у окна до высоких напольных в углу. Все молчали, и зал без их хода звучал непривычно пусто.
Я обошел их по кругу: подтягивал гири и заводил пружины, выставляя стрелки по своим карманным, и один за другим маятники пошли, вразнобой сначала, а через минуту-другую зал набрал свой всегдашний многослойный ход, и дом зазвучал полностью.

[Вот теперь все. Вот теперь ты дома.]

Я прошел зал насквозь, мимо прилавка с котом и полок, где каждая вещь стояла на своем месте. Отпер дверь. Убрал бумажку с оповещением о временном нерабочем режиме, перевернул табличку с «Закрыто» на «Открыто».
Колокольчик тренькнул. С улицы потянуло морозом и свежим хлебом из пекарни напротив. Грозов шел по своим утренним делам. Я постоял в дверях, глядя на это все, и вернулся за прилавок, к остывшему чаю и конторской книге.
Минут через десять колокольчик тренькнул снова, и вошел первый посетитель.
* * *
На третий день после Новограда с утра, когда я вышел на улицу, не узнал Грозов. Весна будто отыгрывалась за почти месяц, проигранный зиме, и, хотя загорать пока что было рано, даже в демисезонном костюме и без пальто я чувствовал жар припекающего светила. Если так пойдет и дальше, скоро придется доставать летние костюмы из шкафа, иначе я сварюсь.
Из-за того, что в этом мире не существовало выхлопных газов — главной причины не тающего до мая-июня снега моего прошлого мира, дворники могли куда успешнее выполнять свои обязанности и на улицах снега уже не было заметно вовсе, он остался только на крышах в тени печных труб.
На зелень, правда, пока что не было и намека, но уже то, что город из белого стал пестрым и будто бы начисто отмытым после нескольких дней оттепели, полностью меняло картину. Это будто бы был уже совсем другой город, не лучше и не хуже зимнего, просто иной, и я уже предвкушал, как буду наслаждаться им следующие месяцы.
Вернувшись в зал, я встал за прилавком, решив не будить Асю. Жаров вошел в десятом часу, неся свою шинель просто в руке. Его весенняя жара тоже явно застала врасплох.
— Здравствуй, Петр. — Он поставил на прилавок плоский футляр из темной кожи и рядом положил конверт с сургучной печатью. — Принимай.

[Ого. Дай посмотреть хорошенько, милый. У хозяина таких была куча, но для тебя это дебют, поздравляю!]

Глава 17

Я открыл футляр. Внутри, на темном бархате, лежал серебряный кружок размером с крупную монету, с гербовым узором по краю и лентой, продетой через ушко. Тяжелее, чем казался на вид.
— «За труды на пользу Отечеству», — прочел я вслух надпись по ободку.
— Второй степени, — уточнил Жаров, глядя мимо меня, куда-то в сторону. — Первую степень дают за подвиг с кровью.
— Предпочту второй.
— Поддерживаю, — он улыбнулся. — Читай бумагу. Можно про себя, но ты должен сделать это при мне, такой протокол.
Я вскрыл конверт. Внутри лежал лист плотной казенной бумаги с печатью, часть текста была написана канцелярским слогом настолько густым, что смысл приходилось выковыривать по крупицам.
«За проявленное усердие и содействие интересам казны при обстоятельствах особой важности» — это была еще одна из самых простых формулировок.
Подпись под текстом стояла размашистая, неразборчивая, и я решил, что разбирать ее мне ни к чему: не в подписи было дело. Второй листок, вложенный следом, оказался банковским чеком, и сумма на нем была такой, что я перечитал цифры дважды, не потому что не поверил им, а чтобы к ним привыкнуть.

[Умела бы свистеть — присвистнула бы. Казна тебя оценила очень щедро, милый, даже удивительно. Хозяину, конечно, тоже платили мягко говоря немало, но он был архимагом с многолетним авторитетом. Получить столько за, считай, дебют… горжусь тобой!]

— Работа на правительство, — сказал я вслух, аккуратно складывая бумаги обратно в конверт, — оказывается, оплачивается очень даже неплохо.
— Не знаю, о каких цифрах идет речь, — хмыкнул Жаров. — Но по секрету скажу, что немалая часть заслуг за такую сумму лежит на плечах британцев.
— Это как?
— Насколько мне известно, после инцидента на стройке они всячески пытались выторговать у наших право перетянуть тебя к себе на острова. Наши уперлись рогом, очевидно, не собираясь отдавать ценные кадры и запретили британцам посылать к тебе вербовщиков, но, очевидно, все понимают, что формального запрета может быть недостаточно, поэтому простимулировать тебя остаться, похоже, решили еще и финансово.
— Не скажу, что у их опасения оправданы, но такое отношение мне определенно по душе, — хмыкнул я.
— Согласен. Да, Мещерский просил кланяться.
— Кланяйся в ответ.
— Обещать не могу. Официальную часть на этом считай законченной. Дальше как обычно: понадоблюсь, сам найдешь. У меня сегодня еще шесть адресов в городе, что надо посетить, так что задерживаться не буду. Но от себя я тоже озвучу искреннюю благодарность. За то, что я нашел тебя и за все, что потом было в этом деле, мне не только прилетела немаленькая премия, но и появился шанс продвинуться на капитанскую должность. Тот завод действительно очень ценен для страны. Пока что все еще вилами по воде писано, но если мне чуть улыбнется удача, я могу даже стать самым молодым капитаном МОЛОТа в Империи за последние пятьдесят лет, что вообще-то нихрена себе достижение. Так что за это тебе заранее спасибо.
— Только не зазнавайся, — хмыкнул я.
— Ни в коем случае, — кивнул он.
Он вышел так же деловито, как вошел. Я еще раз взвесил знак на ладони, спрятал его в футляр вместе с бумагами и пошел наверх, в кабинет, за листом бумаги: заказ Боброву на новую поставку давно пора было отправить, а с таким весомым приростом активов откладывать его дальше было бы просто глупостью.
* * *
Прошла неделя, и к Лавке подъехал от Боброва почти что обоз: три грузовых экипажа с кучей ящиков, которые мы впятером с вызванными по такому поводу специально Варей и Ильей разбирали и каталогизировали часов семь.
Конечно, дама тяжести не таскала. А вот разглядывать и записывать артефакты Варе нравилось.
В результате полки в двух залах оказались забиты под завязку, а часть коробок пришлось унести в сад и поставить к живой изгороди, так как в зале они мешали ходить.
— Последний, — сказал Сема, опуская на пол коробку с несколькими артефактными компасами, и вытер лоб рукавом.
После позднего обеда мы отпустили Илью, и Лавка, наконец, решила озвучить то, что у нее явно накопилось, на этот раз для четверых, включая Варю. Теперь и она могла слышать Ладу, чему была несказанно рада.

[Ну наконец-то. Милый, я готова к новому расширению.]

— Ну? — сказал я.

[На этот раз я точно расширю еще раз второй зал, чтобы появилось новое место для товаров, но это не все. На этот раз помимо физического расширения будет что-то другое.]

— Другое что? — спросила Ася, скрестив руки.

[Функциональное. Не стены, а способность. Маны достаточно на два варианта из трех.]

— Озвучивай.

[Первое: связь мысленная, без голоса вслух. Милому через часы, остальным внутри стен, и никому больше не надо прятаться от чужих ушей. Второе: маячки переносные. Послабее часов, но Ася с Варей и Семой смогут слышать меня и отвечать, выйдя за порог. Третье: телекинез станет дешевле нынешнего, так что я смогу прибираться и поправлять товар сама. Что думаете?]

— Мне убираться не трудно, — сказал Сема сразу, едва она договорила. — Я за первые два варианта.
Ася дернула плечом.
— А я нет. Пусть лучше уборка. От мысленного общения я отказываюсь.
— Почему? — спросил я.
— Потому что мне и так есть о чем подумать без свидетелей, — сказала она коротко.

[Я не могу подслушивать мысли, Асенька. Я слышу только то, что ты сама скажешь мне вслух.]

— Все равно нет.
Я посмотрел на Варю. Та в ответ просто пожала плечами.
— Я тут не работаю. Мне очень приятно, что вы включаете меня в эти обсуждения, но пользоваться ими в первую очередь вам, так что и решайте сами.
Мне понравился её ответ, и я не стал сдерживать улыбки.
Затем взвесил всё услышанное. Мысленная связь сама по себе была удобством не только за стенами: сколько раз я ловил себя на том, что обрываю разговор с Ладой на полуслове, потому что в зал входит клиент, ухожу в другую комнату, чтобы ответить ей вслух, оглядываюсь, не услышал ли кто лишнего.
А маячок означал, что если Ася или Сема попадут в переделку вне дома, как это уже бывало не раз, Лавка сможет мне сообщить и нам уже не придется, к примеру, думать, где искать потерявшегося Сему. А уборка, Сема был прав, была не так важна.
— Беру связь и маячки, — сказал я. — Уборку отложим.
Ася посмотрела на меня, явно готовая спорить из принципа, но, вздохнув, махнула рукой.

[Значит решено. Милые мои. Дайте мне немного времени, и я вас удивлю по-настоящему.]

Лавка уснула тем же вечером. Было немного неправильно с точки зрения торговли закрывать магазин еще раз через всего неделю с небольшим после долгого перерыва, но это было необходимо как минимум потому что полок действительно не хватало на все товары.
Так что мы снова перехали в гостиницу на три дня и уже без особой спешки или желания как-то активно шляться по городу провели время с приятностью и пользой.
Я сходил с Варей на пару выставок и в ресторан и на ночь она в моем номере оставалась почти в каждую из ночей, после чего я сделал себе заметку обязательно при следующем расширении попросить у Лавки кровать побольше, как минимум такую же, как в гостинице.
А на четвертое утро я проснулся раньше будильника от ровного теплого гула, который шел от лежащих на прикроватной тумбе часов. Я протянул руку к ним.

[Доброе утро, милый. Я снова с вами. У меня все готово, и мне не терпится проверить.]

— Доброе утро. — Я сел, спустил ноги на холодный пол. — Готово в смысле расширение?

[В смысле то, ради чего мы все это затевали. Попробуй сказать мне что-нибудь. Не вслух.]

— Как это?

[Просто подумай, как будто говоришь, только без голоса. Нужно немного потренироваться, но по идее это должно быть не сложно. Я тебя услышу, если получится.]

Звучало это как совет из книги для детей, и я честно попробовал: закрыл глаза и, чувствуя себя немного нелепо, подумал в сторону стены со всей возможной вежливостью:
«Доброе утро».
Тишина.
— Как понять, что я делаю правильно? — спросил я вслух.

[Просто не сдавайся, милый.]

Я попробовал еще раз и почувствовал в затылке легкую натугу, знакомую по долгим часам над мелкой резьбой гравером: не боль, а лишнее усилие там, где, как казалось, нечему напрягаться.
Подумал без вежливости, безо всякой формы, просто позволил себе подумать о Ладе так, как думаю о ней обычно, мельком, между делом, только на этот раз не отпуская мысль сразу, а задержав ее, будто протягивая руку.
«Лад».
Пауза стояла столько, чтобы я успел решить, что снова не вышло.

[Получилось! Получилось, милый! Я услышала! Поразительно! Я не слышала чужих мыслей уже много лет, и уже успела забыть, насколько это совершенно не то же самое, что общение вслух!]

Я усмехнулся и, не вставая с кровати, подумал длиннее, стараясь не превращать это в декламацию:
«Привет. Как ты, после трех дней сна?»

[Прекрасно! Немного несобранность мыслей, но это пройдет к обеду. А ты как? Выспался?]

В ее голосе отчетливо слышалась усмешка и я прекрасно понимал, чем она вызвана. Варя лежала рядом со мной, прижимаясь ко мне обнаженной спиной.
«Не скажу, что прямо выспался, но это приятный недосып».

[Не могу сказать, что я тебя понимаю до конца, но не могу не сказать, что Варе я в каком-то смысле даже завидую.]

Я аж закашлялся.
«Это… немного неловко, Лад».
Повисла довольно долгая пауза, а потом в мои мысли буквально ворвался вихрь из сбивчивых ответов Лавки.

[Нет-нет-нет! Я не в том смысле! Я просто к тому, что она явно счастлива с тобой, и я… ну не в смысле, что дело лично в тебе… ты для меня никак не выглядишь как мужчина… ну в смысле! Эх-ты!.. Я не в обидном смысле! Я к тому, что из-за нашей связи я воспринимаю тебя как часть самой себя и наоборот. Хотя я тебя и подкалываю иногда, уверяю, в этом нет никакого подтекста, не подумай! Ох… извини пожалуйста…]

В этом потоке мыслей и извинений было столько искренности и неловкости, что я просто не мог не улыбнуться от умиления.
«Я не сержусь, Лад, что ты. Но, раз мы завели тему, позволишь нескромный вопрос?»

[Валяй, чего уж…]

«Насколько все-таки твое сознание подобно человеческому в контексте влюбленности, любви, страсти и прочего? У людей ведь это все работает на гормонах, чистый разум не может влюбляться или испытывать влечение».

[На самом деле сложно ответить однозначно. И для того, чтобы ответить полноценно, нужно объяснить, как Хозяин в принципе создал мой разум.]

«Я помню, что спрашивал тебя об этом, но ты не захотела рассказывать, а я не стал настаивать».

[Мне и сейчас не особо хочется, это будто человеку рассказывать о процессе своего зачатия. Но, раз уж я первая в это влезла, думаю, надо все-таки прояснить детали.]

«Я слушаю очень внимательно».

[Одним из изобретений Хозяина был артефакт, который не просто считывал память пользователя, а создавал что-то вроде слепка его Я, в которых входило буквально все, от мыслей и памяти до мироощущения и в том числе эмоций вроде страсти или злобы. Такие слепки были довольно нестабильны и быстро рассыпались в том числе из-за того, что скопированное Я пыталось продолжать думать и быть, а внутри артефакта это было совершенно невозможно и оно просто гибло. Однако Хозяину за долгие годы удалось скопить некоторое количество таких слепков, полученных от добровольных участников его экспериментов, тех, что по тем или иным причинам оказались более стабильны и смогли зафиксироваться.]

Она запнулась, словно вспоминая. А я уже понимал, что речь пойдет о чем-то сложном, но невероятно интересном.

[И когда он создавал меня, он «просто» скомпоновал что-то около десяти таких вот слепков. Не знаю тонкостей, так как он их никогда не рассказывал, а меня-МЕНЯ в тот момент, понятно, еще не существовало, но после множества провальных попыток у него в итоге получилось создать личность без памяти составляющих и без расщепления восприятия, при этом достаточно стабильную, чтобы существовать без человеческого тела в стенах здания.]

«Значит, и эмоции у тебя совершенно реальные. Раз ты создана из слепков реальных людей»

[Да, они реальны, милый. Но тем не менее я совершенно точно испытываю их не так ярко, как обычные люди, и чем ярче эмоция, тем больше заметна разница. Ярость, к примеру, я испытывать не могу, в лучшем случае это будет просто как чуть более сильная злость. То же самое и с влюбленностью и страстью: сами чувства не заблокированы, но для меня они будут ощущаться примерно как более явная симпатия. В том числе поэтому, наверное, я с легкостью и совершенно искренне могу говорить, что люблю и тебя, и Асю, и Сему, и Варю, и даже Жарова. Я не лукавлю в эти моменты, это действительно любовь. Но для меня любовь — это немного не то же самое, что для тебя.]

«Я понял, — я помолчал. — Спасибо что рассказала».

[Да не за что. И по поводу тех моих слов…]

«Я тебя понял, не волнуйся, все в порядке. Я тебя тоже люблю».

Ответом мне была тишина, но, кажется, Лавка сейчас ощутила что-то вроде смущения.
Когда все поднялись, оделись, собрались, позавтракали и добрались до Лавки, в первую очередь мы отправились оценить второй торговый зал. Он действительно стал почти втрое больше, так что с учетом первого торговая площадь выросла чуть более чем вдвое.
Но это было просто техническое расширение, ничего прямо необычного, так что довольно скоро всеобщее внимание переключилось на возможность мысленного общения с Лавкой.
Минут через пять, когда все освоили этот процесс, зал полностью погрузился в тишину. В качестве тренировки я предложил расставить по полкам оставшиеся в саду ящики с артефактами, общаясь исключительно через Лавку, то есть если кому-то что-то нужно было от другого, то он говорил о своей потребности Лавке, а та передавала по цепочке. Это было явно дольше, чем сказать просто вслух, но, еще раз, это была тренировка.
После того как все дела были закончены, Лавка позвала нас в кабинет. На столе там теперь лежали три маленьких кругляша размером с крупную пуговицу, каждый на тонкой булавке с обратной стороны.

[Три штуки. Носить близко к телу, приколоть с изнанки или в карман, лишь бы касались кожи хоть немного. Через них я буду слышать вас и говорить с вами, как говорю с Петром через часы.]

— А чем это хуже часов? — спросила Ася, беря один кругляш двумя пальцами и рассматривая узор.

[Через часы я ощущаю все, что ощущает он, включая прикосновения, запахи и ману. Через маячки идут только зрение и слух.]

— Проверим, — сказал я.
Я снял часы, отдал их на стол и приколол маячок с изнанки жилета, у самого ворота. Потом вышел за дверь, на крыльцо.
«Слышишь?»

[Слышу и вижу. Но это далеко не так удобно, конечно.]

Ее голос и правда был глуше, будто говорили из соседней комнаты.
Я вернулся, отцепил маячок и снова взял в руки часы.
— Часы оставлю себе, — сказал я. — А эти три разбирайте.
Ася приколола свой кругляш к вороту платья, Варя туда же, а Сема, повозившись, пристроил его на рукав, и все трое одновременно замерли, прислушиваясь к чему-то внутри.
— Пойдемте проверим, — сказала Варя первой.
Мы вышли на набережную. Сема с девочками походили туда-сюда, прислушиваясь к комментариям Лавки. Сами они, очевидно, не могли никак подтвердить, что маячки работают на «отправку сигнала», так что оставалось лишь полагаться на мнение Лады, но её мнение было достаточно авторитетным. Как и возможность общаться с Лавкой даже за ее пределами, причем теперь и мысленно, была встречена тихим шоком и даже восторгом.
Мы постояли еще немного, а потом гурьбой пошли обратно.

[Уборку я вам как-нибудь тоже устрою. Не сегодня. Но устрою.]

«Не гони лошадей, Лад, — подумал я. — Дай нам сперва привыкнуть к тому, что есть»

[Привыкайте. А я пока просто порадуюсь, что теперь смогу быть с вами всеми.]
* * *
Утром Азалия увела меня из дома, не дав допить кофе. Всю дорогу она держала меня под локоть, точно боялась, что я передумаю. О деле она молчала, и по этому молчанию я понял, что дело ее беспокоит всерьез.
Грозовский исторический музей занимал бывший дворянский особняк на гранитной набережной: высокие залы с лепниной, под ногами навощенный паркет. Вдоль стен тянулись витрины темного дерева. Пахло воском и старым камнем.
В первом же зале нам попались двое сторожей. Завидев Азалию, они закивали, но к нам не подошли, а отступили к стене и зашептались, поглядывая в сторону дальних залов.
— Вот, — сказала Азалия, когда мы дошли. — Полюбуйтесь.
Доспехи стояли посреди дальнего зала на низком постаменте. Не заметить их было нельзя: они поднимались над витринами на добрую голову, глухие, из темной стали с маслянистым отливом.
Похожую работу я уже видел. Гордость коллекции маркиза Боброва была той же породы: сталь, укрепленная маной, которая сама подгоняется под носителя и держит удар, после которого человека в обычном железе выносили бы по частям. Эти были попроще и послабее, зато выше: их ковали под человека действительно огромного роста.
— У нас их зовут доспехами генерала-великана, — Азалия сдвинула очки на лоб и тут же придержала их рукой. — Поступили две недели назад, с конфискованным контрабандным грузом. И я бы радовалась, если бы не одно обстоятельство. Они ходят.
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Глава 18

— Доспехи ходят? Сами? — решил уточнить я.
— По ночам. Сторожа слышат лязг, как будто кто-то тяжелый сходит с постамента и идет по залу. Бегут сюда, и каждый раз одно и то же: доспехи на месте, зал пуст. Это повторяется почти каждую ночь. Сторожа уверились, что в железе сидит дух убитого генерала, сочинили целую легенду и теперь отказываются от смен. Мы с коллегами дежурим сами, по очереди. Я эти доспехи осматривала раз тридцать, хранители еще столько же. Ничего!
Один из сторожей, пожилой, с сивыми усами, все-таки подобрался ближе и встал у дверей, не переступая порога зала.
— Дух это, барин, — сказал он мне, понизив голос. — Генерала в них убили, вот он и ходит, места ищет. Нешто железо само пойдет? Вы люди ученые, вам виднее, а только я в этот зал ночью больше ни ногой.
— Спасибо, я учту, — сказал я, и сторож, посчитав долг исполненным, ретировался к напарнику.
Я обошел доспехи кругом. Постамент был низкий, каменный, сами доспехи были собраны намертво, шлем глухой, с узкой прорезью. Я положил ладонь на наплечник и прислушался.
Мана в стали лежала ровно, плотным спокойным слоем: ни всплесков, ни чужих нитей. Контуры под пальцами читались чисто, по всей длине, на первый взгляд без единого лишнего узла.

[Я тоже ничего не вижу. Железо как железо. Очень дорогое железо.]

«Твоя правда».
Артефакт был цел, спокоен и в нём не было ровным счетом ничего подозрительного.
— Ну что? — Азалия смотрела на меня, прищурившись.
— Я согласен, что с ними все в порядке, — сказал я. — Значит, смотреть надо ночью. Сегодня я останусь и подежурю с вами.
Дежурили мы в служебной комнате у входа, откуда просматривалась вся анфилада. Горели дежурные лампы, по одной на зал, и в их жидком свете витрины тускло отблескивали стеклом. Азалия принесла чайник и две кружки, мы устроились у стола и, чтобы не задремать, разговорились.
— Расскажите мне про Грозов, — попросил я в какой-то момент. — Кто его основал?
Азалия оживилась так, что едва не смахнула кружку.
— О, это красивая история. Легенда говорит, что город заложил суровый воевода. В устье реки, на землях, отбитых у топей, в ночь страшной грозы. Заложил как крепость, заслон на северном рубеже. И назвали город то ли за ту самую грозу, то ли за грозный нрав основателя, тут предание расходится. А потом рубеж отодвинулся, крепость осталась, обросла пристанями и складами и разрослась в торговый город на гранитных набережных. Красиво?
— Красиво, — признал я.
— А теперь правда. — Азалия подалась вперед, блеснув глазами. — Никакого воеводы не было. Точнее, их было несколько, и за сто лет молва слепила из них одного. Имя города, вероятнее всего, идет от старого названия реки Навки. А документированная история суше: острог, таможенный пост, торговый устав. Ни грозы, ни великого основателя.
— Вы только что сами у себя отняли сказку.
— Ничего подобного. — Она даже обиделась. — Правда лучше сказки. В сказке один воевода, а в правде сотни людей, которые двести лет били сваи в болото. Сказку сочинить может кто угодно. А вот город из топи поднять… Это и есть самое интересное.

[Мне нравится, как она рассказывает. Не перебивай.]

— Ну, тогда извините.
— Да ничего. Кстати, хотите реальную теорию заговора насчет Грозова?
— Конечно.
— Есть свидетельства, что пригород не был бы заложен, если бы строительство не профинансировал некий могущественный род. Странно то, что обычно в таких ситуациях дворяне, поучаствовавшие в основании целого города, обязательно оставляют свои имена в истории, это как минимум невероятно престижно. Но этот род, если он вообще существовал, не оставил о себе никаких записей.
— Звучит и правда почти как сказка.
— Вот! Правда сама иногда как сказка, тем и интересна. Но есть косвенные данные, что к тем самым воеводам в один день просто пришел человек и привел за собой обоз с золотом и серебром, сказав, что они могут использовать эти деньги для финансирования дальнейших работ. Если он и существовал, то вряд ли, конечно, мог бы просто отдать столько денег, скорее всего имело место некое соглашение, но о его деталях уже нет ни малейших данных.
— Интересно, — хмыкнул я, чувствуя некое знакомое чувство. — А фамилия того рода не засветилась в исторических летописях?
— Не знаю, можно ли это считать фамилией, — пожала плечами Азалия. — Есть упоминание их как «Зеленых». Но мне кажется, что это скорее некое прозвище, а не реальная фамилия.
Вот оно как. Получается, Смарагдовы когда-то были достаточно влиятельны, чтобы проспонсировать основание Грозова, а потом, воспользовавшись своим правом, спрятали в тайнике под старым мостом устройство для пробуждения кольца, возможно, чтобы скрыть это от императорской семьи, а возможно и от самой Ложи? Так, что ли?
Ну, как будто какая-то слабенькая компенсация за несколько карет с драгоценными металлами. Но, может быть, дело было не в одном только тайнике и я просто еще не нашел других их тайников? Вполне возможно.
Лязг раздался глубокой ночью, часу в третьем.
Гулкий, тяжелый, он прокатился по анфиладе из дальнего конца, и природа его читалась сразу: именно так гремит сочлененная сталь, когда в ней двигаются.
Шаг. Еще шаг.
Азалия вскочила первой и мы побежали через залы.
Но в дальнем зале было тихо. Доспехи стояли на постаменте ровно так, как стояли днем, до волоса в том же развороте. Я поднял лампу. Снова положил ладонь на сталь.
Ничего. Мана лежала ровно. Если эта гора железа и ходила минуту назад, от этого не осталось и следа. И до утра больше не было ни звука.
Следующую ночь я дежурил один, и уже не у входа, а прямо в зале с доспехами, на принесенном стуле, шагах в пяти от постамента. Доспехи молчали. Час, потом другой. Ни лязга, ни шороха, как будто железо знало, что этой ночью за ним смотрят в упор.
— Давай подумаем.

[Давай. Вслух?]

— А кого тут стесняться? Первое. Теоретически двигаться сами они могут. Это боевая вещь ничуть не хуже Хони, с приводами и полным артефактным наполнением. Тут чуда нет.

[Все так.]

— Второе. В них нет ничего, что двигало бы их само. Я прошел все контуры дважды. Это усилитель для носителя: они слушаются человека внутри, и только его. Своей воли у них не больше, чем у молотка.

[И чего-то вроде спонтанного артефакта тут нет даже близко, это просто доспех.]

— Третье. В них нет ничего, что чуяло бы людей. В отличие от Хони, у них нет сенсоров. А ведь смотри, как складно выходит: сторожа бегут на лязг, и к их приходу доспехи всякий раз уже стоят на месте. Чтобы вовремя замереть, надо знать, что к тебе идут.

[Значит, знает кто-то другой.]

— Значит, ими управляют. — Я откинулся на стуле и посмотрел на глухой шлем. — И управляют не отсюда. Ночью в музее посторонних нет, это проверено. Прошлой ночью здесь были только мы с Азалией. Остается одно: кто-то дотягивается до них снаружи. Издалека.
Лавка помолчала. В прорези шлема стояла та же темнота, что и час назад.

[Тогда не сиди над железом. Железо ни в чем не виновато. Ищи, чем до него дотягиваются.]

— Утром и поищу, — сказал я, кивнув.
Утром, когда пришла Азалия, мы первым делом пошли за бумагой, разрешавшей осмотр экспонатов зала с разборкой, а через час на полу уже стоял мой раскрытый саквояж с инструментом.
До этого я прошел вдоль витрин и прикинул, что из соседей доспехов вообще ничто не годится в канал управления. Наградные клинки за стеклом, очевидно, отпадали. Полковой стяг с вышитыми охранными знаками отпадал тем более. Еще несколько предметов, которые в принципе не были артефактами — туда же.
Оставался один хороший кандидат: военный передатчик энергии, тумба в половину моего роста, латунные ребра, армейская маркировка на кожухе. Полевая машина для подзарядки боевых артефактов на расстоянии. До доспехов от него было метров двадцать и в теории это был идеальный кандидат.
Снаружи передатчик был чист, но так как это была военная технология, пусть и уже довольно старая, на нем в обязательном порядке стояли экранирующие контуры.
Я взялся за винты кожуха. Шли они туго, на старой смазке, кроме двух нижних: те провернулись неожиданно легко.
Снял кожух. Внутри передатчик был вполне обычным: толстые шины, гнезда накопителей, армейская сборка на совесть. Но я пошел по узлам пальцами, один за другим, и на двадцать третьем узле нашел то, чему там было взяться неоткуда.
К распределительному контуру, на свежей точечной пайке, сидело устройство размером со спичечный коробок. Я отцепил его и поднес к лампе.
Я знал, что это, хотя конкретно таких вещей не видел. Передатчик дальней связи по мане: слабенький, но дальнобойный, такие могли слать каплю силы через полгорода.
В паре с армейской тумбой картина складывалась сама: тумба дает мощь для контроля доспехов, коробок приносит команду издалека. Дергай доспехи хоть с другого берега.
Передатчик, однако, был вещью далеко не музейной. Обычный покупной товар, свежий, и на боку его стояло вытравленное клеймо. Это клеймо я узнал сразу: точно такое же стояло на товарах, что я не раз брал у Зои Громовой. Она метила все, что продавала: и как гарант качества, и как метку. Нашел, стало быть, куплена у нее.

[Шутник закупается в приличных местах.]

— И особым умом явно не отличается, раз не понимает, что Зоя ведет записи, — сказал я, убрав коробок в карман.
* * *
В «Грозовой силе» пахло латунью и канифолью. Зоя стояла за прилавком над разобранным накопителем и подняла голову на колокольчик.
— Петр Алексеевич. Что на этот раз?
— На этот раз просто вопрос. — Я выложил коробок на прилавок. — Ваш товар?
Она взяла его двумя пальцами, повернула к свету, глянула на клеймо.
— Мой. Передатчик дальней связи, малая серия. — Она прищурилась на меня. — Что произошло?
Я вкратце рассказал про доспехи.
— Мне бы знать, кому вы его продали.
— Это можно. — Зоя ушла в подсобку и вернулась с толстой конторской книгой. Листала она быстро, ведя пальцем по строкам. — Вот. Продан четырнадцатого, две с небольшим недели назад. Платили не наличными, чеком Грозовского коммерческого. На чеке имя… — палец остановился, — Полонский, Аристарх.
Я поблагодарил, попросил выписать дату и имя и вышел. Это была не та услуга, за которую Зоя могла бы попросить что-то в ответ, она и сама не раз приходила ко мне с подобного рода вопросами, все-таки клиентура и тематика наших лавок была смежной и мы уже давно перестали считать такие вот небольшие одолжения.
В музее Азалия сидела в запаснике над ящиком черепков, держа очки в зубах.
— Азалия, вам знакомо имя Полонский? Аристарх Венедиктович, — спросил я.
Очки выпали из зубов ей в ладонь. Она уставилась на меня поверх ящика.
— Петр Алексеевич, вы шутите? Это же наш директор. Аристарх Венедиктович этим музеем тридцать лет управляет. Мы ведь к нему ходили, да и вы сами вроде как были раньше пару раз.
У меня в голове щелкнуло.
— Точно. Я просто не знал фамилию, только имя-отчество, и не сопоставил. Дело в том, что устройство, которым пугают его музей, куплено на его деньги.
Азалия открыла рот и закрыла. А у меня картинка перестала складываться вовсе.
— Идемте, — сказал я. — Разговор у нас будет интересный.
Кабинет директора находился в торце второго этажа, за двойной дверью. Сам Аристарх Венедиктович Полонский, грузный старик под семьдесят, с тяжелыми веками и крупным усталым лицом, встретил нас с явным раздражением на лице. Я был у него буквально два часа назад и он, похоже, не был в восторге столь частым визитам.
Я поставил на стол коробок с клеймом, рядом положил выписку Зои. Полонский слушал не перебивая. Потом взял коробок, повертел, положил обратно. Снял очки и долго тер переносицу.
— Ох, за что же мне это… — сказал он наконец. — Чековая книжка в моем доме у троих: меня, у жены и у сына. Я устройств не покупал. Жена в лавку Громовой не пошла бы и под конвоем. — Он тяжело выдохнул. — Стало быть, Жорж.
— Ваш сын?
— Да. — Полонский откинулся в кресле, кресло скрипнуло под ним. — Я даже удивлен, что я не догадался раньше. Это просто наказание, Петр Алексеевич, а не парень. Ему девятнадцать, от второго брака, я уже и не ждал, что у меня будут дети. И я его, каюсь, разбаловал так, как не всякий дед балует внуков. Мальчик способный, артефакторикой бредит с детства, руки золотые. И при этих руках, при этой голове он такой раздолбай, что у меня опускаются руки. Из пяти училищ его выгнали за хулиганства, неуспеваемость и хамство. Из пяти! Я каждый раз платил, улаживал и говорил себе, что мальчик перерастет, но все больше убеждаюсь, что само это не решится.
Он положил ладонь на коробок и посмотрел на него с откровенной неприязнью.
— Доспехи привозили при нем, он тут целый день крутился. Дальше понятно. — Голос у директора отвердел. — Сторожа седеют от страха и бросают службу. Ученые люди вторую неделю ночуют на стульях вместо работы, и каждую такую ночь я оплачиваю из музейного бюджета. И все это устроил мой собственный сын моими собственными деньгами. Все, хватит. Отдам его в военное училище. Там дисциплину вобьют, раз я, к своему стыду, не справился с отцовской ролью.
— Можно и в училище, — сказал я. — Только уедет он туда не с пониманием того, что его поступки имеют последствия, а с обидой на вас.
Полонский поднял на меня тяжелые веки.
— А что предлагаете вы?
Мне уже доводилось однажды возвращать шутку шутнику, который перепугал человека до полусмерти. И я не считал, что один раз пошученная шутка должна уйти в историю. Просто ее нужно было пошутить чуть более искусно.
— Напугать его хорошенько. Вернуть ему его собственную шутку, — сказал я. — Чтобы он сам на своей шкуре узнал, каково это. Это запоминается лучше любой вбитой дисциплины.
Несколько секунд директор смотрел на меня молча. Потом в тяжелом лице его что-то дрогнуло, поползло вверх, и я впервые за весь разговор увидел, как он улыбается.
— Петр Алексеевич, — сказал он, — месяц назад я бы сказал, что это перебор. Но мальчишка на этот раз допек не только меня, но и весь мой музей. Так что сегодня любой ваш план я выслушаю с удовольствием. А если в нем найдется место для меня, то и поучаствую. Излагайте.
И я изложил.
* * *
Кран подали к дому Полонских в первом часу ночи. Оператор, нанятый вместе с краном, выслушал задачу, оглядел нас всех по очереди и сказал только, что за двадцать лет возил всякое, но такое — впервые.
Доспехи висели на тросах под стрелой, а внутри доспехов висел Сема. Влезли они на него на удивление сносно, хотя бывший владелец и был куда больше даже Семы.
Сталь, помнившая великана, сошлась на нашем силаче с большим запасом, и когда он шевелил руками, внутри глухо погромыхивало. Но это на самом деле даже не было плохо и добавляло аутентичности.
— Слышно меня? — спросил через модификатор Сема, пока что висящий прямо перед кабиной, и от голоса, который вышел из-под шлема, вздрогнули все, включая машиниста. Низкий могильный бас, в котором не осталось ничего человеческого, прокатился по пустой улице.
— Слова помнишь? — спросил я, когда Ася рядом со мной отсмеялась.
— Честно говоря от покоя до проклятия помню, — прогудел шлем. — А дальше можно своими?
— Дальше там ничего нет, дальше ты молчишь и страшно скрипишь.
Окно Жоржа на третьем этаже директор показал нам еще днем. Илья и музейный маг, сухонький молчаливый человек, отправленный Полонским нам в помощь, встали внизу у ящика с наградными клинками, одолженными из того же зала.
Стрела пошла вверх плавно, без рывка. Доспехи поплыли вдоль темного фасада, выше, выше, и остановились перед самым окном, покачиваясь.
— Давай, — сказал я.
Ася повела рукой, и за спиной доспехов развернулся огненный шлейф: длинные сине-зеленые после поглощения силы Василисы языки пламени, текущие по воздуху без дыма, от которых по всему фасаду заплясали тени.
Клинки мы подняли втроем: Илья с магом снизу, я из кабины. Телекинез у меня был навыком свежим, едва освоенным, и в одиночку я справился бы в лучшем случае с парочкой, но на троих мы отлично справились сразу с десятком. Ася мазнула пальцем, и по лезвиям побежало пламя.
Картина вышла такая, что я и сам бы, пожалуй, поверил.
Маг внизу тронул звуковой артефакт, и над улицей грянул военный марш. Тяжелый, с медью и барабанами, он ударил по спящему кварталу, как полковой оркестр в спальне.
За два дня, что мы готовились, Аристарх Венедиктович прошелся буквально по всем соседям, объяснив ситуацию и предложив компенсацию за нарушение покоя, так что мы не боялись, что наш перформанс прервут крики соседней.
А затем сквозь марш, перекрывая его, из доспехов пошел голос:
— Зря ты потревожил мой покой, смертный!
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Глава 19

Штора за окном дернулась и откинулась сама по себе благодаря Илье.
— Тысячу лет я спал в этом железе! Ты посмел дергать меня за нити, как балаганную куклу, и тешиться чужим страхом! Теперь я пришел за тобой! — продолжал голос.
Доспехи качнулись к самому стеклу, подняли латную руку и проскрежетали ею по подоконнику. Изнутри раздался сдавленный всхлип.
— Выходи, шутник! Я покажу тебе, как ходят мертвые! — продолжал Сема грозным голосом.
Из-за шторы донесся высокий, полный самого искреннего ужаса крик, за которым последовал грохот опрокинутого стула и звон чего-то стеклянного.
Ася в кабине сползла по стенке. Смотрела она на Сему: тот висел на веревочках в латах посреди ночного неба, в огне и сполохах, и старательно завывал в темноту, и сил у нее не осталось никаких.
— Не могу, — простонала она, вытирая глаза.

[Я вижу все через глаза Семы. И это просто шикарное зрелище, милый, жаль, что ты не видишь.]

Я посмеивался и сам, прикрыв рот ладонью, чтобы не испортить Семе могильную торжественность. В окнах второго этажа один за другим загорались огни: соседи Полонских прильнули к стеклам как раз вовремя, чтобы застать горящего призрака во всей красе.
Доспехи выдержали у окна еще с полминуты, страшно поскрипывая, как было велено. Потом стрела дрогнула и плавно пошла вниз. Марш оборвался, клинки опустились в ящик, огонь стек со шлейфа и погас, и над улицей встала глубокая, звенящая тишина.
Из доспехов прогудело:
— Он это… в обморок упал.
* * *
Назавтра я зашел к Полонскому. Директора было не узнать: тяжелые веки поднялись, в кресле он сидел прямо и встретил меня так, как встречают доброго вестника.
— Петр Алексеевич! Садитесь, садитесь. Должен вам доложить: эффект превзошел все, на что я рассчитывал.
— Рассказывайте, — попросил я.
— Кричал Жорж так, что я слышал его из подворотни. — Директор сцепил руки на животе. — Когда я прибежал домой, он сидел на полу в своей комнате, вжавшись в угол и весь дрожал. Я ему в итоге, разумеется, объяснил, в чем дело, но он был так напуган, что даже не стал меня в чем-либо обвинять. На секунду мне его даже стало жалко, но, думаю, девятнадцатилетний лоб заслужил это за все эти годы. И от училища я не откажусь. Лучше пускай это будет комбинированный эффект.
— Согласен, — кивнул я. — С соседями не было проблем?
— Ну, с учетом того, что Жорж и многим из них попортил кровь, почти половина была даже рада, — хмыкнул Аристарх Венедиктович.
Он помолчал и посмотрел на меня поверх очков.
— Если это его не научило, тогда не научит ничто. Спасибо вам, Петр Алексеевич. И за разгадку, и за… — он поискал слово, — за спектакль. Признаюсь, я давно так не веселился. Стоял в подворотне напротив и хохотал в воротник, как мальчишка. Даже немного стыдно стало, что так радуюсь страданиям сына.
— Это говорит лишь о том, что вы хороший отец. А поймать баланс между строгостью и заботой — это та еще задача, на самом деле, и когда ребенок уже совершеннолетний, это в том числе и его вина, что он не смог осмыслить это и включить эмпатию. Так что не корите себя слишком сильно за то, что избаловали сына, — я вздохнул, очень живо вспомнив Марину, которая в подростковом возрасте тоже была тем еще маленьким дьяволенком. — К сожалению, в нашем возрасте невозможно не думать о том, что все в любой момент может кончиться и строгости всякий раз хочется предпочесть заботу и мягкость.
— В «нашем» возрасте? — поднял бровь Аристарх Венедиктович.
— Оговорился, — хмыкнул я, пожав плечами. — Хорошего дня вам. Берегите сына. Не перекладывайте полностью его воспитание на училище. Как бы там ни было, вы остаетесь его отцом. Сейчас он просто молодой дурак, который может не признавать авторитетов из принципа, но однажды он поймет, насколько вы важны для него. И для вас обоих будет лучше, если в этот момент вы будете с ним рядом.
— Спасибо, Петр Алексеевич, я постараюсь.
* * *
Посылка пришла утром, в самый разгар мелкой торговли.
Я стоял за прилавком и заворачивал даме в шляпке грелку для чайника, когда колокольчик над дверью звякнул дважды подряд, с натугой, будто дверь открывали плечом. Так оно и оказалось: в проем, пятясь, втиснулся мальчишка лет двенадцати, а за ним, красный от усердия, второй, помладше. Между ними висел деревянный ящик размером с хороший дорожный сундук.
— Дяденька, — выдохнул старший, не выпуская ящика, — вы Воронов?
— Я Воронов.
— Тогда принимайте. Велено вам, лично в руки передавать. Тяжелый, зараза.
Сема вышел из-за стеллажа, наклонился и взял ящик у них одной рукой, за веревочную обвязку, как авоську с рынка. Мальчишки проводили ящик глазами, потом посмотрели на Сему снизу вверх, и младший на всякий случай отступил к двери.
— Кто велел? — спросил я, хотя ответ знал заранее.
— Человек один. — Старший шмыгнул носом и вытер его рукавицей. — Нам почем знать, кто. Дал ящик, дал адрес, дал по полтине. Сказал, письмо сверху, под крышкой.
Дама с грелкой покосилась на ящик, на мальчишек, забрала сверток и вышла, придержав дверь, чтобы не задеть младшего. Я достал из кассы еще по пятьдесят рублей и положил на прилавок.
— За доставку.
Старший смел купюры раньше, чем я договорил. Сема тем временем скрылся в кухне и вернулся с бумажным свертком, от которого пахло его утренними пирогами с капустой.
— Держи, — сказал он младшему. — Пополам.
Дверь за ними закрылась, Ася отложила счеты и вышла из-за конторки. Хоня спустился со своего стеллажа в два прыжка, мягко, несмотря на полный вес, подошел к ящику и повел мордой вдоль досок, от угла к углу.

[Внутри одна большая вещь, милый. Тяжелая, холодная и совершенно пустая. Ни одного живого контура. Скорее всего это то же самое, что и в прошлый раз.]

— Да уже по методу доставки понятно, кто это, — сказал я и снял с крышки веревочную обвязку.
Крышка сидела на четырех шурупах. Сема принес отвертку, и через минуту мы смотрели на плотный ряд стружки, поверх которой лежал конверт. Без марки, без обратного адреса, подписан одной строкой: «П. А. Воронову». Почерк я узнал сразу.
Я вскрыл конверт ножом для бумаг и прочитал вслух, потому что Ася уже стояла у самого плеча, а делать вид, что письмо секретное, было поздно и бессмысленно.
'Петр Алексеевич.
Наше знакомство складывается удачно, и я предлагаю перевести его в разряд постоянного сотрудничества. За прежний мой совет вы расплатились сполна: стабилизатор служит безупречно, работу вашу я оценил.
Эту, новую, готов оплатить, как вам будет угодно: деньгами, артефактом или двумя из моего собрания, либо сведениями. У меня остались бумаги из архива С. М. А. Самое насущное для вас я уже передал, остальное терпит, но, если вам интересно, я не против рассчитаться и так.
В ящике аналитический прибор. Механика собрана и выверена, дело за магической частью: схемы приложены, контуры разметьте и нанесите сами. Инструмент у вас имеется. На этот раз оставляю за вами право отказа, но, пожалуйста, в любом случае сообщите мне о своем решении. Ответ, как прежде, почтой'.
— Инструмент у вас есть, — повторила Ася. — Он про твое стеклянное перо?
— Ага, — сказал я и отложил письмо.
Стружку мы выгребли в пустую корзину. Под ней, в гнезде из холстины, лежал прибор: короб мореного дерева с латунной окантовкой, длиной в локоть с лишним, с двумя рядами круглых окошек по лицевой стенке и откидной панелью сверху.
Сема вынул его и поставил на прилавок. Пуда полтора, прикинул я по тому, как Сема ставил: бережно, но с поправкой на вес.
Я откинул верхнюю панель. Внутри все было ровно так, как обещало письмо: механика собрана начисто, латунь протерта до блеска, а поверх внутренних плоскостей, на выбеленных костяных вкладках, тонким карандашом размечены посадочные поля под контуры, хотя это на самом деле было совершенно необязательно.
Отдельным свертком в ящике лежали схемы: восемь листов, чертеж к чертежу, с нумерацией полей и сносками. Я развернул первый лист и повел пальцем по строкам. Второй. Четвертый. На шестом остановился и посчитал заново.

[Мощно.]

— Не то слово, — кивнул я. — За триста контуров. Мелких, плотных. — Я снял монокль и потер переносицу. — Ничем кроме Чернильницы это не сделать.

[М-да. Он ведь наверняка считает, что она у тебя, цела и невредима.]

— Действительно «М-да». Ладно. Сема, убери его пока в мастерскую, на длинный верстак. Стружку в печь.
Сема поднял короб и унес. Хоня пошел следом, не отставая от ящика ни на шаг: новая вещь в доме подлежала досмотру. Ася вернулась за конторку.
А я остался у прилавка с письмом в руке, в глубоких раздумьях. Впрочем, поделать тут было нечего, неприятную новость покровителю нужно было сообщить.
Ответ я писал вечером, в кабинете, когда торговля закончилась и дом затих. Лампа горела одна, за окном над каналом стоял ветер, и редкий дождь шуршал по стеклу.
Я достал лист хорошей бумаги, подержал немного над ним перьевую ручку.
'Милостивый государь.
Ваше предложение о сотрудничестве я бы принял с благодарностью: работа ваша мне по душе. Тем горше то, что я обязан сообщить далее. Инструмент, о котором вы пишете, пришел в негодность: обстоятельства были чрезвычайными, я не мог поступить иначе, но исправить поломку я не могу, лунного серебра для такой починки в продаже нет. Прибор ваш готов вернуть в целости тем же путем, каким получил, либо хранить у себя до вашего решения.
П. Воронов'.
Я перечитал написанное дважды. Выходило сухо, но честнее не скажешь: расписывать, как перегорала Чернильница и что мы в ту ночь вскрывали, я не собирался ни ему, ни кому бы то ни было.

[Он расстроится, милый.]

— Ну а что сделаешь? — вздохнул я.
Утром я сам отнес письмо на почтовую контору и опустил в ящик до востребования, на тот же номер, что и в прошлый раз. Обратно шел не торопясь, набережной: утро стояло ясное, свежее, дворники мели тротуары и над пекарней Матвеевых столбом поднимался пар, пахнущий сдобой на весь квартал.
Ответ пришел скорее, чем я ждал. Назавтра, едва я открыл зал, в дверь боком проскользнул давешний младший мальчишка, теперь один.
— Вам, — сказал он, выудив из-за пазухи конверт, теплый и слегка помятый. — Велено в руки.
— Пирогов сегодня нет, — сказал из-за стеллажа Сема. — Тесто только подходит. Хочешь коржик?
— Давайте!
Конверт был тот же, бумага та же. Я вскрыл его прямо у прилавка.
'Петр Алексеевич.
Ваше известие меня огорчило, но виню я в нем себя: позволяя вам забрать вещь такой редкости, следовало оговорить обращение с нею, раз уж я собирался использовать ее через ваши руки для своих целей'.
Я немного недовольно хмыкнул. Звучало крайне невежливо и в каком-то смысле даже оскорбительно. Но такое я мог пережить.
'Теперь к делу. Вы правы: главная трудность в починке изделий из лунного серебра не в работе, а в материале: нужен металл чистый, не вложенный ни в какой артефакт, а такого на рынке действительно почти не бывает.
Мне известно, где лежит один нетронутый слиток, и этими сведениями я готов поделиться. Взамен прошу одного: вашего слова, что отныне инструмент будет служить только своему прямому делу и вы больше не будете использовать его настолько не по назначению, чтобы сломать. Ну и, разумеется, если вы согласитесь получить от меня эти сведения, то и за работу над прибором, что я прислал ранее, возьметесь обязательно. Однако, также разумеется, что за эту работу я в любом случае заплачу по чести.
Жду вашего слова'.

[Он, конечно, тот еще хам. Но слиток… если слиток правда существует, нам бы он очень пригодился. Чернильница, конечно, не универсальный инструмент, но с ее помощью можно действительно творить совершенно невероятные вещи.]

— Согласен, — кивнул я. — А хамство можно и потерпеть.
Ответ ушел в тот же день: слово даю.
Третье письмо принес третий по счету беспризорник, крепкий, деловитый.
'Слиток лунного серебра, чистый, весом около двух фунтов, находится в частной коллекции князя, в его городской резиденции. Внесен в опись собрания более полувека назад, с тех пор не перемещался. Как вы к нему подступитесь, дело ваше: я свожу людей со сведениями, остальное они делают сами.
Сроку на все, слиток, починку инструмента и мой прибор, две недели с сего дня. Дольше ждать я не могу по личным причинам. Очень надеюсь, что вы успеете, иначе я буду считать наше сотрудничество расторгнутым'.
Я дочитал и положил лист поверх двух первых.
В этом мире, в отличие от примерно схожего периода истории моего родного мира, не разделяли государственную власть и дворянскую. Так что князь Грозов был одновременно и мэром города, и губернатором Грозовской губернии.
Я, конечно, уже общался и с баронами, и даже с графами, но князь — это уже был иной уровень. Но мне, благо, и не нужен был князь. Мне нужен человек, у которого находились ключи от его кладовой.
— Сема! — крикнул я наверх. Сема выгянул, держа подальше от тела перепачканные в черноземе руки. — Предупреди Асю. Я в городской архив.
Городской архив занимал бывший пакгауз на Гербовой площади, за зданием суда: длинный каменный корпус с окнами под самой крышей, перестроенный из складского в казенный так давно, что о складском прошлом напоминали только ворота в торце, заложенные кирпичом.
Читальный зал был невелик: шесть длинных столов с наклонными пюпитрами, барьер, за барьером конторка, а за конторкой служитель, сухонький старик в вязаной душегрейке поверх мундирного сюртука.
— По какому ведомству интересуетесь? — спросил он, принимая мой первый бланк.
— По городскому. История города, потом текущее положение дел в управлении.
— История, — он произнес это слово с одобрением. — Историю нынче не спрашивают. Все больше тяжбы да межевые планы. Присаживайтесь к третьему столу.
Я снял перчатки, положил тетрадь. Народу в зале сидело пятеро, все по разным углам, и каждый со своим звуком: один листал, другой скрипел пером, третий, судя по всему, спал над межевым планом, уронив подбородок в воротник. Под потолком, в окнах, стояло белое ровное небо, и свет от него падал вниз ровный, без теней, самый удобный для бумаги свет.
Документальная история города оказалась проще и грубее любых преданий, как и говорила Азалия. Назван город был просто по фамилии одного из основателей. Я думал, что могу найти что-нибудь необычное или интересное, что можно было бы использовать для получения слитка, но нет. И про Смарагдовых, кстати, не было ни слова.
Так что пришлось обращаться к документам об уже современной истории. Нынешний князь, Андрей Семенович Грозов, сорока восьми лет, был наместником уже одиннадцатый год. Но официальная его жизнь тоже была довольно скудна на какие-то яркие или скандальные моменты: лишь указы о вступлении в должность, ежегодные отчеты по губернии, подписи под ходатайствами.
Пришлось взяться за менее официальные источники: за газетную хронику.
И вот газеты князя любили. Он выигрывал городские скачки на собственном жеребце, дважды, с перерывом в шесть лет, и оба раза жертвовал приз в сиротские приюты. Он открывал стрелковые состязания и сам участвовал в них, заканчивая не первым номером, но и далеко не последним. Он ездил вместе с каким-то отчаянным журналистом на охоту на медведя. Он держал прогулочный катер и любил гонять на нем вдоль побережья. В общем человек из этих заметок складывался вполне однозначный: сильный, азартный, скучающий за бумагами и оживающий там, где можно с кем-нибудь честно потягаться.
А вот коллекцию, ту самую, где находился желанный мной слиток, он, похоже, не особо любил.
Об этом газеты не писали прямо, но арифметика лежала на поверхности. За одиннадцать лет его наместничества княжеское собрание, гордость его деда и отца, четырежды упоминалось в объявлениях об аукционах: продавались картины, продавался фарфор, в позапрошлом году ушел с торгов малый охотничий гарнитур, о котором обозреватель писал со вздохом, как о невесте, выданной за нелюбимого.
Деньги от двух распродаж, судя по отчетам, пошли на перестройку городской больницы. Хозяином он был, похоже, добрым и ответственным, а вот наследником откровенно равнодушным: вещи предков были у него не сокровищем, а капиталом.

[Милый, а ведь это нам на руку. Человеку, который продает дедовский фарфор, простой слиток продать должно быть не жалко вовсе.]

«Значит надо найти того, кто заведует этой коллекцией и просто узнать цену на слиток», — кивнул я.
Вот только оказалось, что дело далеко не так просто.
Лука Фомич, барон, семидесяти четырех лет, управляющий той самой коллекции. Баронство местечковое, захудалое, из тех, что раздавали за службу два поколения назад. Служил он при коллекции сорок один год: принят был еще прошлым князем, отцом нынешнего.
Прошлый князь собрание любил, пополнял его азартно и Луке Фомичу поручал разыскивать вещи по всей губернии. При нынешнем князе должность его, однако, вывернулась наизнанку: сорок лет он собирал, а теперь распродавал и что-то мне подсказывало, что ему это не слишком нравилось. В таком возрасте очень сложно было развернуть свои мировоззрение и принципы на сто восемьдесят.
Впрочем, распродавал коллекцию он, надо отдать должное, образцово. Все четыре аукциона прошли чисто, цены он выторговывал верхние, покупателей отбирал придирчиво, и ни одна вещь, судя по отчетам и статьям, не ушла за дешево.
Однако была одна неожиданная огреха. Я нашел ее в переписке канцелярии за позапрошлый год. Продажа голографа покойной княгини Марии Петровны.
В статье писалось, что прибор значился в описи как «голограф салонный, работы столичной, в неисправности». Покупатель имелся, и покупатель серьезный: коллекционер иллюзионных приборов из столицы, письменно подтвердивший и интерес, и цену.
Переписка шла три месяца, дошла до согласования дня сделки, было очевидно, что коллекционер не просто приценивался, а реально хотел купить прибор. Однако в итоге сделка не состоялась. Почему — статья не уточняла, очевидно.
— Странно… — пробормотал я.

[Может, князь передумал?]

— Князю плевать на коллекцию. Если бы ему было дело до этого конкретного голографа, он бы в принципе не начал эти переговоры. — Я откинулся на стуле и посмотрел в окно под потолком, где догорал день. — Нет. Это не князь.
Про княгиню Марии Петровну архив знал немного. Сестра прошлого князя, тетка нынешнего. Замужем не была. Держала в городе салон, любила балы и сама их часто давала; в юбилейном альманахе ей досталось полстраницы и оборот речи, за которым угадывалась живая женщина: «душа всякого собрания, кое-почтит своим присутствием». Умерла двенадцать лет назад. Голограф, судя по описи, был ее личной вещью и поступил в собрание из ее покоев. М-да. Тут явно что-то было.
Я закрыл папку, сложил выписки и понес обратно служителю.
— Целый день сидели, — сказал он. — Нашли, что искали?
— Нашел больше, чем искал, — честно ответил я. — У вас хороший архив. Порядок редкий.
Он довольно улыбнулся и кивнул.
На улице уже зажигали фонари. Я шел домой, засунув руки в карманы, и складывал в голове то, что теперь знал. Слиток купить в теории можно: князь коллекцию не бережет и деньгам будет рад.
Вопрос упирался не в князя. Вопрос упирался в старика с сорокалетней выслугой, который стоит между собранием и всем остальным миром… но сначала мне нужно было, чтобы этот старик вообще согласился меня принять. Просто с улицы к таким не ходят.
Дома, за ужином, я достал тетрадь и составил список: восемь фамилий, все, кто по роду занятий мог хоть краем касаться резиденции князя. Против трех я сразу поставил крест: не тот вес. Еще против двух знак вопроса.
Оставались Вяземский, который после истории с Дмитрием должен был помочь мне с большой охотой, один из моих постоянных клиентов, работавший к канцелярии мэрии. И Котов, чья верфь, насколько я знал, обслуживала в том числе и дворян, так что в теории он мог быть связан с кем-то из окружения князя.
За ужином Сема выслушал про архив, дожевал и спросил в своей манере:
— А если этот Лука не продаст? Силой ведь не возьмешь.
— Силой я и сарай брать не стал бы, — сказал я. — Не продаст, будем думать дальше. Но сначала пусть откажет мне в лицо.
— А я бы поговорила с князем, — сказала Ася, подперев щеку. — Он же хозяин.
— Ты его попробуй достань сначала, — вздохнул я. — Тем более по настолько личному вопросу.
— Ну ты же получил недавно медаль. Неужели тебя не примут хотя бы для проформы?
— Не уверен, — покачал я головой. — Очень сильно не уверен. Хотя попробовать, кстати, можно, спасибо за идею.
— Не за что, — буднично произнесла Ася.
Тем не менее связаться с людьми из своего списка я все-таки связался. Вяземский, однако, мне не ответил, а его помощник сообщил, что он уехал из города по делам и вернется только в мае, а клиент из мэрии с сожалением сообщил, что у него нет нужных мне связей.
Однако от Котова ответ уже был куда более обнадеживающим, хотя и пришел только через день.
«Есть такой человек. Завтра в семь, трактир „Три фонаря“ на Протоке. Котов».

Глава 20

До Протоки я добирался на извозчике.
«Три фонаря» стояли на самом берегу. Внутри оказалось тепло, шумно и до того по-морскому, несмотря на довольно дорогое убранство, что я почти что носом ощутил этот речной запах, которого тут почти что не было.
Внутри я на минуту задержался у порога, оглядывая зал. Над стойкой бара заметил полку с моделями судов, штук шесть, от парусника до буксира, все самодельные и все сделанные явно с любовью, не для того, чтобы просто поставить на полку, а для себя.

[image: ]

Котова я нашел за угловым столом у окна. Он сидел лицом к залу и, поймав мой взгляд, издали поднял ладонь. Рядом с ним, спиной к окну, расположился человек лет пятидесяти пяти, плотный, седоусый, в темном кителе. Лицо у него было обветренное до кирпичного тона, но при этом очень приятное, располагающее, даже я бы сказал не «мужчина», а «дядька» в самом хорошем смысле слова.
— Петр Алексеевич, — Котов привстал, пожал мне руку и повернулся к соседу. — Вот, рекомендую. Павел Сергеевич Мельгунов, капитан княжеского катера и лучший движительный механик на этом берегу, что бы он сам про себя ни говорил.
— Про себя я говорю, что я старый котельный жук, — сказал Павел Сергеевич и подал руку. Рукопожатие у него было аккуратное, но скорее потому, что он побаивался раздавить мне ладонь. — А вы, стало быть, тот самый Воронов, который Дмитрию Романовичу верфь перебрал. Наслышан.
Официант возник у стола сам, без зова. Котов заказал по-хозяйски, не заглядывая в меню: корюшки на всех, расстегаев, соленых груздей и графин рябиновой. Я попросил к этому чаю; Павел Сергеевич хмыкнул в усы, но промолчал.
Официант принес чайник мне отдельно, толстобокий, с рисунком корабля и, ставя, наклонился доверительно:
— К чаю пряники есть. Не смотрите, что трактир: пряники у нас купцы с собой увозят.
— Неси пряники, — сказал Котов раньше меня. — И не слушайте его про купцов, Петр Алексеевич. Купцы у него все увозят, по его словам, вплоть до колокола над стойкой.
Первые полчаса о деле не говорили вовсе, и я не торопил. Полчаса погоды бы не сделали, а Павлу, судя по его взглядам на меня, нужно было понять, стоило ли мне доверять или нет.
Говорили про весну, про то, что протока в этом году вскрылась хоть поздно, но быстро, и теперь лодочники спешили наверстать зимний простой. Упомянули княжеский катер. Тут Павел Сергеевич оживился. Рассказывал он так, как рассказывают про живое существо: катер зимовал в казенном эллинге, движитель был разобран для переборки, и всю зиму Павел Сергеевич воевал с поставщиком за подшипники.
— А движитель у вас какой? — спросил я. — Паровой или магический?
— Смешанный, и в этом вся беда, — Павел Сергеевич отставил кружку и сдвинул посуду, освобождая место для рук: разговор пошел серьезный. — Пар дает ход, магия дает разгон и маневр. Красиво, спору нет: его сиятельство любит от мола так рвануть, чтобы у публики шапки послетали. Только женить пар с магией это, я вам скажу, как женить кузнеца с балериной. Жить можно, но кто-то все время наступает кому-то на ноги.
— Контур разгона на валу?
— На валу, а куда ж его. — Он глянул на меня уже иначе, примериваясь. — А вы, гляжу, в движителях понимаете.
— Понимаю в контурах, — поправил его я. — Вал мне что у катера, что у мельницы: железо и железо.
Павел Сергеевич захохотал, коротко и гулко, и с соседних столов на нас оглянулись, хотя и без неудовольствия. Отсмеявшись, он повернулся к Котову.
— Дим, хорошего парня ты нашел!
— Согласен, — улыбнулся Котов.
Когда графин опустел на треть, а от корюшки остались хвосты, Котов вытер пальцы, отодвинул тарелку и сказал просто:
— Ну, Петр Алексеевич. Излагайте.
Павел доверительно кивнул, мол, давай, говори, я готов выслушать.
Я изложил как есть:
— Мне нужно купить одну вещь из княжеской коллекции. Не драгоценность, не реликвию: слиток металла, который лежит в описи полвека и никому не нужен. Деньги у меня есть, но не хватает одного: меня никто не знает в резиденции, а с улицы туда кого попало не пускают. Мне нужно знакомство с Лукой Фомичом Брагиным, управляющим коллекции.
Павел Сергеевич выслушал не перебивая, потом неторопливо огладил усы.
— Лука Фомич, — кивнул он. — Знаю такого. Шапочно, врать не буду, пересекаемся раза три в год, на Крещение да на смотрах. Но здороваемся по имени-отчеству, а это там уже кое-что.
— Что он за человек?
— Старый гриб, — сказал Павел Сергеевич без злобы. — Сухой, колючий. Молодые его боятся, лакеи обходят третьим коридором. При прошлом князе, говорят, был важный человек, но с нынешним они почти что разругались, если так можно сказать. Продавать вещи из коллекции по приказу князя он продает, дело свое ведет честно, но каждую продажу, я так понимаю, у него будто из ребра выламывают.
— Мне не нужно из ребра. Мне нужен слиток, который никому не дорог.
— Это вы ему расскажете, — Павел Сергеевич усмехнулся в усы. — Он вам расскажет в ответ, что в собрании его сиятельства недорогих вещей не держат. Ладно. Вы подали прошение о встрече?
— Да, но мне сказали, что ближайшая дата через полтора месяца, я не могу так долго ждать.
— Уже хорошо. Я смогу занести словечко в канцелярию, тамошнему письмоводителю: человек, мол, знакомый, солидный, пусть бумага не залеживается. Вперед всей очереди не протолкну, врать не стану, там свои порядки. Но полутора месяцев ждать точно не будете. Годится?
— Годится, — сказал я. — Больше, чем годится. Павел Сергеевич, я ваш должник. Скажите чем, и сочтемся.
Он отмахнулся широкой ладонью, чуть не задев графин.
— Пока не знаю, чем вы можете мне помочь, но обязательно обращусь, если будет дело. Идет?
— Конечно, — я протянул руку и он снова ее пожал.
— А слиток-то, если не секрет, какой?
— Лунное серебро, — сказал я. Врать не имело смысла, это была не запрещенка.
Павел Сергеевич поднял брови, отчего лоб его собрался в гармошку.
— Ишь ты. Слыхать слыхал, видать не видал. Ну, тем интереснее, чем дело кончится.
Домой я возвращался уже пешком.

[Хороший человек, милый. И Котов хороший. У тебя вообще подозрительно хорошие знакомые.]

— Ну, видимо дело в том, что я сам хороший человек.

[Подозрительно хороший. А тем временем четвертый день кончается. Осталось десять.]
* * *
Дни ожидания я пережил за работой. Часы Лыкова, те самые, запечатывавшие воспоминания, наконец дождались: я разобрал их, прочистил, вырезал на станках новый корпус, выправил погнутую ось анкера и трое суток пересобирал, находя в этой возне старое, доброе успокоение.
Торговля шла своим чередом. Хоня поймал где-то на улице крысу, принес ее к прилавку и был со скандалом выдворен вместе с добычей.
А я работал и считал дни. Пятый. Шестой. Седьмой.
Посыльный явился на восьмой день под вечер. Малый в форменной шинели с бляхой протянул пакет под расписку, козырнул и ушел, не дожидаясь ни вопросов, ни чаевых: казенная выучка.
В пакете лежал один лист. «На ваше прошение от такого-то числа: прием назначен на завтрашний день, к одиннадцати часам утра, спросить управляющего. При себе иметь удостоверение личности. Опоздание считается отказом от приема».
— Завтра в одиннадцать, — сказал я вслух.
* * *
Утро девятого дня выдалось ясное и ветреное: за ночь подсушило, и колеса по мостовой шли звонко, как по доске. Я выехал с запасом и всю дорогу просидел, глядя, как город по мере приближения к резиденции подбирается и покрывается лоском.
К резиденции я подъехал за четверть часа до срока. У боковых ворот дежурил караульный в шинели с княжеским вензелем на пуговицах. Он сверил мое имя со списком на планшете, крикнул кого-то по имени, и из будки вышел провожатый, молодой лакей в ливрее, накинутой поверх теплой поддевки: утренний холод с реки уравнивал парадное с практичным.
Вели меня не через флигель, как я ожидал, а через сам дворец: флигель собрания, как пояснил лакей, соединен с главным корпусом галереей, и в холода ходят по теплу.
По теплу так по теплу. Я шел и смотрел.
Дворец был выстроен просторно и светло: анфилада высоких залов перетекала одна в другую, двери стояли раскрытыми по одной оси, и в дальнем конце этой перспективы, комнат через шесть, горело окно, до которого, казалось, идти предстоит до вечера.
Наборный паркет лежал звездами и кругами, и по нему вдоль стен тянулась ковровая дорожка: паркет берегли. Пахло воском, печами и тем особым дворцовым холодком, который не про температуру, а про высоту потолков. Зеркала в простенках были с легкой зеленцой, но в тяжелых позолоченных рамах.
В одной из зал двое служителей на стремянках как раз снимали с люстры чехол. Хрусталь вспыхивал по мере освобождения. Лакей мой у каждой двери чуть замедлялся, пропуская меня вперед, и снова обгонял: церемония была отработана до полной бездумности.

[Красиво живут, милый. Красиво, но безжизненно. Нам с тобой такого ни за какие деньги не надо, правда?]

«Чистая правда, Лад».
Галерея вывела нас во флигель, и дворец кончился сразу, как обрезали: потолки сели, паркет сменился крашеной доской, а вместо анфилады пошел коридор с рядом одинаковых дверей. У предпоследней лакей остановился, постучал, дождался короткого «да» и открыл передо мной.
— Господин Воронов, к одиннадцати, — доложил он в комнату и отступил.
Кабинет управляющего собранием был размером с мою кухню и обставлен так, что любой канцелярист почувствовал бы себя дома: конторка, два шкафа с папками, стол под зеленым сукном, вытертым до белизны на местах локтей. Единственное, что выдавало некоторую элитарность, стояло на полке за столом: бронзовые каминные часы тонкой старой работы, безупречно вычищенные и, как отметило мое ухо, идущие с точностью, которой позавидовал бы хронометр.
Провожатый мой остался ждать в коридоре, у двери: порядок, стало быть, предусматривал и то, что посетители от Луки Фомича выходят быстро.
За столом сидел старик. Лет ему было хорошо за семьдесят: сухой, костистый, с лицом из одних вертикальных складок, в старомодном сюртуке, застегнутом на все пуговицы. Седина у него была не благородно-серебряная, а желтоватая, табачная, и подстрижена коротко, по-солдатски.
Он дописал строку, положил перо на подставку параллельно краю стола, и только после этого поднял на меня глаза. Глаза были блеклые, но смотрели цепко.
— Садитесь, — сказал он вместо приветствия и указал на стул по ту сторону стола. — Воронов. Лавка на Тихом канале. Прошение о купле-продаже.
— Все верно. Доброго утра, Лука Фомич.
— Утро как утро. — Он сложил руки на сукне. — Прежде чем вы начнете. Мне передали за вас словечко. Механик похлопотал, чтобы ваша бумага не залежалась.
— Павел Сергеевич оказал мне любезность, да.
— Любезность. — Лука Фомич произнес это слово, как выплюнул косточку. — Я сорок лет наблюдаю, как в этот дом пробираются через любезности. Через кухню, через конюшню, теперь вот через пирс. Запомните на будущее, молодой человек: ко мне ходят через канцелярию. Бумага дошла бы и сама, неделей позже, может двумя, зато без одолжений, честно.
— Приму к сведению. Неделей позже мне было бы поздно, потому я и согрешил.
— Поздно. — Он глянул на меня из-под желтоватых бровей. — У торговых людей всегда все поздно. Ладно. Вы здесь, время идет. Излагайте, коротко.
— В собрании его сиятельства более полувека числится слиток лунного серебра. Около двух фунтов. Я артефактор, слиток мне нужен для работы, для починки редкого инструмента. Я предлагаю его купить: официально, с уплатой в казну собрания. Цену готов дать достойную.
Лука Фомич выслушал не шевелясь. Потом разомкнул руки и постучал сухим пальцем по сукну.
— Вы читали опись?
— Я читал каталоги публичных распродаж и архивную переписку. Опись собрания я не читал, к ней нет доступа. О слитке знаю от третьих лиц и готов к тому, что сведения потребуют проверки.
— Сведения верные, — сказал он неохотно. — Слиток есть. Зачем он вам?
— Поврежден артефакт из лунного серебра, рабочий инструмент, восстановить его можно только тем же металлом. Единственное место, где такой металл есть, что я сумел найти — это собрание княжеского дома.
— Чей инструмент?
— Мой.
Он посмотрел на меня чуть дольше прежнего, будто перепроверял пробу.
— И что же вы за него намерены дать?
— Я справлялся у мастеров и у оценщиков. Лунное серебро вещь редчайшая, но рынка у нее почти нет, поэтому и цена за нее в среднем не так высока, как можно было бы ожидать. По весу честная цена такому слитку тысяч семьдесят. Учитывая, что продавец — княжеское собрание, готов заплатить сто. Вас такая цена устраивает?
— Миллион, — сказал Лука Фомич.

[Чего⁈]

Я помолчал. Внутри усмехнулся: за шестьдесят лет за прилавком я слышал много заградительных цен, но с таким спокойным лицом их не называл никто. Он не издевался. Он поставил непробиваемую стену. Если бы я согласился на миллион, он бы потребовал десять.
— Миллион рублей, — уточнил я на всякий случай.
— Миллион рублей, — подтвердил он. — Серебром, ассигнациями или чеком, на выбор.
Он смотрел на меня без насмешки и без интереса, ровно.
— Лука Фомич. При всем уважении: это не цена. Это отказ, просто в иной форме.
— Это цена, — сказал он. — Для вас. Вещи из собрания его сиятельства не продаются по справочнику, как гвозди. Ступайте на рынок и ищите там свое лунное серебро. Не нашли? То-то. Значит, вещь стоит столько, сколько скажет тот, у кого она есть.
— Логика понятная, — сказал я. — Но у нее один изъян: вещь стоит не только сколько, сколько скажет владелец, но и столько, сколько за нее готовы заплатить. За миллион ее не купит никто и никогда. Его сиятельство, насколько я понимаю, предпочитает, чтобы собрание служило, в том числе и благому делу.
Складки на лице Луки Фомича сложились в новую фигуру, и я понял, что задел его за живое. Но понял и то, что задел зря: этому человеку нельзя было напоминать о распродажах. Каждая из них, судя по тому, как сузились блеклые глаза, была для него личной трагедией.
— Его сиятельство, — сказал он тихо и раздельно, — распоряжается своим собранием, как ему угодно. А вот что угодно всякому заезжему лавочнику, его сиятельства не касается. Ходят тут. Начитаются газет, посидят два дня в архиве и являются: подайте им из княжеской коллекции, и непременно по честной цене, и непременно на этой неделе! За сорок лет, молодой человек, я не продал ни одной вещи человеку, которого не знал бы, кто он и откуда. Вас я не знаю.
— Это поправимо. Я Петр Воронов, артефактор, лавка и мастерская на Тихом канале. Обо мне можно справиться у людей, которым вы поверите скорее, чем мне. Работы мои…
— У меня, — перебил он, — связи с лучшими артефакторами этого города последние сорок лет. С лучшими, понимаете? Когда собранию нужна экспертиза, я знаю, к кому послать, и посылаю не на Тихий канал. Где это вообще? Ваши работы мне без надобности, ваши поручители тоже.
— Хорошо. — Я поднял ладонь на вершок от стола. — Тогда зайду с другого конца. Деньги, я понял, вопроса не решают, имена тоже. Но я мастер, Лука Фомич, а у всякого собрания есть нужды, которые не закрываются ни деньгами, ни именами: вещи, требующие рук. Осмотр, поверка, починка. Скажите, чем я могу быть полезен собранию, чтобы вы вошли в мое положение, и я сделаю эту работу прежде, чем мы вернемся к разговору о слитке. Даром сделаю.
Несколько мгновений мне казалось, что он всерьез обдумывает сказанное: складки у рта дрогнули. Потом он откинулся на спинку стула, и я понял, что обдумывал он не предложение, а формулировку.
— Вы никто, — сказал он. — Я вас не знаю. Я служу его сиятельству и его собранию сорок один год, и за эти сорок один год я усвоил простую вещь: когда чужой человек рвется услужить даром, собранию это обходится дороже всего. Деньги есть? Нет? Тогда разговор окончен, и не отнимайте у меня утро.
Он взял перо с подставки, придвинул к себе недописанный лист и опустил глаза, показывая, что меня в комнате больше нет.
— Лука Фомич…
— Разговор окончен, я сказал. — Перо в его руке не дрогнуло.

[Милый, он даже не торгуется. Он тебя выставляет. Причем, заметь, слиток он не защищает, слиток ему безразличен.]

Я не встал. Я сидел и смотрел на старика, на его руку в старческой гречке, на идеально ровный пробор в желтоватой седине, на бронзовые часы за его спиной, вычищенные с любовью, которой в этом кабинете больше не досталось ничему.
— Голограф княгини Марии Петровны, — сказал я.
Перо остановилось.

Глава 21

— Что вы сказали?
— Голограф покойной княгини. Два года назад его покупал столичный коллекционер, но сделка не состоялась.
Он медленно положил перо. Оно легло косо, поперек ложбинки, и он этого не заметил, а я понял, что попал.
Мастер продаж не губит собственную работу по небрежности. Причина, по которой такой человек своими руками хоронит сделку, может быть лишь одна: вещь связана с кем-то особенным. С женщиной, которая записывала себя в бальных платьях и умерла двенадцать лет назад.
Он холост, ни жены, ни детей, но прожить всю жизнь без единой влюбленности не удавалось еще никому. Это была она.
Вслух я сказал другое:
— Я починю голограф, а взамен вы продадите мне слиток, по честной цене.
Лука Фомич поднял на меня глаза, и я впервые увидел их без прищура. Блеклые, старые, они смотрели на меня с изумлением, на дне которого плескался страх.
— Откуда вы знаете? — спросил он тихо.
— Я ничего не знаю, — ответил я ровно. — Я просто делаю вам предложение.
Он молчал долго. Сидел очень прямо, сложив руки на зеленом сукне. Взгляд этот я выдержал спокойно: я действительно ничего не знал, я догадался, а это вещи разные.
— Если вы соврали, — сказал наконец Лука Фомич, и голос у него был уже другой, без канцелярского железа, старый голос, — если вы беретесь, а сами намерены поковыряться в приборе ее сиятельства и бросить… Я старик, молодой человек, но я служу этому дому пятый десяток лет, и меня здесь слушают. Я испорчу вам жизнь в этом городе всеми способами, какие мне останутся. Их немного, но вам хватит.
— Принимаю. Со своей стороны скажу одно: я не берусь за работу, которую могу не осилить. Но слиток мне нужен вперед, он потребуется для починки инструмента, который, вероятно, понадобится для починки голографа.
Он посмотрел на меня еще, потом перевел взгляд на перо, увидел, что оно лежит косо, и поправил. Рука у него при этом чуть дрожала.
— Сто тысяч.
— Семьдесят, — парировал я.
— Молодой человек. Вы ведь сами говорили, что готовы заплатить за экспонат собрания сто тысяч.
— Потому что я покупал слиток у собрания. Сейчас я покупаю его у человека. Семьдесят, Лука Фомич. Это честно, и вы это знаете.
Он смотрел на меня из-под желтых бровей долгую минуту. Деньги он при этом не взвешивал: деньги были казенные и его не грели.
— Семьдесят, — сказал он. — Деньги внесете в казначейство, второй флигель. Слиток получите и распишетесь, что берете его для работы, а не для перепродажи: за перепродажу вещей собрания я взыскиваю очень строго. Чинить голограф придете… — он прикинул что-то по одному ему видимому календарю, — послезавтра.
— Послезавтра к десяти утра я буду. Мне также понадобится оборудование, кое-что громоздкое: гравер, стойки. Я привезу.
— Привозите. О пропуске распоряжусь. — Он поднялся, придержавшись за край стола, и посмотрел на меня снизу вверх. — Я буду вас ждать.
Казначейство приняло меня со скоростью, которой я от этого дома уже не ждал. Через час служитель вынес ларец, и из ларца на серую замшу лег слиток.
Он был невелик: с мою ладонь, толщиной в два пальца. Литой, без клейма. Цвет его я затруднялся назвать: не серебро и не олово, а будто лунная дорожка на воде, если ту дорожку поймать и запечатать в металле. Я взял его в руку. Он был тяжелее, чем выглядел, и холоден глубоким холодом, который не таял от ладони.
— Распишитесь в получении, — сказали мне.
Домой я ехал, держа ларец на коленях обеими руками.
По приезде я объявил своим: торговля без меня, клиенты без меня, войны и пожары тоже без меня. Сема молча принес в мастерскую большую тарелку.
— Гречневая, — сказал он. — С маслом. Ешьте как следует, вам ведь всю ночь работать.
— Откуда знаешь, что всю ночь?
— Когда вы так серьезны, по-другому обычно не бывает.
Пока каша немного остывала, я приготовил стол. Белая холстина на столешницу. Лампы с отражателями: свет крестом, чтобы без теней. Лупа на кронштейне. Инструмент я выложил с вечера и теперь только прошелся по нему взглядом: пинцеты по размерам и роговой нож, костяная лопатка со шпателями.
Потом я отпер нижний ящик и достал ее. Чернильница пролежала не один месяц завернутой в замшу. На вид она была все та же: невзрачная, приземистая. Рядом легло стеклянное перо, но сегодня оно было просто для комплекта, никаких дефектов в нем не было.
Я надел монокль и перстень и сразу стало видно, насколько все плохо. Первые минуты я просидел над ней без инструмента, просто изучая, осматривая, оглаживая поверхность.

[Сто тридцать восемь поврежденных участков, милый.]

— Пойдем от крупных к мелким, — кивнул я.
Слиток был все таким же холодным. Я установил его в держатель, сел, размял пальцы и положил обе ладони на металл.
Наполнять вещь маной я умел давно, это азы. Но слиток брал не как берут накопители, жадно и разом, а медленно, без отклика. Первые полчаса не происходило ничего, только холод под руками понемногу переставал быть таким колючим.
Потом, на исходе часа, металл подался. Не размяк, а именно подался: под подушечкой большого пальца, там, где я невольно нажимал сильнее, осталась тень вмятины.

[Пошло. Но не спеши, милый. Он должен пропитаться полностью, иначе резать будешь только корку, а под коркой камень.]

— Знаю. Не первый год замужем.
К обеду слиток дошел. Он лежал в держателе с виду прежний, но роговой нож теперь входил в него с усилием не бо́льшим, чем в холодное масло. Я отрезал первую полоску, в палец длиной и в волос толщиной, и она повисла на лопатке, чуть провисая под собственным весом.
И началась работа, которую я потом не смог бы разделить на часы: она была вся из одного куска.
Я выбирал трещину, отрезал от слитка полоску по размеру, лопаткой подносил, укладывал вдоль «раны» и легчайшим касанием прижимал по всей длине. А дальше все работало уже без моего участия.
Полоска истончалась на глазах, втягивалась в трещину, и по мертвой линии от края к краю проходила слабая волна света. Линия смыкалась. В монокль было видно, как на месте разрыва восстанавливается прежняя структура.
Крупные узлы съели остаток дня до вечера, всю ночь, за которую я поспал всего часа три, и все утро. В полдень в дверь мастерской стукнули, и вошла Ася с подносом.
— Не отвлекаю. Поставлю и уйду. — Она поставила, но не ушла, а склонилась над столом, глядя на Чернильницу. — Ого. Она уже другая.
— Другая? — я, признаться, был даже рад, что меня немного отвлекли. Спина уже не разгибалась.
— Теплее, живее. Сложно объяснить.
— Думаю, я понял. Хороший знак.
— Определенно. Все, не буду мешать.
Она выпрямилась, посмотрела на слиток, от которого осталось уже заметно меньше половины, хмыкнула чему-то своему и вышла, притворив дверь.

[Я то же самое чувствую, кстати только у меня это по-другому называется.]

— Как называется?

[Никак. В человеческом языке нет такого слова. Но она действительно восстанавливается.]

Я быстро поел и продолжил.
После часов четырех дня пошла мелочь, и вот тут работа показала свой характер. Трещины менее чем волосяной ширины и каждая требовала полоски тоньше прежних, при этом точностью жертвовать было нельзя: положишь криво и останется «дыра», через которую жидкая мана будет просто вытекать. Я резал полоски уже не ножом, а иглой, брал их пинцетом с волосяными губками и дышал через раз.
На сто десятом лоскутке случилась первая и единственная неприятность. Полоска сорвалась с пинцета: я моргнул не вовремя, дрогнул, и она спланировала со стола куда-то вниз. Я замер, боясь шевельнуть ногой.

[Правее правой ножки стола, три сантиметра от половицы со щелью, прилипла к ворсинке холста. Бери второй пинцет, длинный… ниже… вот она.]

Я поднял беглянку, разглядел в монокль, не помялась ли, и уложил на место, куда она предназначалась. Серебро втянулось как ни в чем не бывало.
Один раз я вышел размяться по-настоящему: прошел торговый зал из конца в конец, послушал, как Ася объясняет покупательнице разницу между грелкой для ног и грелкой для поясницы, и с чистой совестью ушел обратно.
Хоня пришел к вечеру, недовольный тем, что меня нет на месте, обошел мастерскую по периметру и улегся в углу в качестве моральной поддержки. Раз или два, в самые тонкие минуты, я слышал, как он глубоко, с оттяжкой вздыхает во сне, и от этого звука рука делалась спокойнее.
За окном догорел и погас второй день. Завтра мне уже нужно было ехать чинить голограф, у меня оставалось всего полдня, чтобы доделать Чернильницу, а потом поспать хотя бы часов шесть.
Я встал еще раз размяться и сходить на кухню за кофе, три часа сна за полтора дня сказывались, присел почесать Хоню и вернулся к столу: лампы держали над холстиной свой белый крест, и в этом кресте время суток не имело значения.
Последнюю трещину, сто тридцать восьмую, самую тоненькую, у основания горловины, я закрыл, когда за окном давно стояла ночь. Судя по часам, было два сорок. А вставать мне было в восемь. Шести часов сна можно было не ждать.
Полоска втянулась. Волна света прошла. И следом, без паузы, по всей Чернильнице, от донца до горловины, прокатилась другая волна, длинная и медленная.
Я отложил иглу и снял монокль. Пальцы подрагивали.
— Лад. Посмотри начисто.
Она молчала с полминуты, и я не торопил.

[Целая. Вся, милый! Ни разрыва, ни каверны, ни лишнего утолщения… в двух местах толщина по нижнему допуску, но это допустимо, ничего страшного. Ты справился.]

Проверку я все-таки сделал еще одну сам. Перо набрало жидкую ману легко, светясь по капилляру. На обрезке жести вывел простейший грошовый светлячок. Линия ложилась как влитая, и вернулось привычное ощущение, когда рисуешь не по поверхности, а сразу в вещество. Светлячок ожил и засветился чуть тускловатым, но ровным и мерным светом.
Остаток слитка я завернул в замшу и убрал в стол.
* * *
Наутро мы с Семой загрузили подводу необходимым инструментом. Гравер, тяжелый, станинный, поехал лежа, на войлоке. Следом стойки со струбцинами, ящик с накладками и малый инструмент. Чернильница поехала в дорожном футляре. Сема осмотрел воз, подергал веревки и остался недоволен только тем, что его самого я с собой не брал.
— А таскать кто будет? — спросил он.
— Там служители.
— Служители, — сказал Сема с сомнением. — Ну глядите. Уронят еще.
Пропуск и вправду уже был готов: у боковых ворот меня ждали, и двое молодцов в ливрейных тужурках перетаскали оборудование так бережно, что даже Сема не нашел бы, к чему придраться. Лука Фомич встретил меня в дверях зала коллекции, одетый и застегнутый в точности как позавчера, только глаза выдавали бессонницу и волнение.
— Прибор я велел перенести сюда, ближе к окнам, — сказал он вместо приветствия. — Свет тут лучший в доме. Что еще нужно?
— Стол под инструмент и чтобы в зал никто не входил, пока я работаю.
— Никто и не войдет. — Он помолчал и добавил суше, чем требовалось: — Кроме меня. Я буду присутствовать.
— Как угодно.
Зал коллекции занимал угловую половину этажа, и я, войдя, в первую минуту забыл, зачем пришел. Вдоль стен, за стеклом шкафов, стояло собрание, о котором я до сих пор только читал в каталогах, и чтение, как выяснилось, не готовило ни к чему.
Веера из кости с магической подсветкой по пластинам. Шеренга табакерок, от грошовых до государевых. Трость прадеда нынешнего князя: черное дерево, а по дереву вилась работа такой старой школы, что я невольно замедлил шаг. Перстень отзывался на этот зал непрерывным тихим гулом.
Отдельным островом, на собственном столике под стеклянным колпаком, стояла шахматная доска с партией, застывшей на середине: фигуры костяные, доска наборного дерева, и над доской, сантиметрах в пяти от клеток, висели в воздухе слабые призраки фигур: воины над пешками, кавалеристы над конями, требушеты над ладьями и так далее, готовые атаковать противника в любой момент.
Голограф стоял у среднего окна, на постаменте, укрытый чехлом. Лука Фомич снял чехол сам, обеими руками, и отступил на шаг.
Прибор был очень красивый и изящный, куда более тонкой работы, чем тот, что был у Поветского. Тумба орехового дерева мне по пояс, бронзовая арматура, наверху линзовый венец из шести линз на кольцевом ходу. Диск, очерчивающий периметр записи и воспроизведения, не был установлен, его сегменты были убраны в специальные держатели на боку голографа. На передней панели, в бронзовом картуше, были выгравированы инициалы «М. П.» и веточка вереска.
— Он не запускался двенадцать лет, — сказал Лука Фомич ровно. — Последний раз его включали при ее сиятельстве. После… — он не стал договаривать. — Осматривайте.
Я начал, как начинаю всегда, с самого простого. Обошел прибор кругом. Проверил ход линзового венца: в порядке. Открыл ревизионную дверцу тумбы: внутри, в полутьме, тускло отсвечивала контурная начинка, плотная и многослойная, на первый непросвещенный взгляд целая.
Камертон, однако, сказал другое. Я приложил его к бронзовой раме, дал звук и услышал совершенно характерный звук. Дефект был. Камертон не говорил, где.
— Сломан, — сказал я Луке Фомичу. — Действительно. Теперь мне нужно найти место, и это будет долго. Садитесь, если намерены смотреть: стоя вы это ожидание не выстоите.
Он остался стоять у окна, сложив руки за спиной, и стоял так весь первый час и весь второй.
Дома я нашел бы поломку за четверть минуты: Лавка увидела бы ее раньше, чем я открыл дверцу. Но здесь у меня был перстень, что уже делало мою работу куда проще, чем у большинства пытавшихся починить этот прибор мастеров. Тем не менее по сравнению с моноклем это, конечно, было совершенно не то и я вел медленный осмотр по секторам, сверху вниз, слой за слоем.
Первый слой, распределительный, был чист. Второй, венечный, тот, что кормил линзы, чист. На третьем я зацепился было за подозрительное утолщение, но в итоге убедился: родное, заводское, у столичной школы такие ребра жесткости. Четвертый чист. Пятый чист, но тут уже приходилось изголяться, просто чтобы подлезть восприятием к нужному месту.

[Милый, что там?]

Лавка, хотя и могла через часы ощущать ману, когда я пользовался перстнем, уже начинала уступать мне в тонкости восприятия.
«Ищу, — подумал я. — Верхние слои целы. Иду глубже».

[Давай. Я сейчас не особо помощница, но я тут. Просто знай, что я тут.]

Поломку я нашел на исходе третьего часа, на такой глубине, куда даже с перстнем доставал уже на пределе: седьмой слой, сердце прибора. Узел памяти образа, плотный клубок вязи размером с грецкий орех, был частично мертв.
Проблема была в том, что лежал этот мертвый орех не с краю, а в самой гуще: над ним, под ним и вокруг него шла живая, здоровая, плотно спеленутая вязь шести слоев. Замкнутое повреждение. Худшее из возможного.
Я выпрямился и некоторое время просто дышал.
Дорога к узлу через слои исключалась, я только поврежу имеющиеся контуры. Искусственно «убить» прибор и работать по мертвому нельзя было тоже: без питания шесть верхних слоев потеряют настройку, и главная ценность голографа — частичный образ Марии Петровны, запечатленный им, исчезнет, а это было едва ли не хуже всего остального. Оставался третий путь.
— Нашел. — Я подошел к Луке Фомичу, чтобы говорить это в лицо, а не через зал. — Выгорел узел в глубине, в сердце прибора. Чинить можно, я берусь, но путь один: я построю прибору обходные пути питания, переведу его на них, а поврежденный фрагмент на время отключу. Потом верну все как было, разумеется. Если я ошибусь, прибор умрет и уже без шанса на починку. Я не ошибусь. Но сказать вам «без риска» я не вправе.
Лука Фомич смотрел мне в лицо, не мигая, потом тихо сказал:
— Работайте.
До темноты я готовил обвод. Гравер встал у окна на своей станине, и зал наполнился звуком, которого эти стены, полагаю, не слышали никогда. Накладки я привез заготовками, и теперь гравировал по каждой обводной контур под свой слой, сверяясь с обмерами, снятыми перстнем — он и такое умел.
Работа была не тонкая, но безжалостная к ошибкам: обводной контур должен принять питание слоя один в один.
Лука Фомич давно уже не стоял, сидел в кресле, которое велел себе принести. К вечеру шесть пластин лежали готовые, и я, честно посмотрев на свои руки, объявил, что на сегодня все: мне нужно отдохнуть. Снаружи, за окнами, начинался дождь и я уже предвкушал, как сладко и крепко засну под этот звук.
Перед уходом я накрыл прибор чехлом и проверил, как стоят у постамента ящики с накладками.
— Завтра к восьми вернусь, — сказал я. — Тогда все и решится.
— Я распоряжусь о пропуске. — Лука Фомич проводил меня до дверей зала.
Больше он в тот день не сказал ничего.
Дома я съел, что дали, выслушал от Аси, что выгляжу на шестьдесят, и лег, и последнее, что я слышал, был звук дождя за окном.

Глава 22

Назавтра к восьми зал стоял такой же, каким я его оставил, только за окнами еще синело, и голограф в рассветной полутьме казался выше. Лука Фомич был на месте. У кресла его стоял поднос с чайником и двумя стаканами в подстаканниках.
— Чай, — сказал он, перехватив мой взгляд. — Работа долгая. Наливайте себе сами, когда сочтете нужным, прислугу я в зал звать не буду.
— Благодарю.
Я развесил инструмент, разложил накладки по порядку слоев и начал.
Обвод встал за три часа. Пластина к пластине, контакт к контакту. Первую, нижнюю, я ставил дольше всех: примерка, подгонка по месту небольшим напильником, снова примерка, и только с четвертого захода контакт лег на жилу без зазора.
Дальше дело пошло быстрее, но слово «быстрее» здесь было обманчиво и значило два часа вместо трех. После каждой пластины я перстнем проверял все стыки и переводил питание слоя на обвод, и каждый раз внутри у меня на секунду все останавливалось.
Слой вздрагивал, свечение вязи чуть проседало, потом обводной контур подхватывал, и свечение выравнивалось. Шесть раз подряд. К шести вечера сердце прибора висело в обесточенном окне.
— Теперь главное, — сказал я Луке Фомичу. — Меня не существует. Что бы вам ни показалось, не подходите и не заговаривайте.
— А если мне покажется, что вам стало дурно? — неожиданно участливо переспросил он.
— Тем более не подходите. Если мне будет дурно, я скажу сам. Пока я молчу, у меня все в порядке.
Он молча наклонил голову.
Я закатал рукава, вымыл руки и вытер их насухо, до скрипа. Потом постоял с полминуты, опустив их вдоль тела. Разметку и чертеж я перепроверил в последний раз. А потом достал Чернильницу.

[Удачи.]

Через ревизионную дверцу, в тесноте, при свете зеркальца на шарнире. На самых кончиках пальцев.
Старую, мертвую вязь узла я не трогал: она свое отлежала и пусть лежит. Новые линии я вел рядом, поверх, параллельным рисунком. Каждая линия ложилась навсегда. Ни стереть, ни поправить: рука дрогнет — и прибор получит лишнюю жилу до конца своих дней.
Тридцать девять линий. Семь замыканий. На двенадцатой линии заныло плечо, я закончил линию, вынул руку, размял плечо и вернулся. На двадцатой запотело зеркальце, я закончил линию, протер и вернулся.
Правило было одно, и я его не нарушил ни разу: любая помеха ждет, пока линия не доведена до точки. На двадцать шестой в далеком зале что-то уронили, коротко и звонко, и я довел линию до конца, прежде чем поднять голову.
Где-то там, снаружи, шло время. Но для меня сейчас времени не существовало.
Последнее замыкание я поставил в десятом часу, и рука, вынутая из дверцы, не сразу вспомнила, что можно разжаться. А дальше пошла дорога назад, и она была не легче дороги туда, хотя и быстрее.
Питание сердца, шесть переводов со снятием обвода, в обратном порядке, и каждый раз снова рубеж: подхватит ли родная жила? На четвертом слое, среднем, пауза между чужой жилой и родной вышла длиннее других, на полтора удара сердца, и эти полтора удара я простоял, не дыша.
— Что-то не так? — спросил от окна Лука Фомич.
— Уже так. Сидите.
Дальше пошло чище. Слой за слоем прибор возвращался в собственное тело, накладки снимались, струбцины отщелкивались, и с каждой снятой пластиной зуд у меня за глазницами становился тише.
В начале первого я снял последнюю струбцину, закрыл ревизионную дверцу и вытер руки. Чай, предназначавшийся мне, давно остыл и стоял нетронутый, ровно как его поставили утром. Пальцы правой разгибались с усилием, и я разминал их, глядя на прибор и еще не веря, что закончил столь удачно.
— Лука Фомич. Прибор готов.
Старик поднялся из кресла. Подошел к голографу, встал перед ним.
— Запускайте, — сказал он.
Прежде чем запускать, я в последний раз прошел перстнем пусковую ветку, от накопителя до венца: чисто. Я достал из крепежей части кольца, разложил его на полу, положил ладонь на пусковую пластину и включил прибор.
Тумба отозвалась глубоким нутряным гулом. Линзовый венец дрогнул, шесть линз тронулись, расходясь в рабочую розетку. И вот, она встала посреди зала.
Женщина лет пятидесяти, в полный рост, в бальном платье цвета старого золота. Она стояла вполоборота, с веером у локтя, чуть подняв подбородок, и смотрела поверх наших голов куда-то в пространство. Записала она, в отличие от Поветского, не длинное «видео», а совсем коротенький отрывочек того, как она обмахивается веером, крайне удачно зацикленный так, что стык был почти незаметен.
Она была не красавица по журнальной мерке, лицо крупновато, нос с горбинкой, и при этом от нее трудно было отвести глаза. Свет ложился на голое плечо, на вересковую веточку, вышитую по лифу, и это была живая красота и живая память.
В зале было очень тихо, только за окнами, далеко, простучали по мостовой колеса и стихли.
Я стоял и смотрел на работу мастеров, которых, скорее всего, уже нет на свете, и на свою работу, спрятанную в глубине их труда, невидимую и безымянную, и думал, что так оно и правильно: хорошая починка незаметна. Она просто позволяет вещи снова делать то, ради чего она была создана.
Я посмотрел на Луку Фомича и сразу отвел глаза. Старик стоял перед образом навытяжку, руки по швам, и по лицу его, по сухим складкам, бежала слеза.
Он ее не вытирал. Он смотрел на княгиню Марию Петровну, и было понятно без всяких слов, что смотрел он так не один десяток лет. Потом он повернулся ко мне:
— Спасибо.
Я просто кивнул и молча принялся собирать инструмент. Чернильницу в футляр. В такие минуты мастеру полагается быть мебелью, и я ей и был. Уже у дверей, когда вызванные служители взялись за гравер, Лука Фомич догнал меня и удержал за рукав.
— Слиток — это одно, — сказал он. — Но я ваш должник, Петр Алексеевич.
— Я постараюсь не злоупотреблять этим и действовать честно, — улыбнулся я, пожимая его руку.

[Ох, поехали домой, милый. Знаешь что? Я весь день просто смотрела. И не жалею ни об одной минуте.]

На прибор Покровителя у меня оставалось еще достаточно времени, но перед тем, как браться за него, мне уже просто необходимо было выспаться и отдохнуть, причем желательно даже не один день. Так что приступил я где-то в обед за, получается, два с половиной дня до срока сдачи.
И снова пошла монотонная и муторная работа. Триста с лишним контуров, мелких, плотных, лист за листом: Лавка через монокль держала светящуюся проекцию, я вел перо. Это было куда быстрее и удобнее, чем гравером, но все равно это был марафон, а не прогулка. Спал я эти два дня урывками, когда линии начинали двоиться, ел, не отходя, то, что Ася молча ставила у локтя.
— Ты хоть скажи, ради чего гонка, — не выдержала она на второй день. — Он же не окосеет, если ты сдашь на день позже. Тем более за грубость ему полагается немного подождать.
— Нет, я так не могу. — Я замкнул очередной контур. — Я взял заказ и он нужен в срок. Дальше уже неважно, князь заказчик, Покровитель или случайный прохожий: взял, значит, выполни.

[Не спорь с ним, Асенька, это не лечится.]

К вечеру четырнадцатого дня я замкнул последний контур, триста сорок первый по общему счету, прогнал прибор по всем восьми листам проверки и закрыл верхнюю панель. Механика, получив свою магию, ожила: за круглыми окошками лицевой стенки затеплились шкалы, оси взяли ход, и короб мореного дерева загудел ровно и глубоко.
Упаковывали также аккуратно: гнездо из холстины, стружка, крышка, веревочная обвязка. Сверху, под крышку, я положил письмо: работа выполнена, счет прилагаю, оплату, как вы предлагали, прошу сведениями, бумагами из архива С. М. А.
Деньги у меня были. Артефакты тоже. А бумаг первого хозяина Лавки, кроме как у этого человека, не было больше нигде на свете. Сема унес ящик на почтовую контору сам, на плече, отказавшись от извозчика: адрес до востребования, тот же номер, что и всегда.
Я стоял у окна и смотрел, как он удаляется по темнеющей набережной.
— Слушай, — сказал я. — А ведь мы с тобой даже не знаем, для чего ему эти приборы.

[Не знаем, милый. И, думается мне, когда-нибудь за все это придет счет, его же словами говоря. Правда, я не берусь сказать, кому: нам или ему.]

— Когда-нибудь, — согласился я. — Но не сегодня.
Я поднялся к себе, лег, не раздеваясь, и последним, что я услышал, был голос Лавки, тихий, домашний, уже сквозь сон:

[Спи, милый. Ты молодец.]
* * *
Утро выдалось серое и торговля шла вяло. Я разбирал за прилавком коробку артефактов от Тимофея, когда колокольчик над дверью ударил резко, будто его дернули.
Вошла женщина лет пятидесяти с лишним, в тяжелом пальто с воротником глубокого коричневого меха, с прямой спиной и подбородком, поднятым ровно настолько, чтобы смотреть на все чуть сверху. За ней шел молодой человек лет тридцати, гладко выбритый, в темном пальто без единой пылинки: он нес ее шаль, ее сумку и держал перед собой папку с документами.
Женщина остановилась в трех шагах от двери и оглядела зал медленно, от полок до потолка, чуть морщась, словно проверяла, не пахнет ли здесь чем-то неподобающим.

[Мне она уже не нравится.]

Хоня, лежавший на дальнем краю прилавка, поднял голову и уставился на гостью с тем же надменным спокойствием, с каким она осматривала зал. Некоторое время они мерились взглядами, и я бы не взялся судить, кто кого пересмотрел.
— Кто здесь хозяин? — спросила женщина, обращаясь куда-то в пространство между мной и полками.
— Я. Петр Воронов, артефактор. — Я отложил лоток. — Чем могу служить?
— Мне сказали, что вы решаете сложные дела. — Она подошла к прилавку. Вблизи стало видно то, чего не видно было от двери: под пудрой лежала серая усталость, веки набрякли, а пальцы, когда она стягивала перчатку, чуть подрагивали. — Дела, за которые не берутся другие. Вы возьметесь за мое.
Прозвучало это как констатация факта, а не как просьба.
— Сначала я его выслушаю, — сказал я. — Присядьте, пожалуйста.
Она посмотрела на стул для клиентов, перевела взгляд на своего спутника. Тот шагнул вперед, провел ладонью по чистому сиденью и отступил, кивнув. Женщина села, не касаясь спинки.
— Баронесса Анна Ясенева, — сказала она. — Это Артем, мой помощник.
Артем встал за ее плечом и замер.
— Рассказывайте, — сказал я.
— Мне снятся сны. — Она произнесла это с отвращением, как признаются в дурной привычке. — Пятую неделю. Каждую ночь в них ко мне является один и тот же человек. Я никогда его не видела наяву, но теперь знаю его лицо лучше, чем лица собственных управляющих.
— Опишите его.
— Молодой. Лет двадцати пяти, едва ли больше. Очень высокий и худой. Рыжий, как ржавчина, и волосы отросшие, свалявшиеся. Зарос до самых глаз. Одет в тряпье: рубаха без ворота, серая, в пятнах, штаны в дырах. Руки грязные, на костяшках ссадины, ногти обломаны до мяса. И он всегда так пристально смотрит своими зелеными глазами… Что бы ни происходило во сне, он всегда где-то есть и всегда смотрит на меня.
— Что происходит во сне?
— Каждый раз разное начало, но финал у всех снов один. — Баронесса сложила руки на коленях. — Например был медведь. Бурый, огромный. Он гнал меня через лес, я бежала, пока хватало дыхания, а когда упала и обернулась, никакого леса уже не было: была камера. Каменный пол, решетка, за решеткой темнота. И он стоял в этой темноте и смотрел.
— Дальше.
— Был эшафот. Площадь, толпа, помост из свежих досок. Меня вели под руки, и я знала, что казнить будут меня, хотя никто не называл вины. Палач стоял у плахи в колпаке. Когда меня поставили на колени, он стянул колпак. Это был он. А потом доски подо мной разошлись, и я упала, но не под помост, а в камеру.
— Еще?
— Еще была комната. Моя собственная спальня, все на своих местах, только дверей нет. И начинает прибывать вода. Снизу, из-под пола. Я стучу в стены, вода поднимается до груди, до горла, я пытаюсь всплывать и держаться, а в окне, снаружи, стоит рыжий человек и смотрит, как я тону. Когда вода накрывает с головой, я не захлебываюсь. Я просто оказываюсь на каменном полу, мокрая, а передо мной решетка. И каждый раз новый сон, но один и тот же финал.
Она замолчала. Артем за ее плечом переступил с ноги на ногу.
— Уточню. Все сны кончаются тюрьмой? — спросил я.
— Все до единого. С чего бы ни начиналось. — Баронесса подняла на меня глаза, и сквозь надменность в них впервые проступило то, что она столько времени держала под пудрой и осанкой: страх. — Я помню каждый сон утром до последней мелочи. Так не бывает, я знаю, как забываются сны. Я почти перестала спать: третьи сутки не ложусь вовсе, потому что стоит закрыть глаза, и он уже ждет. Я не могу нормально есть. Вчера за обедом мне померещилось, что в супе черви. Дела стоят. У меня три фабрики, господин Воронов, и я уже вторую или даже третью неделю подписываю бумаги не глядя, потому что не в состоянии прочесть страницу до конца. Еще месяц такой жизни, и я сойду с ума.
— К кому вы обращались?
— Ко всем. — Она выговорила это слово с ненавистью. — Ходила к колдунье, но она сказала, что ни порчи, ни наговора, ничего такого нет. Маг из конторы Гильдии два часа ходил по дому, меня всю обследовал, домочадцев моих на предмет скрытых магических навыков. Ничего. Я подала заявление в МОЛОТ. Приходили двое, с приборами, все проверили, забрали на проверку мою наволочку, представьте себе. Через неделю прислали заключение: никаких артефактных воздействий не обнаружено.
Она посмотрела на меня долгим взглядом.
— Мне вас назвали трое, — сказала она. — Независимо друг от друга. Так что я почти не сомневаюсь в вашей компетенции. Но вы должны приложить все усилия, господин Воронов. Все, какие есть.
— Приложу, — сказал я. — Но давайте сразу договоримся о двух вещах. Первая: мои усилия недешевы, особенно когда вы так категоричны. Вторая: работать мы будем так, как скажу я, а не так, как привычно вам.
— Деньги меня не интересуют. — Она повела рукой, будто отодвигая со стола пустяк. — Если вы избавите меня от этого. Что до второго, посмотрим.
— Не посмотрим, баронесса. Это условие, а не тема для обсуждения.
Несколько секунд она смотрела на меня в упор. Я выдержал этот взгляд, не отводя глаз. Наконец уголок ее рта дрогнул, не в улыбку, скорее в признание.
— Хорошо, — сказала она. — Ваши правила. Что вам нужно?
— Для начала посидите ровно и не двигайтесь.
Я достал монокль и вставил его в глаз и почти сразу обнаружил наиболее вероятный источник неприятностей. От баронессы, от точки чуть выше ключиц, уходила нить.
Тонкая, не толще волоса, серовато-бледная, она поднималась от нее наискось, проходила сквозь стеллаж, сквозь стену и терялась где-то за пределами дома. Я повел головой, прикидывая направление: юго-восток, в сторону от набережной, вглубь города.
«Видишь?»

[Вижу, милый. Но сейчас она едва теплится. Ни силы в ней, ни тока. Спит. Но вообще странно, что МОЛОТ этого не нашел.]

«Думаешь, они бы обнаружили эту нить даже спящую?»

[Ну не прям обязательно, но если судить по тому же Марку, работают в МОЛОТе далеко не дураки.]

«Я, конечно, согласен, но по одному Марку судить весь МОЛОТ не стоит. Иначе в империи в принципе не было бы преступлений, связанных с атефактами. К тому же мало ли, как она с ними общалась, вдруг там попались гаврики, которые из вредности ей ничего не сказали. Угроза-то далеко не смертельная. Не факт, конечно, но всякое бывает».

[Тут не поспоришь, характер у нее и правда такой себе.]

«Ага. Ладно, возвращаясь к нити. След взять, стало быть, не получится».

[Сейчас нет. Она слишком бледная, мотылек ее потеряет через два квартала. Вот ночью, когда баронесса заснет и по ней пойдет сила, другое дело.]

Я вынул монокль и убрал его в карман.
— От вас идет нить маны, — сказал я. — Тонкая, сейчас почти пустая. Где-то на другом ее конце сидит источник ваших снов. Но днем найти источник не выйдет. Нить оживает, когда идет прямое воздействие, то есть когда вы спите и видите сон. В остальное время она слишком слаба. Поэтому делаем так: сегодня вы ночуете здесь, у меня. Ложитесь, засыпаете. Когда начнется кошмар, нить нальется силой, и я пойду по ней до самого конца.
— Ночевать? — Баронесса выпрямилась еще прямее, хотя казалось, что дальше некуда, и обвела взглядом зал, полки, винтовую лестницу в углу. — Здесь? В этой… лавке?

[Давай скажем, чтобы она проваливала, а?]

Глава 23

— Здесь, — сказал я. — Наверху есть комната, ее приготовят к вашему приезду.
Она молчала, и по лицу ее было видно, чего ей стоит согласие: она ночевала только там, где считала достойным себя.
— В одиннадцать, — сказала она наконец и поднялась. — Артем привезет мои вещи. И вот ваш задаток.
Артем шагнул вперед, раскрыл папку, отсчитал на прилавок купюры, не жалея.
— К одиннадцати комната будет готова, — сказал я. — Постарайтесь до вечера не спать.
— Не беспокойтесь. — Она усмехнулась впервые за весь разговор, коротко и криво. — Спать я уже почти разучилась. Ваша задача научить меня обратно.
Колокольчик проводил их обоих. Я смотрел через витрину, как Артем подсаживает ее в темный экипаж, как аккуратно закрывает дверцу.
Ужинали в тот вечер рано. Сема сварил кулеш с копченостями, и мы сидели вчетвером на кухне, за столом у окна, за которым в синих сумерках сеялся мелкий апрельский дождь. Азалию я выгонять на этот раз не стал. Все равно я не лягу спать, пока не закончу с баронессой, а она скорее всего уйдет, когда все закончится.
— Значит, так, — сказал я, когда миски опустели. — Сегодня у нас ночует клиентка. Баронесса. Так что, на всякий случай, вести себя прилично. Подобострастия я от вас не требую, разумеется, но отнеситесь к ситуации серьезно.

[Я рассказывала Асе днем, что это за клиентка, она передает, что цеермониться не собирается.]

«Передай обратно, что распугивать мне клиентов, даже невежливых, я не позволю».

[Она говорит, что распугивать не собирается, но припугнуть было бы неплохо. Я с ней согласна в данном случае. Сема, кстати, тоже. Вступился за меня горой.]

«Экие вы кровожадные ребята. Успокойтесь все трое. Ей и так непросто, кошмары больше месяца каждую ночь видеть. Посмотрел бы я на них, как они бы себя после такого вели».

[Передают, что постараются вести себя потише.]

Вот то-то.
Азалия, разумеется, не была против, так как сама до сих пор считала себя гостем Лавки.
* * *
Экипаж подъехал без пяти одиннадцать. Я услышал его раньше, чем увидел: в ночной тишине стук колес разносился далеко и оборвался ровно напротив крыльца. Я открыл дверь до того, как в нее постучали.
К ночи похолодало: когда я отворил дверь, снаружи дохнуло сырым холодом и запахом мокрой мостовой. У крыльца стоял темный экипаж, лошадь переступала, блестя мокрым крупом, кучер на облучке горбился под дождем.
Первым вошел Артем с сундуком. Следом поднялась по ступеням баронесса, в том же пальто, кутаясь в платок, и остановилась посреди зала.
Вечером зал выглядел иначе, чем днем: лампы горели вполсилы, полки уходили в теплый полумрак, и на стене справа от входа чуть заметно светилась красным картина танцовщицы. Лиза стояла в раме неподвижно и следила за гостьей одними глазами. Когда баронесса, оглядываясь, выпрямила и без того прямую спину, Лиза за ее плечом медленно выпрямила свою, копируя осанку.
— У вас тут теплее, чем кажется с улицы, — сказала баронесса. Прозвучало это у нее почти как обвинение.
— Сочту за комплимент, — улыбнулся я. — Прошу наверх.
Наверх баронесса поднялась быстро, придерживаясь за перила кончиками пальцев. Артем с кофром протиснулся следом. В коридоре она задержалась, оглядела ряд дверей.
— Что за этими?
— Комнаты моих работников, кабинет, библиотека. Ваша здесь.
Я открыл дверь в свою комнату. Она встретила нас ровным теплом и запахом свежего белья. Сема расстарался: кровать была перестелена гладко, как в лазарете.
Баронесса вошла, сняла перчатку и прошлась по комнате, трогая вещи кончиками пальцев. У зеркала над комодом она остановилась.
— Это зеркало.
— Это зеркало, — согласился я.
— В него видно голову в лучшем случае до плеч. Как, по-вашему, женщина должна приводить себя в порядок перед зеркалом размером с поднос?

[Я это зеркало тебе об голову разобью!]

«Тише, тише».
— У меня не отель, к сожалению, — сказал я. — И ночью, я надеюсь, оно вам не понадобится. Умывальня и ванная внизу.
— Внизу. — Баронесса прикрыла глаза, принимая этот удар судьбы. — Хорошо. Покажите.
Мы спустились. Внизу баронесса задержалась у прилавка: Хоня, вернувшийся на свой пост, следил за ней, повернув голову, и в дымчатых глазах его при свете ламп зажигались искры.
— Это Хоня, — сказал я. — Без спроса ему лучше руки не совать.
В ванной она тронула кран, потом край раковины. Душевая кабина с высокими бортами удостоилась долгого взгляда.
— Ванна мала, — вынесла она вердикт.
— Хорошо, что спать вам предстоит не тут, — сказал я с улыбкой.
Она повернулась ко мне, и на секунду мне показалось, что сейчас я услышу все, что она думает о доме, ванной и зеркале разом. Вместо этого она вдруг устало, совсем не величественно потерла пальцами висок.
— Вы правы, — сказала она. — Простите. Я цепляюсь, потому что боюсь идти в постель. Глупо в моем возрасте бояться кровати, но вот, извольте: боюсь.
— Ничего страшного, я понимаю, что можно стать раздражительным после недосыпа. Готовьтесь, потом идите наверх. Артем поможет вам устроиться, потом позовет меня. Я буду в мастерской, это рядом.
Она кивнула, я вышел и отправился к себе в мастерскую.

[А она не безнадежна. Зеркало я ей, так и быть, прощаю.]

Сема заглянул около половины двенадцатого.
— Не спится, — сказал он. — Чаю принести? Я поставил.
— Принеси. И себе налей, посиди.
Он принес две кружки, сел на табурет у горна и какое-то время молчал, грея ладони.
— Петр Алексеевич, а вот эти сны, — сказал он наконец. — Их же кто-то ей нарочно шлет, выходит?
— Выходит, так.
— Пять недель, каждую ночь. — Сема покачал головой. — Это как же надо человека не любить.
— Дойдем до конца нити, узнаем.

[Легла. Свечи погасила, ночник оставила. Лежит, глаза открыты. Артем сел в углу, видимо ждет отмашки за тобой идти.]

Через несколько минут в дверном проеме мастерской возник Артем. Он остановился на пороге, встретил мой взгляд и наклонил голову.
— Готова? — спросил я.
Артем кивнул.
— Иду. Сема, ложись. Если ночью соберемся наружу, я тебя подниму.
— Только свистните.
Наверху в комнате было полутемно и тепло. Баронесса лежала высоко на подушке, укрытая собственным одеялом и при моем появлении повернула голову.
— Объясняю порядок, — сказал я негромко. — Я сяду в этом углу и буду сидеть, пока вы спите. Это необходимо: мне нужно видеть нить в тот момент, когда начнется сон. Если мое присутствие вам мешает, я могу ждать за дверью, тогда Артем позовет меня при первых признаках кошмара, но мы потеряем время, а даже минута может стоить всего следа.
— Сидите. — Она сказала это без колебания. — Какое там мешает. Я третьи сутки без нормального сна. Приняв горизонтальное положение, я в итоге засну, даже если вы будете играть в этом углу на трубе. И еще. — Она помолчала. — Спокойной ночи у меня не выйдет, мы оба это знаем. Но все равно: спокойной ночи.
— Спокойной ночи, баронесса.
Она закрыла глаза. Я убавил ночник, сел в угол на приготовленный стул и приготовился ждать.
Свеча на столике оплывала неровно, с легким потрескиванием. Заснула баронесса уже на четвертой минуте. Я понял это по дыханию: оно выровнялось, углубилось, и жесткая складка у рта, которую она носила весь день, медленно разошлась. Во сне лицо у нее сделалось старше и проще, лицо уставшей немолодой женщины, и смотреть на него сделалось отчего-то неловко.
Артем сидел в своем углу прямо, положив руки на колени. Часы внизу пробили полночь. За окном, в щели между ставнями, сеялся дождь.
Часы внизу отбили половину первого, потом час. Дом стоял в той ночной тишине, которая в Лавке никогда не бывала мертвой: под ней, на самой границе слуха, шло ровное теплое гудение живого дома.
Артем за все это время переменил позу один раз, и то лишь затем, чтобы переложить руки с колен на подлокотники. Я начинал понимать, за что баронесса его держит.
Нить над изголовьем чуть заметно качнулась и снова замерла. Я поправил монокль, сложил руки на груди и приготовился к долгому ожиданию.
* * *
Часы внизу отбили два, и почти сразу дыхание баронессы сломалось.
Она вдохнула коротко, судорожно, как вдыхают перед прыжком в воду, и не выдохнула до конца. Я подался вперед на стуле. Два с лишним часа до этого она спала ровно, глубоко, отсыпаясь за трое суток разом, а теперь брови сошлись, губы дрогнули, и она отвела голову вбок. Пальцы поверх одеяла сжались, собирая ткань в комок. Артем в своем углу подобрался и посмотрел на меня.
Я поднял ладонь: ждать. Нити нужно было дать налиться. Артем опустился обратно на край стула и больше не отрывал от меня глаз, ожидая знака.
Нить над изголовьем оживала. Тонкий бледный волос утолщался, набирая изнутри тусклый ровный свет, и по нему, от стены к спящей, пошел ток: медленные волны, одна за другой.
С каждой волной баронесса вздрагивала. Она уже металась головой по подушке, губы шевелились, и вдруг она вскрикнула, невнятно, надорванно, одним горлом:
— Не смейте… я не…
Артем приподнялся. Я покачал головой и встал сам.
Нить уже была в палец толщиной, и светилась так, что я видел ее сквозь монокль во всех подробностях: витую внутреннюю структуру, ровный шаг волны. Входила она в спящую у основания шеи, чуть выше ключиц, и на моих глазах каждая волна, дойдя до конца, растекалась по ней бледной рябью, от плеч к вискам. По такой не то что мотылек, по такой слепой прошел бы, держась рукой.
Я обошел кровать и встал так, чтобы нить легла вдоль моего взгляда. Она уходила в стену под небольшим углом вниз и вправо, к югу и чуть к востоку, и на всем видимом через монокль отрезке не имела ни одного изгиба.
Вторая волна была хуже первой. Баронесса замотала головой, волосы разметались по подушке, и сквозь стиснутые зубы пошли слова, рваные, без начала:
— … не брала… слышите, я не… уберите его…
Артем стоял уже у изголовья, с полотенцем в руках, и смотрел на меня, не мигая. Ждать дальше было и незачем.
— Оставайтесь при ней, — сказал я Артему вполголоса. — Но не будите: сон должен идти, пока я не возьму след, иначе все зря.
Артем кивнул и пересел ближе к кровати, на самый край стула.
— Сколько это продлится? — спросил он. Голос был ровный, но полотенце он перекручивал в руках. — В прошлый раз она металась до четырех.
— Столько и продлится.
— Понял.
Одет я был в уличное, оставалось взять внизу пальто. Часы лежали в жилетном кармане, где им и полагалось. Сему будить не пришлось: когда я вышел в коридор, он уже стоял в дверях своей комнаты, в куртке и с шапкой в руке.
— Идем? — просто спросил он.
— Да, а лучше бежим.
Внизу я снял с крюка пальто и быстро завязал ботинки.
Мотылек сидел на своей полке, сложив крылья, тускло отблескивая в темноте. Я подставил ладонь, и он перелетел на нее сам, перебирая тонкими лапками.
При свете лампы я осмотрел его. Крылья развернулись и сложились чисто, без заеданий, усики ходили свободно. Заряда в нем стояло чуть больше половины, но на ночь этого хватило бы с запасом.
У входной двери нас ждал Хоня. Он сидел на нижней ступеньке лестницы, обернув лапы хвостом, и всем видом выражал готовность.
— Нет, — сказал я. — Ты остаешься. В доме гости, дом сторожить надо.
Хоня подумал, признал довод весомым и перетек с лестницы на прилавок, на свой пост: уселся мордой к двери, поджал лапы.
Мы выскочили на улицу и Лавка через их с мотыльком линию связи показала ему нить, выходящую из стены второго этажа. Мотылек развернул крылья, качнул усиками раз, другой, поймал ток. Крылья дрогнули и он устремился вперед.

[Взял. Чисто взял, милый. Идите.]

Небо к этому часу расчистилось, показались звёзды, мокрая после дождя набережная отблескивала под фонарями, и шаги по ней в ночной тишине казались громче всего города.
Мотылек летел вперед в двух метрах над мостовой. Крылья его в свете фонаря отливали старой бронзой. Нить я больше не видел, но был уверен, что он идет четко по ней.
За мостом мотылек взял правее, срезал угол через безлюдную площадь и повел нас прочь от набережной, в глубину города. Пошли улицы центра: конторы с темными окнами и зеркальные витрины, помутневшие от ночной сырости.
Вывески, которые днем кричали, зазывая клиентов, ночью висели молча, отяжелевшие от дождя. Один раз навстречу попался ночной обход: двое стражников с поднятыми воротниками шинелей прошли мимо, оглядев нас без особого интереса. Приличный господин с работником, идущие по своим делам, ночным патрулям в этом городе были не в диковину.
На повороте у водоразборной будки мотылек ушел вперед сильнее обычного и пропал: улица дальше загибалась, а фонарь на углу не горел. Мы встали.
— Упустили, — сказал Сема шепотом.
— Не упустили. Он вернется.
Мотылек вернулся через полминуты, вынырнув из темноты низко, над самой грязью, покружил над нами и снова ушел вперед.
Шли мы быстро, почти не разговаривая. Центр побыл и кончился незаметно: дома пошли ниже, в два этажа, потом в один, штукатурка на фасадах облупилась до кирпича, вместо витрин потянулись глухие заборы с калитками.
Фонарей стало меньше, и горели они здесь тусклее. Пахло печным дымом, а от углов, где в кучи у заборов сваливали помои, тянуло кислым. В одном окне на всю улицу горел свет: кабак, из-за двери глухо доносился одинокий пьяный голос, тянувший какую-то заунывную песню.

[Милый, а ведь мы с тобой в этих краях ни разу не были. Сто с лишним лет стою, а до сюда дела не доходили.]

«И не удивительно. Клиентов тут у нас нет».
Где-то за заборами взлаивали и умолкали собаки. Мостовая кончилась: под ногами пошла грязь, истоптанная за день в кашу, и колдобины держали дождевую воду, тускло отблескивая в редких огнях.
Мотылек летел все так же ровно, не петляя, след был явно четкий и ясный. На перекрестках, где улица уводила нас в сторону, он останавливался и чуть кружил на месте, невысоко, терпеливо, пока мы не нагоняли.
— Далеко забрались, — сказал Сема. — Это ж какой конец города. Тут вроде и нет ничего, склады одни.
— Сейчас узнаем.
Мотылек свернул в последний раз, и улица, кривая и узкая, вдруг раздалась и уперлась в стену.
Стена была высокая, метров пять, старой кирпичной кладки, побеленная понизу и черная поверху от копоти и лет. По гребню ее, влажно поблескивая, торчали вмурованные осколки стекла: старый прием, дешевле кованых пик и злее их.
Она тянулась вправо и влево, насколько хватало глаз в ночном свете, и над ней, в глубине, поднимался тяжелый корпус здания: три этажа маленьких окон, и в каждом окне, даже отсюда, читался частый переплет решетки.
Над воротами, окованными железом, горел под жестяным козырьком одинокий фонарь, и в его свете виднелась караульная будка и вывеска, которую можно было не читать.
Городская тюрьма. Прямо как в кошмарах баронессы.

От авторов:
Дорогие читатели, пятая книга подошла к концу. Делитесь впечатлениями в комментариях — что больше всего понравилось в этом томе?
Продолжение уже выложено здесь:


https://author.today/reader/626813/6000164

Nota bene

Книга предоставлена Цокольным этажом, где можно скачать и другие книги.
Сайт заблокирован в России, поэтому доступ к сайту, например, через Amnezia VPN: -15% на Premium, но также есть Free.
Еще у нас есть:
1. Почта b@searchfloor.org — получите зеркало или отправьте в теме письма название книги, автора, серию или ссылку, чтобы найти ее.
2. Telegram-бот, для которого нужно: 1) создать группу, 2) добавить в нее бота по ссылке и 3) сделать его админом с правом на «Анонимность».
* * *
Если вам понравилась книга, наградите автора лайком и донатом:
Хозяин Волшебной Лавки. Том 5
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